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Аннотация
Пекло. Горячее дыхание степей обволакивает древние города Средней Азии. Ароматы спелой айвы перешибает пороховая гарь южного фронтира. Здесь, в Туркестане, в едином котле переплавляются азиатские, русские, европейские души. Судьбы ссыльного поляка и русского поручика сплетаются в замысловатый узор. Им предстоит пройти путь дружбы и вражды, верности и предательства, чтобы остаться в живых и вернуться. К той, чьё сердце они оба считают своим.
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Светлой памяти моего отца.
Рядом с ним для меня когда-то начались первые путешествия в историю. В романах, рассказах и кино, наполненных непонятными словами, запутанными сюжетами и непроизносимыми именами, он помогал мне разглядеть целые миры.



Часть 1. Ссыльный

Происходящее казалось чудны́м и непостижимым до нелепости. Из дыр, что зияли в стенах вместо окон, помимо нагло-громкого тарабарского шума толпы доносились крики азанчи[1], призывавшего последователей Магомета к молитве. А внутри глиняной сакли, отличавшейся от тысяч других разве что бо́льшими размерами, батюшка совершал водосвятный молебен.
У отверстий, как будто по случайности оставленных в стенах неумелыми строителями, не было точных форм: одно было почти круглое, другое имело подобие углов, третье походило на след не то пушечного ядра, а не то удара молнии с небес. Сам дом, его стены и крыша были так раскалены яростным азиатским солнцем, что люди внутри словно варились в закрытом котле. И даже запах ладана от кадила не мог отогнать у присутствующих мыслей о преисподней.
В одну из дыр, которые местные упорно называли окнами, Ян Крашевский разглядел голубоватый купол, увенчанный раскалённым, янтарного цвета полумесяцем. А внутри, будто вступая с ним в спор, блеснул массивный серебряный крест на чёрной рясе священника.
Всё вокруг: эта убогая хижина, гвалт, доносящийся из окон, вонь человеческих тел, струи пота, стекающего по мерзкой корке грязи на теле — словно стремилось помешать богослужению. Наверное, в подобных же условиях проповедовал апостол Пётр в какой-нибудь древней Антиохии Сирийской, очищая сердца язычников и неся им дары Святого Духа.
Чушь, конечно, но именно эта история пришла шляхтичу на ум.
Батюшка, больше похожий на плутоватого деревенского мужика, погрузил троекратно крест в чашу с водой. Собравшиеся запели молитвы.
Тут только Крашевский припомнил, что нынче, первого мая, у него именины, сиречь день ангела, в честь которого он был назван. Покойный дед часто рассказывал мальчику о святом Иоанне — исповеднике или мученике — да только Ян давным-давно эти познания похоронил как ненужные, даже невежественные по его представлениям, и присыпал изрядным слоем новых жизненных впечатлений.
Не сдержавшись, безбожник усмехнулся краешком губ и подумал, что небесного своего покровителя, хоть и невольно, а помянул: в храм, если так можно назвать эту жалкую мазанку, заглянул, — так что святой Иоанн просто обязан ходатайствовать перед Богом о спасении души своего протеже.
Чтобы как-то скрыть неподобающие чувства, он оправил плотно облегающий сюртук и позёрски стряхнул несуществующую пылинку.
Из мебели вокруг он видел только скамьи да несколько табуретов. Помещение было по местному обычаю устлано коврами, и, казалось, из-за этого духота и зной делались нестерпимыми. В углу комнаты соорудили нечто вроде иконостаса с образа́ми Иисуса Христа и Богородицы, так что расстояние между алтарём и молящимися было ничтожно: толпа буквально запрудила комнатёнку, облепила стены, люди набились в эту молельню, как сельди в бочку.
Священник отец Андрей, с неаккуратной бородой, похожей на метлу, совершил малый чин освящения воды. Крашевский по-мальчишески вытянул шею, заглянул в чашу и убедился, что мутная вода от сих приёмов прозрачней не стала.
Из-за спины священника шагнули вперёд несколько калек из нижних чинов, кто с одним костылём, кто с двумя, кто с перебинтованной башкой, а кто с животом, обтянутым повязкой, точно корсетом, и нудно затянули псалмы. А снаружи неуступчиво, упрямо надрывались нараспев сотни глоток: «Аллах акбар, Аллах акбар!..»
Перед тем как закрыть глаза и предаться грёзам, Ян не преминул бросить взгляд на милый сердцу образ. Она стояла поодаль и светилась, будто ангел небесный, а вокруг неё, как и бывает с небожителями, образовалась почтительная пустота, выделявшая её ещё больше. Широкий кринолин под платьем не давал окружающим стеснить её свободу, бледная ручка сжимала веер, а вуаль на элегантной шляпке прикрывала лицо. Крашевскому только и требовалось — видеть её силуэт, чтобы воссоздать в мечтах всё обличье: точёную фигуру, вздымавшуюся грудь, плечи, целомудренно покрытые кружевной косынкой-фишю[2].
Небесное это создание было не от мира сего, и к этой жалкой мазанке, заполненной пара́ми едкого мужского пота, принадлежало лишь постольку, поскольку Господь Бог наказал ему спуститься на землю и озарять своей улыбкой души тысяч местных обитателей, а Крашевского — погубить.
Она была сиянием света, напоминавшим всем, что и здесь, в этой первобытной глуши, возможен проблеск европейской культуры, утончённый досуг и светская жизнь. Она не давала офицерам, штатским чиновникам и мало-мальски образованным мещанам погрузиться во мрак невежества и солдатской грубости. А для Крашевского она стала вспышкой, подобной разрыву фейерверка, и подарила ему надежду на счастье в то время, когда пламя его сердца едва не угасло.
Крашевский думал о мезальянсе. Думал о её дяде, начальнике населения[3], который уже практически спровадил его в такие далёкие пустыни, перед которыми даже этот пыльный город казался столпом культуры. Подумал и об изменчивости дружбы, бросив мимолётный взгляд на своего приятеля, поручика Кирсанова, который чересчур сосредоточенно молился, явно избегая скрестить со шляхтичем взор. Думал обо всех обстоятельствах, которые вынудили его, Крашевского, отправиться на войну.
Отец Андрей строго осмотрел свою паству и, как будто догадавшись об отвлечённых мыслях поляка, задержал на нём взгляд, так что Крашевский ощутил себя лишним на этом таинстве, как лишней среди неряшливых мужчин казалась она и как все они были лишними в этом мусульманском городе.
Под пение тропаря Крашевский прикрыл глаза и погрузился в воспоминания о последних событиях своей жизни, которые привели его в загадочную азиатскую страну. О том, по каким мудрёным жизненным тропам провела его судьба, чтобы он смог мельком увидеть своё счастье, и какие преграды ему предстоит преодолеть, чтобы он сумел это счастье ухватить, ведь оно по-прежнему представало таким же далёким, как престол Господень для грешника.
* * *
Туркестан! Сколько отчаянных голов притягивал этот новый край! Самые неугомонные люди империи стремились попасть туда: предприимчивые купцы и расчётливые промышленники, неустрашимые исследователи, амбициозные офицеры… Однако этот край был также пристанищем для отчаявшихся. Проигравшиеся, разорённые, разочаровавшиеся в жизни — отщепенцы самого разного сорта стремились в эти знойные южные области, чтобы начать тут новую жизнь. Сюда ехали за повышенным жалованьем, за подвигами, за чинами и победами. Каждый надеялся получить ещё одну возможность бросить кости на доску судьбы, дабы вернуться обратно с триумфом, быть принятым при дворе, повесить на грудь боевую награду. Или скрыться на время от глаз беспощадного закона, с которым по каким-то причинам оказался не в ладах.
Попал в этот край и дворянин Подольской губернии, бывший помещик Ян Крашевский. Только, в отличие от многих, не по своему желанию. Чужая воля диктовала ему начинать новую жизнь в азиатском захолустье, не имея ничего за душой.
Крашевский не успел принять участие в польском восстании[4]. Мятеж прошёл мимо его губернии, но, когда остатки войск Эдмунда Ружицкого были разбиты и рассеяны под Мирополем, шляхтич дал кров нескольким повстанцам, приходившимся ему дальними родичами. Так он стал соучастником бунта и в том же году вместе с укрываемыми был арестован.
Царский указ заменил смертную казнь на десятилетнюю ссылку, однако земли и имущество Крашевского были конфискованы — в качестве штрафа за соучастие в мятеже.
Крашевский был свидетелем того, как сосланные вместе с ним на Южный Урал поляки и литвины — такие же мелкие помещики, как и он, обладавшие поразительным в их стеснённых условиях чувством шляхетской гордости, — постепенно опускались. Их врождённый гонор не вызывал сочувствия даже у людей их круга в запрятанном глубоко в брюхо империи городе Оренбурге. Не имея никаких средств к существованию, но при этом отказываясь поступать на службу к государю-захватчику, иные дворяне предпочитали наниматься приказчиками, управляющими, перебивались подёнщиной, а то и просто пухли с голоду и жили подачками своих соотечественников — тех, кому было позволено взять с собой хоть какое-то личное имущество. Последние поначалу жили на широкую ногу, поигрывали в карты, захаживали в местные клубы, посещали светские рауты и балы.
Среди них был и пан Крашевский, сумевший вывезти из своего имения немного золотишка.
И вот на одном из благородных собраний с картами и рулеткой троюродному брату Крашевского, завзятому мятежнику и поборнику восстановления Речи Посполитой, попался на глаза русский офицер, который не без гордости носил на груди бронзовую медаль с надписью: «За усмирение Польского мятежа». Надо ли говорить, как вспыхнул боевитый шляхетский дух, как благородные панские сердца воспылали яростью к действительному майору, проливавшему кровь их соотечественников! За словесной перепалкой последовал вызов на дуэль, и Крашевский сделался секундантом своего родича.
Всё бы ничего, обыкновенное дело, да только рана, нанесённая майору выстрелом, через некоторое время загноилась, и он скончался. Тут уж брат Крашевского, его последний друг в этом далёком краю и истинный польский патриот, не избежал виселицы, а Яна — благодаря заступничеству престарелого князя, у которого он нанялся репетиторствовать незадолго до происшествия, — выслали на дальние южные рубежи, видимо, в надежде, что там он и сгинет с лица земли.
* * *
За предшествующие два года отважный генерал Черняев сумел присоединить к владениям российского государя столько земель, сколькими империя не прирастала со времён освоения Сибири. Именно в это время в Туркестанский край прибыл ссыльный польский шляхтич Ян Крашевский.
Если до сих пор он сохранял хотя бы подобие дворянского достоинства, то трёхнедельное путешествие по однообразным степным дорогам на телеге, гружённой двумя семьями воронежских мужиков-переселенцев, выбило эту блажь из его головы. Теперь некогда франтоватый шляхтич носил потрёпанный, выцветший фрак и длиннополую поярковую шляпу, в кармане одиноко похрустывала двадцатирублёвая ассигнация, а в сундучке с личными вещами прело от степной жары сменное бельё и желтело рекомендательное письмо, которым его милостиво снабдил старый князь. Но, несмотря на тяжесть пути, Крашевский старался не унывать.
Станции представляли собой не более чем скопище полуземлянок-полумазанок, где проживали ямщики и обслуга из местных киргизят. Иногда в степи Ян наблюдал кочёвки киргизов, их кибиточные аулы, многотысячные стада баранов и табуны коней, за которыми присматривали некрасивые джигиты с искривлёнными спинами.
Чувствуя, что тупеет от жары и однообразия, поляк иногда мечтал, чтобы на их повозку напали местные головорезы: тогда он смог бы насладиться зрелищем, как двое казаков отразят сие предприятие или будут порублены в куски.
Нехитрый казачий конвой как бы придавал Крашевскому важности, хотя эти двое ещё в Оренбурге были приставлены для охраны, помимо его персоны, и почтового возка, что ехал чуть впереди. Впрочем, сами казаки утверждали, что нападение невозможно. Они преспокойно разговаривали с киргизами, которые выходили из каждого аула встречать почтовую кавалькаду, на их языке, шутили и пересмеивались, будто родичи или добрые соседи.
— То ли дело впереди, пан хороший! — болтал казак со скуки. — Там, куды вы путь держать изволите, такие негодники бродят, что не токмо за лошадёнкой догляд нужен, а и за головой. Вра-а-аз сымут, кровопийцы! Так уж вы поостерегитесь.
— Ты не переживай, борода, — ответил Крашевский. — Чай, не барышню стережёшь. Будь у меня под рукою сабелька, я бы тебе показал пару выпадов.
— Ой ли? — заинтересовался добродушный уралец.
— Дык ведь это… Не положено… Ссыльный ведь… — почесал под папахой второй казак.
— И чего, и джигитовать могёшь?
— А ты думал, любезный, за что меня к чёрту за пазуху упрятали? За то, что я княжескую дочурку соблазнил, а? — пошутил Крашевский, чем вызвал хихиканье крестьянок и замешательство их мужей.
— Можа, и обольстил, я того не ведаю, — хмыкнул казак. — Вона ты и персты не так складываешь, когда крестным знамением себя осеняешь. Ишь, лукавец! Небось, старовер?
— Еретик, — подмигнул Ян, но и на сей раз не сумел смутить казака.
— То-то! Никакая вещь перед царём-батюшкой не утаится. Вот тебя и сослали сюды, грешного.
— Да ну тебя! — отмахнулся раздосадованный Крашевский, впрочем, не без смеха. — Башка у тебя чугунная.
— Энто известно. Прошлого году под Чикменем меня по головушке-то чокпаром[5] и убаюкали. Как душеньку не вышибло — диву даюсь. Батюшка наш, отец Андрей, бает, что это Господь уберёг меня, потому как на Воздвижение сие стряслось. А токмо с того времени я туточки, на тракте, службу несу. Отвоевался.
В повозке заплакало крестьянское дитя.
Казак улыбнулся сквозь нечёсаные усищи и затянул:
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползёт на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закалён в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю…[6]


Наконец достигли Арала и дальше двинулись вдоль полноводной реки Сырдарьи. Поочерёдно миновали несколько безымянных русских укреплений, а за ними лежал форт Перовский и священный Туркестан.
Появилась тревожность. Коменданты крепостей, к которым неизбежно заглядывал Крашевский, дабы отметиться и оставить часть почты с газетами, в свою очередь делились с ним новостями, или хабаром, как здесь называли любые известия, слухи или байки.
В Туркестане комендант пригласил Крашевского отужинать с ним и, угостив шляхтича местной дичью, добытой отставными солдатиками-переселенцами, рассказывал о последних событиях.
— Как же не слышали? По всему видно, назревает новая война. Эмир-то бухарский сильно шалит. Посольство наше задержал и, поговаривают, того… — комендант провёл указательным пальцем поперёк шеи, свесил язык набок и, изображая затягивание петли, подёргал кулаком поверх головы.
— Что за варварство! — приподнял бровь Крашевский.
Даже ему, у которого не было причин радоваться успехам русской дипломатии, подобное нарушение норм казалось дикостью.
— Так вы, господин Крашевский, недавно из Европы. Там сие и правда считают варварством, а здесь это в порядке вещей.
— Это достоверно известно?
— А то как же! Эмир, говорят, войско собрал да двинул его на Ташкент. Вот в какое дьявольское пекло вас ехать угораздило. Но что поделаешь, вы человек подневольный, — комендант оглядел собеседника и, несмотря на поношенную штатскую одежду, намётанным глазом определил в нём человека, не чуждого военному делу. — Сами-то не желаете послужить государю и Отечеству? Добрым офицерам у нас всегда местечко найдётся. Ежели проявите себя — чин получите, а там, глядишь, и смягчат приговор. Домой отпустят.
Комендант глядел на Крашевского из-под бровей, будто оценивая, но при этом чувствовался в его взгляде намёк на отеческую заботу. Именно потому, что не ожидал от него ничего худого, Ян ответил прямолинейно:
— Служить государю-захватчику для польского шляхтича всё равно что преподнести дьяволу душу на блюдце. Уж простите мою откровенность, пан комендант, но я предпочту побираться возле басурманских святынь вместе со здешними курильщиками гашиша, чем надеть мундир…
— Не наговорите лишнего! — жёстко прервал комендант, хотя в глазах его по-прежнему, помимо твёрдости, читалось участие. — Не вам судить о мундире русского офицера. Вы — мой гость, а потому прошу вас отведать здешних сладостей. Это жаренное по степному рецепту тесто — баурсаки. Ночевать оставайтесь у меня. Как видите, я проживаю один, вы меня не стесните… А наутро извольте убираться вон.
Крашевский даже удивился. Он не ожидал от коменданта захолустной крепостцы, явного неудачника, который ещё утром с жадностью изучал оренбургские газеты полугодичной давности будто Святое Писание, — такого благородства. Откуда ему было знать, что сидевшему перед ним офицеру доводилось участвовать в делах, о которых он мог читывать разве что в рыцарских романах, и бывать в настолько блистательном обществе, что взревновала бы вся польская магнатерия[7].
Больше десяти лет назад в Крыму этот потрёпанный на вид человек вместе с несколькими солдатами сдерживал натиск целого полка французского генерала Пелисье, пока не кончился боеприпас. Они готовы были броситься в штыки и умереть на развалинах изуродованной башни Малахова кургана, но тяжёлая контузия повлекла за собой неизбежный, но престижный плен. Севастополь пал, Пелисье был произведён в маршалы и наделён титулом герцога Малаховского, а пленному русскому подпоручику, которого генерал поставил в пример своим людям, был пожалован орден Почётного Легиона. Но и этот заслуженный венец не стал апогеем его истории в плену. Русский офицер отказался от ордена, пожалованного самим императором Наполеоном, чем и обрёк себя на немилость до возвращения домой, в Россию.
Шляхтичу осталось испить чашу унижения до дна, оставшись в доме коменданта и не перекинувшись с ним более ни словом. Он отведал степного лакомства, не отказался от чарки молдавской кислятины, почитавшейся здесь за деликатес, и, кивнув на прощание, отправился спать. Это были тяжёлые часы для вспыльчивого и прямодушного поляка.
Теперь так будет постоянно, с горечью думал Крашевский. Он не смел ни с кем открыто поссориться, не мог проявлять свою спесь, и даже в праве защищать свою дворянскую честь ему было отказано: его лишили права носить оружие. Всё, что он мог, — это подраться на кулаках в какой-нибудь местной харчевне, будто развязный мужик.
Он усмехнулся было такой мысли, но уже на следующей остановке, в городе Чимкенте, где его конвоир-казак год назад получил ранение в голову, был вынужден задуматься об этом всерьёз.
Ему уже осточертели однообразные азиатские виды, так что он даже не пошёл осматривать местные достопримечательности: басурманские святыни, могилы каких-то деятелей древности — и даже не посетил домик местного коменданта, где мог бы поужинать и с удобством расположиться на ночлег.
Вместо этого Крашевский решил кутнуть на постоялом дворе и даже, если получится, пропить все деньги.
Он сел за единственный столик, видно, поставленный специально для русских, заказал еду и стал ждать.
— А! — рявкнули где-то позади него.
Грохот раскатился по всей маленькой мазанке с тремя стенами и навесом из тростника. Даже дородный, с выпуклым брюхом повар весь всколыхнулся, а Крашевский — тот едва не подпрыгнул на стуле.
— А! — повторили уже менее грозно. — Из Оренбурга?
Ян понял, что обращаются к нему, и обернулся.
Перед ним стоял усатый мужчина примерно одних с ним лет, в гусарском доломане, небрежно расстёгнутом и довольно пыльном. Высокие кавалерийские сапоги были надеты поверх чёрных чакчир[8], а под рукой у хамоватого господина красовался кивер с огромной кокардой.
— Оттуда, — спокойно подтвердил поляк.
— А! — в третий раз рявкнул гусар и щелчком пальцев поторопил повара-туземца.
На дотоле нерасторопного, если не сказать ленивого сарта[9] щелчок подействовал почти магически.
— Виноградной! Честь имею, корнет… Хм… То бишь бывший корнет Александрийского гусарского полка, а ныне пехотный поручик Иван Кирсанов.
— Извольте… — Крашевский представился и указал на стульчик рядом, впрочем, запоздало.
Кирсанов сел, не дождавшись разрешения.
Повар подал наконец водку и закуски, которые корнету, а точнее поручику, приносили без предварительного заказа.
— Тёзка! Ну-с, тогда будем на «ты», — сказал поручик с обезоруживающей улыбкой. — Не возражаешь?
— Что ж, если манеры ваши допускают подобное обращение, то я буду с вами на «ты», — ответил Крашевский и улыбнулся не менее приветливо.
От Кирсанова разило так, будто он с головой окунулся в бочонок спирта, и шляхтич решил не искать с ним ссоры, ибо сегодня намеревался довести себя до ещё более скотского состояния.
— Твоё здоровье!
Крашевский налил полные стаканы, и новые знакомые выпили.
— Куда путь держишь, любезный? — спросил поляк.
— Думаю сделать остановку в Ташкенте, а потом — в войска. Слыхал новости? Говорят, эмир собрал у своего стремени несметное войско и решил снова попытать удачи. Ну даёт, не находишь, милостивый пан? И чего ему не сидится в своём гареме, а? Будь я на его месте, ей-богу, совершал бы визиты в это дивное место каждодневно. Едва ли мне было бы до войны и каких-то походов!
— Вижу, здесь все дороги ведут в Ташкент.
— А то как же! Говорят, на тысячу вёрст вокруг только там можно отыскать бутылочку шампанского. Ну как, условились, что у нас с тобой всё по-простому, без церемоний?
— Будь по-твоему, пан поручик.
— А дабы закрепить наш уговор — наливай!
И Кирсанов сам налил два полных стакана, опустошив штоф на три четверти.
— Начинай, запевай песню полковую! Наливай, выпивай чару круговую! Твоё здоровье!
Крашевский, дабы не упасть в глазах своего нового знакомца, выпил до дна. «Что за человек — чистый порох! — думал шляхтич. — Пых и взорвал всё вокруг!» Ладно, такая компания ему и требовалась, чтобы напиться до беспамятства.
После новоиспечённые приятели долго бродили по ночному городку, распевали песни, балагурили, чем немало потревожили покой местных жителей. Но им было всё равно. Крашевский выучил несколько похабных песен, наслушался историй о подвигах «чёрных гусар», как именовали себя александрийцы, и поклялся завтра же отпустить усы. Кирсанов, в свою очередь, несколько раз высказал сожаление, что не имел удовольствия участвовать в Польском восстании — причём на стороне мятежников, — ибо честь не позволяла ему изменить присяге.
Наутро, помимо жуткой головной боли и сухости во рту, напоминавшей о здешних соляных степях, испещрённых трещинами, Крашевский обнаружил хозяина постоялого двора, нависшего над ним, будто кречет. Тот настырно теребил ссыльного, тараторил что-то и, похоже, ругался. Спросонья Крашевский даже не успел возмутиться таким вторжением в его комнату, а только оделся и последовал за хозяином.
Тот предъявил ему какой-то поистине невозможный счёт, где значилась сумма за ночлег в двух комнатах, обильный ужин и водку, а также за четыре пучка клевера и ведро ячменя. Повозка, на которой ехал Крашевский, была пристроена на чимкентской станции, так что он, борясь с похмельем, даже спросил себя, уж не заказывал ли он конский корм только ради пьяной потехи. Он был также наслышан о всяких хитростях, применяемых туземцами по отношению к любому человеку европейской внешности, и заподозрил хозяина в мошенничестве. Несмотря на мучительное похмелье, Ян был готов чем-нибудь размозжить обритую голову настырного сарта.
Но тут на узкой улочке показалась его повозка, знакомые лица переселенцев и казаки.
На сей раз, помимо двух конвойных, рядом с повозкой гарцевал на откормленном, мускулистом карачаевце светло-гнедой масти поручик Иван Кирсанов.
— Вы уже рассчитались с нашим добрым хозяином, мой друг? — спросил он и, не дав поляку вымолвить и слова возмущения, добавил: — Скорей же, скорей! До Ташкента добрых сто пятьдесят вёрст. Поедем вместе, пан разлюбезный!
Крашевский наконец сообразил, что поручик пировал за его счёт, а потом устроился на ночлег сам и коня своего пристроил на том же постоялом дворе. Забавно, но то, что Кирсанов поучаствовал в растрате денег, которые Ян прежде полагал растянуть на месяц, и то, как спокойно он в этом сознавался, выдавали в нём человека, не чуждого дворянскому шику.
Так началось их знакомство.
В пути Кирсанов рассказывал разные байки и весьма нелестно отзывался о боевых качествах орд азиатских владык. Впрочем, малочисленность русских войск в регионе также его смущала.
— По сию пору у нас имелся один враг — кокандский хан. Но тут и эмир Бухары вздумал рассориться с нашим бравым генералом Черняевым. Каждый из этих царьков может выставить до пятидесяти тысяч конницы.
— Вот как! — не переставал удивляться Крашевский.
Присутствие Кирсанова и его рассказы о происходящем в Азии развлекали Яна, хотя он и не всегда верил байкам бывшего гусара.
— Ещё бы! Вот тебе крест, дружище! В Ташкенте больше ста тысяч душ да гарнизон стоял тысяч в десять. А его высокоблагородие генерал Черняев сумел забрать этот город с двумя тысячами наших, да ещё двумя — киргизской союзной конницы. Каково? Русский воин привык не считать, а бить врага!
— Полно, любезный. Не верю.
— Да и Бог с тобой, милостивый пан, это и не важно. Говорят, будто подвинули нашего нового Искандера[10], — продолжал Кирсанов, имея в виду Александра Григорьевича Черняева. — Так что мы поступим в распоряжение нового генерала, прибывшего сюда за орденами, сохрани его Царица Небесная. Говорят, нижние чины и обер-офицеры здесь — люди доблестные. Куда пошлют — туда и идут, а не пошлют — так сами берут! Ха! Вот это мне по душе! Развернёмся здесь, Ян, ух развернёмся!
Накануне, когда поручик объявил себя сочувствующим национальному движению Польши, Крашевский, дабы не остаться в долгу, с пьяной головы пообещал поступить на службу в русские войска. Это были пустые слова двух гуляк, но наутро, как ни пытался Крашевский возмутиться своим же поведением или неосторожными словами попутчика, это ему не удавалось. Он был рад встретить в этой глуши человека одного с ним круга — дворянина, хоть и русского офицера.
— Скажи, а как так вышло, что тебя попёрли из гусар?
Кирсанов бросил на поляка уничтожающий взгляд, и тот не замедлил полыхнуть глазами в ответ. Но поручик удовлетворился этим немым поединком и захохотал.
— А, старая история! Засиделся, знаешь ли, в тылах! После Крымской для нас никакого дела не было, сидели куковали под Петербургом. Разве что на парады выезжали. В общем, надоела мне эта мишура, вот я и попросил великого князя о переводе…
— Очаровательно! Стало быть, ты знаком с цесаревичем? — не без издёвки спросил Крашевский.
Он был уверен, что гусар немало гордится знакомством с наследником престола, и оказался прав.
— Был вхож, как же… Да только их императорское высочество изволили на меня разгневаться, ведь я намеревался покинуть столицу и лишить их моего общества. Вот и сослали меня в самую глушь, отлучили от своих милостей. Ей-богу, не вру!
Простота и открытость Кирсанова подкупали. Одно слово — гусар. Крашевский без всякой злости тихо посмеивался над распетушившимся поручиком. А когда Ян вынул последние несколько монет, которые хозяин постоялого двора оставил ему в виде сдачи, и попросил Кирсанова на ближайшей станции отправить казака за шкаликом водки, дружба двоих спутников скрепилась ещё пуще.
* * *
Вскоре прибыли в город, который должен стать местом ссылки Крашевского и его домом на долгие годы.
Такого многолюдства Ян не припоминал даже на оренбургских ярмарках. Сарты, киргизы, таджики, персы, китайцы и, конечно, русские населяли этот дивный муравейник. Редкие монументальные здания, сплошь религиозного назначения, высотой превосходили столетние чинары; всюду раскинулись плодовые сады, слышалось журчание арыков, доставлявших воду в это зелёное великолепие. В переулках местные подростки нещадно лупили мятежных ишаков, а посреди улицы почтенный сарт в шёлковом халате пытался словом урезонить своего верблюда, загородившего проезд веренице повозок.
За обломками старой крепостной стены стучали топоры, слышалась русская брань — в слободке строили казармы. Несколько солдат в белых полотняных косоворотках несли в ту сторону свежеобтёсанный деревянный крест высотой с двухэтажный дом.
Крашевский соскочил с повозки и, даже не подумав попрощаться ни с кем из крестьян-попутчиков, в обществе которых он провёл почти целый месяц, пошёл за конвойным казаком в штаб.
— Кто таков? — спросил его фельдфебель с испитым лицом.
Вокруг царила неразбериха. В дом то и дело вбегали нижние чины, кричали, хватали что-то и выбегали вон. А фельдфебель, хоть взгляд его неспокойно прыгал по сторонам, сидел на стульчике перед регистраторским столом расслабленно, как будто только что, опохмеляясь, опрокинул в себя шкалик.
— Дворянин Каменец-Подольской губернии Ян Крашевский. Ссыльный, — ответил поляк.
Унтер-офицер заинтересовался. После короткого усилия взгляд его сосредоточился в одном направлении. Он оглядел пришельца, как бы оценивая, что за птица перед ним.
— Ссыльный? За какие ж такие грехи вас сослали в наш райский уголок?
Теперь Ян оглядел фельдфебеля с интересом. Он стоял перед столиком и смотрел на унтер-офицера сверху вниз. Посреди царящей суматохи только они двое сохраняли спокойствие. Крашевский решил ответить.
— Что ж, любезный, если это вас интересует — извольте. Сослан я за посильное участие в освободительном движении Речи Посполитой.
Ни гонор, с каким поляк произнёс эти слова, ни его гордо выпрямленная спина, ни высокомерно задранный подбородок ничего не сказали унтер-офицеру. Кроме того, Крашевский сам ещё не осознавал, как мало он теперь походит на утончённого бледнокожего аристократа, которым привык быть.
— Тю! — произнёс фельдфебель. Но тут же поинтересовался искренне: — И как, освободили?
Рука поляка привычно потянулась к поясу, где давно не было оружия. Марать же руки о какого-то мужика, пусть и унтер-офицера российской армии, стало бы для пана ещё бо́льшим бесславием, чем промолчать. Ценой больших усилий он подавил желание обрушить стол на голову фельдфебеля, при этом с горечью отметив, что дух его стал привыкать к подобным унижениям.
— Боюсь, приятель, если бы моя славная отчизна подняла свои знамёна, ты бы сейчас не так наслаждался жизнью.
— Хм, и то верно, — спокойно согласился фельдфебель. — Туточки потеплее будет, нежели в твоём Подольске.
Крашевскому оставалось только похвалить себя за сдержанность, ибо он вдруг осознал, что перед ним сидит чистой воды идиот.
— Так вот, любезный, для начала укажи-ка мне, где найти начальника населения. Мне нужно квартироваться, — сказал Крашевский.
— Его благородие Саблина? Этого никак не можно, пан… Как вас там? — тут фельдфебель расхохотался. Ему так понравилась случайная рифма, что он обернулся в поисках благодарной публики.
Крашевский дождался, пока этот кретин отсмеётся.
— Бумаги-то у вас имеются? — наконец вернулся к делу унтер-офицер.
— У меня имеется назначение на жительство, которое я должен показать пану Саблину. Но для начала…
— Тю! Что у вас там, в этой Речи, как бишь её… Соплитой?.. ничегошеньки не ведают? Здесь война, пан как вас там! Войска наши убыли воевать эмира, и, упаси Господь, говорят, их там изрядно потрепали. Сарты разносят слух, будто бы и вовсе разбили наши войска… Вот его благородие Саблин и убыл в разъезд по окрестностям, дабы толки сии развеять. Посему вам лучше поискать нашего батюшку — отца Андрея.
— Кого? Попа? — удивился Крашевский. — Но позвольте… Зачем мне поп?
— Как же, свечку поставите. Помянете души христианские.
Крашевский усмехнулся, показав стройный ряд крупных зубов. Он смотрел на унтер-офицера, округлив глаза, и диву давался.
— Пресвятая Богородица! Скажи-ка мне, любезный, где тут можно выгодно купить осла? Гляжу, в вашем краю этих животных так ценят, что даже берут на службу в штаб.
— Как? Где осёл? — фельдфебель оглянулся по сторонам, но вскоре понял, что над ним насмехаются. — Что? Меня — ослом?! Да я тебя!.. — он упёрся руками в стол и начал медленно подниматься, глядя со злостью в сине-фиолетовые глаза обидчика.
Впрочем, завершив этот манёвр, он обнаружил, что, даже встав во весь рост, достаёт поляку разве что до подбородка. Следующее обстоятельство и вовсе умерило его пыл. Крашевский, вроде как по-дружески, опустил ему на плечо ладонь, и это скорее походило на лёгкий удар пернача[11].
— Тише, любезный, — поляк по-прежнему улыбался, но во взгляде его было что-то, от чего фельдфебелю сделалось не по себе. — Мне тебя раздавить — что соплю размазать.
Пальцы сжались на плече унтер-офицера, и тот снова опустился на стул.
— Я ведь вам добра желал, ваше благородие… — засопел он. — Чего ж вы накинулись-то коршуном? Небось, подумали, что я веру вашу не уважил — к православному попу направил? Так ведь ксендза-то у нас нет больше. Был, да помер от кишечной колики сразу после Страстной недели. А к нашему отцу Андрею здесь каждый ходит — кто за советом, кто за благословением…
— Что ж, любезный, из уважения к твоей важной службе я тебя оставляю с Богом. Вижу, пока армия ваша воевать ушла, ты в тылу себя не жалеешь.
Яну с трудом верилось, что шайка какого-то восточного царька могла одолеть русские войска, недавно успешно громившие ополчение, возглавленное польской шляхтой. Тем более что за последние три недели он наслушался самых невероятных историй о подвигах русского воинства, о том, как сотня одолевала тысячи, как русские с наскоку брали неприступные крепости и рассеивали по степям целые орды неприятеля. Подтверждением таким рассказам был этот огромный город, сравнимый по населению с его милой Варшавой.
И всё же Крашевский — который хотя и не служил, но был, как все шляхтичи, обучен азам военного дела, сабельной рубке и конной выездке — не до конца верил россказням о геройстве и удали русских, в том числе и потому, что только от них самих об этом и слышал.
Оставив фельдфебеля с угрюмыми мыслями и больным плечом, Ян вышел на узкую улочку, на которой располагался штаб. Это здание, как и многие другие здесь, состояло из кусков глины и навоза, хаотично налепленных на снопы тростника. Крыша была камышовая, и поляк удивился, как весь город не объяло пожаром, когда его штурмовали солдаты Черняева, ведь одной искры хватило бы, чтобы эта и сотни других крыш, высушенные солнцем, полыхнули одновременно.
«А где, чёрт его дери, этот шут Кирсанов?» — успел подумать Крашевский, и тут его очи приковало к себе дивное видение.
В гомонящей и орущей толпе темнокожих туземцев, между кучками разных оборванцев, наперебой стремящихся надуть легковерного прохожего, среди назойливых возгласов: «Аман, рус, аман!», «Рус, бакшиш бер!» и прочей азиатской дикости плыла по воздуху она.
В простом белом сарафане, украшенном воздушными кружевами, под почти прозрачным зонтиком, которым она пыталась укрыться от яркого солнечного света, но едва ли ей это удавалось. Крашевский ясно видел, как светились её белые очертания среди окружающего жёлтого, грязного марева, как волнами океана плескалась синева её глаз. Он услышал, как весёлым тоненьким колокольчиком прозвенел её смех — и как гулко застучало его собственное сердце. Базарные толпы расступались перед ней, как перед королевой, но гибкие ручки, облачённые выше локтя в ажурные перчатки, протягивались то в одну, то в другую сторону, и нищие, похожие на тёмные размытые пятна, робко подходили и подставляли ладони для подаяний.
Как пёс, от жары занырнувший в глубокую лужу, Крашевский сладостно смежил веки и взъерошил патлатую голову. А когда он снова открыл глаза, то понял, что Мадонна ему не привиделась.
За красавицей шлейфом тянулись самые разные люди. Рядом с ней бежали несколько мальчишек, по виду киргизят, которые несли какие-то сумки и свёртки, а дальше гуртом шли, судя по всему, сарты с тяжёлыми разноцветными чалмами на головах и в неизменных полосатых халатах, по которым можно было узнать, кто они и откуда. Крашевский успел отметить, что ташкентцы, да и вообще оседлый городской люд повсюду в этих землях отдаёт предпочтение именно такому одеянию. Кирсанов как-то рассказывал, что русские офицеры, вернувшиеся из Туркестанского края, даже в шутку называли войска неприятеля «халатниками» — настолько распространённым был этот наряд среди ополченцев азиатских ханств.
— Это просители, — подсказал голос сбоку.
Он принадлежал человеку, тоже одетому в один халат поверх другого. Нижний, запахнутый на животе, был из шёлка, а верхний, парадный, — из благородного тёмно-зелёного кашемира, но не в полоску, как у здешних жителей, а с вышитым золотистым узором. Невысокая голубая чалма говорила о принадлежности к купеческому сословию, но Крашевский, оглядывая случайного собеседника, ещё этого не знал. Человек явно был богат, от него пахло благовониями. И хотя он был моложе поляка, но благодаря недлинной аккуратной бороде, окрашенной в иссиня-чёрный цвет, ровному медному цвету лица и чёрным, подведённым сурьмою бровям, проступало в нём что-то сродни благородству.
На лице горит созвездье у красавицы моей,
Иль то сблизился Юпитер с Солнцем
                                       в пламени лучей?


Крашевский понял, что стоящий рядом с ним достойный сарт так же, как и он, любовался дивным видением и без всякой претензии, вполне по-рыцарски, восхвалял её красоту.
— Очаровательно, — ответил поляк.
— Он посвятил стихам всю радость жизни. Это Навои[12], — ответил сарт.
«Значит, и среди туземцев есть образованные люди, не чуждые искусству!» — подумал гордый поляк.
Мужчины, убедившись, что достойны общества друг друга и оба являются лишь восхищёнными наблюдателями, вновь направили взоры на девушку, столь ярко выделявшуюся в шумной толпе базара.
Один из торговых рядов как раз примыкал концом к той улочке, на которой располагался штаб русского гарнизона, возле которого стояли Крашевский и сарт. Перед штабом сидели на корточках лицом к лицу двое солдат, по всему видно, охранявших его. Ружья они уложили между ногами поперёк прохода, как бы закрывая его, и, попыхивая трубками, что-то бурно обсуждали.
А красавица приближалась, вероятно, решив дойти до конца торгового ряда, чтобы не обидеть ни одного из лавочников. Это был посудный ряд. Торговцы, всегда крикливые и назойливые, выскакивали из-за прилавков и, развесив прямо на себе самые пёстрые и яркие товары, демонстрировали их покупательнице.
Барышня протягивала ручку, оглаживала фарфор пиал, со знанием дела тёрла металл чайных ложек и иногда грозила пальчиком завышавшему цену продавцу. Видно было, что её все тут знают, ибо на таких лавочников тут же набрасывались окружающие, и тем приходилось подобострастно молить о прощении.
Казалось, все вокруг её любят, завсегдатаи базара толпились вокруг неё и давали непрошеные советы насчёт добротности товара, предлагали свои услуги переводчиков, а один ташкентец даже приволок откуда-то опахало и размахивал им возле красавицы. Сопровождавшие её мальчишки-носильщики взяли на себя обязанности телохранителей и отгоняли от неё нищих, детей-зазывал, работавших в лавках своих отцов, и, возможно, мелких воришек. Тому из лавочников, кому удавалось продать прелестнице хоть какую-то мелочь, предстояло весь вечер пребывать в центре внимания и по многу раз пересказывать в чайхане, как он достойно вёл торг и как дивная пери благосклонно с ним говорила.
Наконец она дошла до конца ряда и остановилась у последней лавки. Крашевский мог слышать трель её голоса, и ощущение блаженства овладело им совершенно.
— Помилуйте, сударь! Разве это соусница? Ведь это чашка для варенья, — прощебетала красавица, надув губки.
Тут же раздался хор голосов, будто полководец бросил боевой клич, и ему вторили взбудораженные войска. На лавочника набросились с упрёками:
— Эй, Азиз, проклятый уйгур! Зачем ты обманываешь благородную Лейли́?
— Возвращайся в свой Кашгар и дурачь тамошних язычников! А здесь, в славном Ташкенте, мы тебе этого не позволим!
— О перл моей души, оставь этого проходимца! Пусть Аллах покарает его за мелочность. Направь свои хрустальные стопы в мою лавку. У меня есть соусница, которой позавидуют при дворе самого великого ак патши![13] — начал зазывать другой продавец, и все вокруг, тут же забыв про несчастного уйгура Азиза, набросились с руганью уже на него.
Среди этого разноязыкого гвалта слышались сартские наречия, китайский гомон, певучая арабская речь, отрывистые сочные киргизские ругательства. И было удивительно, как все друг друга понимали, ибо за выкриком следовал выкрик, за мягким словом — поток ещё более ласковых излияний, а она, будто райская гурия, правила в этом диком водовороте голосов.
— Оставьте, господин Махмуд-бек, этот милый торговец не хотел меня обмануть, — бросила девушка какому-то боевитому мужчине, затем обернулась к другому: — Арслан-мирза, буду вам признательна, если вы пришлёте свои чайники ко мне домой. Мы с тётушкой осмотрим их и решим… Ой, миленький! — она погладила по голове мальчика лет семи и, сунув мелкую монетку в его ручонку, сказала: — Пойди купи себе булочку и передай от меня привет пловчи[14] Пир-Мухаммеду.
К своим двадцати пяти годам Крашевский побывал во многих странах просвещённой Европы, водил дружбу с высокомерными купцами Британии, правившей морями, знался с утончёнными французскими дворянами, с прогрессивными германскими промышленниками и как-то раз даже был принят — в свите Юзефа Высоцкого[15] — при дворе итальянского короля. Он был не из робких юнцов, красневших при появлении девиц и пылавших от мимолётного прикосновения губами к дамской ручке. Но теперь он растерялся, уши его горели, спина предательски зачесалась в недоступном месте. Ноги подкашивались от усталости, многодневный путь в грязной неудобной повозке вдруг сказался на всех членах. Словом, Ян чувствовал, что выглядит как совершенный дурак.
Он оглядел свои жалкие, пропитанный пылью штаны, сюртук, прожжённый многочисленными искрами от полевых костерков, свою измятую, нелепую шляпу, укрывавшую его от степного солнца. Лучики морщин у внешних уголков глаз, дотоле придававшие ему вид человека зрелого и бывалого, теперь смотрелись как следы лишений и немолодого возраста. Крашевский поморщился и словно каким-то шестым чувством ощутил пустоту в карманах: понял, что нет у него с собой визитной карточки, чтобы, как полагается в приличном обществе, отправить её барышне с просьбой быть принятым, и никогда больше этих карточек у него не будет. Он с горечью понял, что недостоин даже стоять рядом с этой юной дамой, так как от него разит мужичьём, и разве что отсутствие чалмы на голове отличает его от десятков толкущихся вокруг дервишей и нищих, и потому он не посмеет подойти и представиться ей.
Вместе с этими неприятными ощущениями вдруг проснулся голод, напоминая об отсутствии не только визитной карточки, но и денег, что ещё сильнее уязвило шляхетскую гордость. Но раньше, чем горестный вздох успел перейти в стон отчаяния, в душе шляхтича, словно спичка, пыхнула спасительная мысль, вновь пробудившая неукротимую польскую гордыню: «Да чтоб этого проклятого Кирсанова поджарили в адовом котле! Я пропил с ним последние двадцать рублей, а мог бы купить себе фрак или, на худой конец, приличный халат в полоску, как у этих вездесущих сартов!»
Злость, как известно, является мощным мотивом и быстро придаёт решимости к действию. А Ян успел люто возненавидеть своего приятеля и свалить на него все свои беды, мигом избавившись от гнетущего стыда. И это тут же придало ему сил, а главное — храбрости.
— Пресвятая Богородица! Чо вуольно шляхчие, то ние тобье смродзие![16] — воскликнул он и мысленно обругал себя за то, что стал считать какие-то жалкие рубли. — Кто эта Венера?
Поляк не ждал ответа, совершенно позабыв о сарте, который стоял рядом с ним и вдруг ответил:
— О! Эта прекрасная пери — племянница начальника населения Саблина. Госпожа Лиза.
Крашевский будто впервые увидел своего vis-a-vis, оглядел его, как опытный лошадник оценивает покупного коня, задрал нос и отвернулся, как будто удивлённый, что этот туземец — между прочим, выглядевший гораздо лучше его самого, — умеет говорить.
Поляк по-прежнему сомневался, имеет ли он право подойти к прекрасной барышне и занять её время. Он остро сожалел, что она не нуждается в его рыцарских услугах, поскольку помощников вокруг неё и так было в достатке.
Лиза дошла до конца торгового ряда, и процессия, следовавшая за ней, остановилась.
— Благодарю вас, господа, мы теперь как-нибудь сами, — сказала она и, поскольку шумный люд, стремившийся услужить ей, всё не расходился, добавила: — Нам теперь нужно успеть в караван-сарай Мата-базара. Господин Мехран обещал привезти индийский кашмир…
Впрочем, сказано это было скорее не для спутников, а для самой себя. Тем не менее большинство торговцев посудного ряда, казалось, потеряли к Лизе интерес как к покупательнице и только провожали её восторженными мужскими взглядами, что ревнивый поляк сразу счёл за непристойность.
Лиза прижала подушечку указательного пальца к губам, сдвинутые бровки выдавали задумчивость. Вероятно, она вспомнила ещё о каких-то тканях, украшениях, сладостях, румянах или белилах, коврах или кожах, которые в избытке продавались в той части дахи Кукча[17], где располагался базар с указанным караван-сараем.
Внезапно сарт, стоявший подле Крашевского, сплюнул на землю и изрыгнул какое-то ругательство. Поляк понял это, поглядев на искажённое гневом лицо мужчины, дотоле отражавшее лишь благородное достоинство.
— Этот свинорылый перс Мехран, видно, решил украсть у меня всех покупателей! О Аллах!
Крашевский пожал плечами и отвернулся.
Между тем Лиза распрощалась со своей свитой и осталась только при двух мальчишках, которые несли её покупки. Ещё один, третий, ростом едва достигавший пояса девушки, степенно подошёл к Лизе и с глубоким поклоном указал на своего ишачка, которого вёл в поводу. Одет малыш был ровно как взрослые местные мужчины и тем отличался от двух других киргизят-носильщиков. Полосатый халатик укрывал его грудь, обритую голову венчала тюбетейка, а довольно толстая палка заменяла ему камчу[18]. Судя по всему, мальчуган предлагал Лизе услуги перевозчика и ничуть не смущался присутствием носильщиков, у которых намеревался перехватить работёнку.
Киргизята глядели на конкурента по-волчьи, но девушка успокоила их: она вынула из крошечной сумочки здоровенную конфету и угостила ею перевозчика. Прижав распростёртую пятерню к груди поистине величавым жестом, сартёнок слегка кивнул головой и удалился не то в поисках нанимателей, не то чтобы похвастаться заработком перед голопузыми приятелями-неудачниками, которые кучками жались у стен домов, бездельничая или с визгом кидая асыки[19].
Лиза же, в обществе двух мальчишек, отправилась дальше, и Крашевский, как заворожённый, последовал за ней по другой стороне улицы.
Шляхтич не переставал удивляться, как смело русская девушка одна расхаживает по городу, населённому, казалось бы, одними мужчинами, да к тому же иноверцами. Редко попадавшиеся женщины, которых поляк мог узнать разве что по плавной походке да бабьим смешкам из-под волосяных сеток, прятавших лица, были закутаны в тёмно-синие паранджи до земли, их волосы, заплетённые то в две, то в пять кос, — сверху покрыты платками-урамалами, а позади обязательно следовала бочкообразная старуха, тоже горделиво закрывавшая лицо от бесстыдных мужских взглядов, которые мерещились ей одной.
Русская же красавица шла открыто, гордая и великолепная, приковывая к себе все взгляды и ничуть не смущаясь.
Крашевскому становилось не по себе. Ведь одно дело — гулять без сопровождения мужчин на базаре возле русского штаба, но совсем другое — углубляться в этот странный город, полный запахов жаренного на углях мяса, специй и масел, чудны́х звуков вроде песен дервиша, привлекавшего прохожих историями о стародавних героях, мелодичных стихов Корана, которые на каждом углу декламировали юродивые и нищие, или ритмичного стучания ладоней музыкантов по маленьким бубнам-дойрам.
Мысли об опасностях, грозящих прелестной даме, раззадоривали поляка, как запах свежей травки — молодого жеребчика. В уме Ян отчаянно искал повод подойти к красавице, представиться и в ответ увидеть приветливую улыбку, ради которой он уже готов был на всё. Он жаждал любого происшествия, которое позволило бы ему предложить Лизе свои услуги…
И тут, как будто Господь услышал чаяния поляка, началась какая-то суматоха. Издалека послышались отрывистые крики, и все обернулись в сторону крепостной стены, разрушенной в нескольких местах войсками генерала Черняева. Оттуда послышалась гулкие барабанные удары. Где-то тревожно взвыли трубы.
Крашевский с растущим ужасом припомнил слова фельдфебеля, и его обуяла тревога. Ведь, судя по тому, что он слышал, передовые отряды многотысячного войска бухарского эмира после разгрома русского войска вполне могли двинуться сюда для занятия Ташкента… Много чего может произойти на войне. Ян вдруг осознал, насколько ничтожен сейчас здешний русский гарнизон в пару сотен раненых, больных и увечных солдат и казаков, насколько лживыми могли быть россказни офицеров об их славных победах.
Кто-то завизжал. В одной из лавок что-то грохнуло и, будто запустив цепную реакцию, раздался лязг металла, колокольный удар медного таза, упавшего на пол или на голову какого-то лавочника.
— Аллах, Аллах!.. — слышалось издалека.
Сердце Крашевского колотилось почти в такт бою далёкого барабана, знаменовавшего что-то страшное, а в руках не было ни сабли, ни пистолета, ни даже плети.
Обезумевшие туземцы разбегались в разные стороны и вопили что-то нечленораздельное.
В конце улочки показались несколько всадников, впереди которых шёл вооружённый воин с саблей наголо. Это ему принадлежал мощный голос, воинственно взывавший к прохожим. Блеск кольчуги, длинное ружье за спиной и султан из конского волоса на шлеме сразу отличали этого воина от мирных горожан, большинство которых, едва завидев его, старались убраться подальше.
Однако некоторые следовали за ним и, словно эхо, вторили его словам. За всадниками образовалась толпа человек в тридцать, словно они только и ждали повода нарушить мирное течение жизни. Среди них шагал потный гологрудый барабанщик и шли ещё несколько человек, попеременно трубивших в рога, выдувая из них дьявольские, устрашающие стоны.
Неподалёку от Крашевского упал камень. За ним последовали другие, довольно увесистые, которые падали в опасной близости от людей и животных.
Сердце поляка дрогнуло, когда он увидел Лизу, испуганно прижавшуюся к стене дома на обочине. Возле девушки остались только двое мальчишек-киргизов, самоотверженно державших покупки. Они жались к её юбке, а она инстинктивно пыталась их закрыть собою. Тут к ним подбежал тот самый сарт, что недавно стоял рядом с Крашевским у штаба. Он бесцеремонно схватил Лизу за руку и потянул в какой-то переулок.
Первой мыслью шляхтича было, что на барышню совершено нападение. Он грязно ругнулся на себя за свою минутную слабость и ринулся к девушке, а между тем залп камней и какого-то хлама со стороны конного отряда сделался ещё кучнее. Ян свернул в переулок, готовый голыми руками разделаться с негодяем.
И тут он услышал слова сарта:
— Вам надо бежать, госпожа! Это посланец диванбеги[20] самого эмира! Аллах всемогущий, это страшные люди! Они не щадят даже правоверных!
Крашевский схватил было говорящего за плечи, но за ним увидел Лизу, которая не выказывала никакого страха. Разве что некоторая растерянность, смешанная с досадой, читалась на её лице. Казалось, они с сартом были знакомы.
Прежде чем поляк успел хоть что-то произнести, сарт его опередил:
— Как хорошо, что вы здесь, господин! Немедленно уведите госпожу к штабу! И пошлите гонца в солдатскую слободу за подмогой, а не то у штаба соберётся такая толпа, что двое ваших солдат едва ли их сдержат!
Поняв, что сарт не представляет опасности, Крашевский смерил его презрительным взглядом и повернулся к девушке.
— Припадаю к вашим ножкам, ясновельможная панна! — он отвесил галантный поклон и, завернув левую руку за спину, выпрямился, задрав подбородок.
— Здравствуйте… — Лиза кивнула и не успела спрятать испуганных глаз.
Сарт был непреклонен:
— Надо спешить! Идите же, во имя Аллаха! Уходите!
Он вложил ручку Лизы в ладонь Крашевского, подтолкнул вперёд двоих мальчишек и с видом, не допускающим никаких возражений, выгнал всю компанию на улицу. Поляк, который чувствовал в своей грязной, мокрой от пота ладони тёплую ручку Лизы, мог лишь дивиться подобной неразберихе. Голова у него шла кругом, он ничего не понимал.
И уж совсем изумился, когда увидел, что сарт побежал в сторону вооружённых людей — и там был принят так, будто был среди них своим!
Но, несмотря на это, беглецам оставалось только последовать его совету.
— Позвольте представиться: Ян Жигмонд Крашевский, шляхтич и ваш покорный слуга! — говорил поляк на ходу, стараясь шагать беспечно, словно на прогулке.
Но камни, летевшие в их сторону, быстро заставили его пренебречь этикетом и ускорить шаг.
— Здравствуйте, — повторила запыхавшаяся Лиза.
— Рус! Рус! — кричали сзади.
Лавочники суматошно завешивали свои лотки, иные впопыхах собирали товар, третьи со страху бросили лавки на произвол судьбы.
— Здесь стало шумно, вы не находите? — продолжал светскую болтовню Крашевский.
Лиза подчинилась ему, шла таким же быстрым шагом, не забывая оглядываться на своих мальчишек.
— Эй, рус! Стой, рус! Во имя Пророка! — кричал какой-то толстый бородач уже совсем близко.
Толпа вокруг всадников множилась, к ней, выходя из переулков, примыкали всё новые люди — со стеклянными глазами и разномастным дубьём в руках. Но гораздо больше людей рассыпались по переулкам и бежали подальше от этого жуткого шествия.
— Ба! Я первый день в этом славном городишке и, похоже, сразу угодил на празднество. Это что, какой-то религиозный обряд? — балагурил Крашевский.
Было уже совершенно ясно, что за ними гонятся, что ругательства и угрозы предназначены им.
— Эй, поторапливайтесь, чертенята! Святой Дух мне свидетель, я вас среди этого балагана вылавливать не намерен! — Крашевский тоже успевал следить за киргизятами, бежавшими за ними с покупками Лизы в руках.
— Быстрее, ваше благородие, быстрее! — кричал Яну издалека один из солдат, охранявших штаб. — Кажись, бухарцы на город налетели!
Добежав до штаба и оказавшись в некоторой безопасности за спинами нескольких солдат, Лиза обернулась. Крашевский стоял рядом и улыбался, излучал невероятное спокойствие. Мальчишки оказались тут же.
Толпа, возглавляемая всадниками, вышла из-за поворота и остановилась, наткнувшись на несколько жалких штыков русских солдатиков.
— Рус, рус, шайтан!
— Разойтись! Разойтись! — приказы солдат утопали в шуме.
Идиллическая прогулка девушки по базару мгновенно, словно по щелчку Всевышнего, превратилась в настоящую чертовщину. Крашевский невольно восхитился русской барышней и солдатиками, которые дотоле так спокойно прохаживались, перешучивались, а на деле, как он теперь понял, жили и несли свою службу находясь на пороховой бочке.
Дело грозило перерасти в настоящее побоище. Из штаба выскочил давешний фельдфебель, быстро оценил обстановку и тут же исчез в каком-то узеньком переулке, где даже собаке было бы тесно. Ещё несколько солдат выбежали наружу за ним, но не последовали его трусливому примеру, а присоединились к своим сослуживцам и образовали некое подобие заслона. С другой стороны улочка упиралась в стену какого-то двухэтажного дома, то есть, по сути, оканчивалась тупиком.
Один солдат пальнул в воздух, и это несколько остудило пыл толпы — шум ненадолго стих. Крашевский старался сохранять самообладание, чтобы Лизе, всё ещё прижимавшейся к нему, было спокойнее, но голова его вертелась, а глаза бегали в поисках хоть какого-нибудь оружия.
Он разглядел, что глаза многих мужчин в толпе были как будто покрыты пеленой, словно эти люди, как безумцы, сами не ведали, что творят. В воздухе витали запахи гашиша и пороха.
Всадник, как будто почувствовавший слабость охраны русского штаба, пренебрежительно повернулся к ней спиной, поднял руку и прокричал:
— Эй, вы, неверные ташкентцы! Вот вам слово могущественного эмира Бухары, да благословит Аллах годы его правления! Вам всем надлежит вынуть из погребов своё оружие, наточить до блеска топоры и кинжалы. Вы должны присоединиться к воинам Бухары и убить всех кафиров[21] и их пособников! Вам всем следует подставить шеи под ярмо покорности, иначе эмир не сделает разницы между вами и неверными и предаст ваш город огню! Скоро его войско будет здесь! Бей ак-сарбазов![22] Аллах всемогущ!
Но слова всадника не находили отклика среди жителей Ташкента. Многие, случайно присоединившиеся к бунтарям, услышав страшные слова об участи, которую приготовил эмир для Ташкента, стали поспешно расходиться. Мирные горожане, в основном базарный люд, поспешили к русскому штабу, дабы укрыться с имуществом, которое им удалось принести на себе, и теперь прятались за спинами солдат.
Однако толпа вокруг вооружённых людей оставалась пугающе многолюдной. Костяк её человек в двадцать, наиболее крикливых и воинственно настроенных, находился в середине, и в многоцветном море одежд Крашевский различил поблескивающую сталь. Где-то вспыхнули огоньки, послышалось шипение фитилей. Казалось, толпа вот-вот взорвётся в исступлении и сомнёт жалкий строй из шести отважных солдат, которые по-прежнему не желали открывать огонь, а только отгоняли самых ярых штыками.
Но это не могло продолжаться долго. Одно движение, одно громкое слово, один резкий звук — и начнётся резня.
Крашевский понял, что не сумеет защитить ни прекрасную даму, ни самого себя.
* * *
В русской слободке за ташкентской стеной, несмотря на обеденный час, кипела работа. Впрочем, некоторые солдаты, которым выпало в это время находиться подальше от строящегося храма, с удобствами расположились вокруг бивачного костерка. Кто-то из них полулежал на сартский манер и таскал изюминки с разукрашенного ярким восточным орнаментом блюда, другие колдовали над казаном, который с трудом подвесили на треноге поверх костра, третьи сняли косоворотки и загорали на послеполуденном солнце, не забывая иногда поливаться водичкой из ведра.
Вокруг уже были заложены фундаменты нескольких домишек для унтер-офицеров, стояли две удлинённые казармы и торчали скелеты хозяйственных построек: конюшен, складов, сушилен. Рядом в земле зияла дыра будущего погреба. Над всем этим возвышался каркас церквушки, и только там по-прежнему раздавались возгласы офицера, впрочем, больше похожие не на отрывистые армейские приказы, а на вальяжные повеления барина.
— Эй, Макар, налей-ка мне молочка! Да чего ты мне кашу свою суёшь, олух? И без того брюхо вспучивает.
— Дык ведь с рыбкой, вашбродие. С сазанчиком, — солдат уже в третий раз подавал миску.
— А! — не то рыкнули, не то отрыгнули в ответ. — Ну тогда давай, ежели с рыбкой.
Кирсанов развалился на копне высушенного клевера возле строящейся церкви. С другой стороны эту же копну, довольно пофыркивая, подъедал его дородный карачаевец, и надо сказать, аппетит у него был отменный, как и у хозяина, так что копна с его стороны изрядно прохудилась.
— Вашбродие, вы уж не гневайтесь… А токмо батюшка не велел это сено на корм лошадкам пускать. То для овец заготовили. Говорят, наши казачки добычу взяли — отару у басурман отбили… — робко лепетал второй солдатик, переминаясь с ноги на ногу.
Ещё один, наполнив ведро водой из реки Чирчик, торопился обратно, а другой изготовился чистить кирсановского коня. Рядом на бельевой верёвке висел выстиранный потник, а под ним подсыхало начищенное до блеска седло.
— Эх, дурья башка! Я бы понял, если бы ты со мной отказался хлебом поделиться, хотя и это не по-христиански. Но коня-то, тварь Божью, разве можно голодом морить? Бездушный ты человек, Макарка!
Второй солдат, в отличие от первого, отчего-то распереживался.
— Вашбродие, ведь не Макарка я. Емельяном зовусь, а по батюшке Авдеич…
— И по роже видать, что Макаром звать! Слыхал такое, дурень? А ну поди прочь! — лениво отмахнулся Кирсанов.
Он готов был уже захрапеть и, пошевелив задом и плечами, ещё глубже погрузился в мягкую копну.
Прибыв в Ташкент рано утром, Кирсанов уговорился встретиться со своим новым приятелем-поляком возле штаба через час-другой и сразу завернул в солдатскую слободку. Ему нужно было срочно разыскать каптенармуса, дабы получить наконец своё содержание, и желательно авансом, ибо коню его срочно требовался корм, его приятелю Крашевскому — сон, а ему самому — осьмушка виноградной.
Найдя каптенармуса, поручик сделал под козырёк и предварил свою просьбу крестным знаменем. На что услышал в ответ:
— Вам непременно нужно познакомиться с нашим духовным наставником, отцом Андреем.
— Ты не тронулся ли умом, соколик? Я говорю, мне рубликов тридцать надобно для разгону. А ты мне про батюшку Андрея!
— Точно так, господин поручик, точно так. Стало быть, уже слыхали про нашего доблестного батюшку? Истинно говорят, солдаты без священника — как овцы без пастыря.
Кирсанов недоумённо уставился на унтер-офицера.
— Господин поручик, здесь такая неразбериха происходит! Не слыхали? Бухарский эмир наше посольство задержал…
— Слышал, слышал! Случай вопиющий, что и говорить. Войска убыли проучить эмира, пусть Господь Бог дарует им викторию, чёрт побери! А я тебе говорю, ежели не опохмелюсь, ей-богу, пришибу кого-нибудь. Вот, скажем, тебя!
— Так ведь слух ходит, господин поручик… Наши сарты волнуются. Давеча прискакали несколько бухарцев, вроде как с границы, и говорят, будто побил наших эмир-то… Город взбаламутился. Кричат, будто бухарское войско вот-вот у стен Ташкента объявится…
— Вздор! — отмахнулся Кирсанов, не в силах даже представить, чтобы русские войска были побиты каким-то эмиром. Он хотел было указать каптенармусу, что тот сидит в тылу и не ему рассуждать о боевых действиях, но вовремя заметил солдатского Георгия. Кирсанов знал, что такую награду абы кому на грудь не вешают: солдатский крест был не чета офицерскому, который порой вручали за одно лишь благородное имя, обозначенное в рапорте о подвигах всей роты или полка.
— Ладно, братец, ладно. Но при чём тут поп?
— Испросим благословения батюшки, и уж потом я вам поставлю штофик, ежели не побрезгуете… Но аванса я вам выдать не могу, начальник Саблин велел казну первым делом на строительство слободки и укреплений пустить. Этим батюшка Андрей ведает.
Кирсанов окончательно переменил своё мнение о славном каптенармусе.
— Ну, ежели так… Не побрезгую, клянусь! Будь по-твоему, веди меня к отцу Андрею.
— Но скажи, что за батюшка такой грозный? — расспрашивал поручик по дороге. — Я слыхал, конечно, что полковые священники заодно преподают закон Божий нижним чинам. К сему могу добавить, что репутация военных священников в России весьма сомнительная.
— Помилуйте, господин поручик! Вздор, вздор и клевета!
— Но я слышал…
— Оставьте, ваше благородие, — уже строже произнёс каптенармус. — Уж не знаю, что об этом в столицах болтают, но наш отец Андрей не только рвение выказывает в деле просвещения солдат, но и сам — воитель. Видите те стены? — он указал на разбитую городскую стену, вокруг которой валялись груды кирпича. — Так вот, наш отец Андрей при штурме первым на неё взобрался и своим примером воодушевлял солдат на богоугодное дело. Он и теперь собирается в действующий отряд, на юг. Я потому и решил вас свести, покуда и вы туда же назначение имеете.
Кирсанов был пристыжен и возразить не посмел, поскольку вид у каптенармуса сделался весьма суровым. При этом гусар проникся уважением и к удалому батюшке.
— Воин с мечом Христовым! Это какое-то диво, право же! Не прощу себя, если не испрошу его благословения на ратные подвиги. Идём же, соколик, послушаем этого батюшку-воителя!
Но отца Андрея возле церквушки застать не удалось. Солдатики, бывшие в его личном распоряжении на время строительства храма, поведали, что священник отправился встречать отряд казаков. Каптенармус вызвался разыскать его, а Кирсанова оставил отдохнуть в слободке.
Солдатики здешние были сплошь ребятами молодыми, необстрелянными. Когда генерал Черняев занял Ташкент, с Сырдарьинской линии прибыла пехотная рота, чтобы укрепить русское присутствие в новом крае. Эти новобранцы и те «старички», что были ранены и изувечены после многочисленных боёв, теперь и составляли весь гарнизон Ташкента. Было их не более пятисот человек, а основные войска убыли на границу с Бухарским эмиратом.
Кирсанов расстегнул рубаху до пупа, подложил ножны с саблей под спину и провалился в сон.
Прошло сколько-то времени, прежде чем поручик пробудился. Издали слышались удары бубна, долетали отголоски шума большого города. Он сладостно зевнул, и полузакрытые глаза вновь затянула пелена.
На него легла чья-то тень.
— А, чтоб тебя, черти проклятые!..
Первым, что он увидел, продрав глаза, был блестящий крест. Кирсанов рассчитывал увидеть перед собой толстобрюхого попа в рясе, однако его ожидания не оправдались.
Над ним возвышался худосочный мужчина с кривой бородой, разными бровями — не то подпалёнными, не то отличными с рождения, — носом-картошкой и серыми глазами, взгляд которых, казалось, пронизывал насквозь. Вместо увесистого посоха, какой представлялся Кирсанову, кулак отца Андрея сжимал оштыкованное ружье. Батюшка был одет был в потёртые чембары из козлиной шкуры и тёмный выцветший китель.
Рядом с ним стоял каптенармус.
— Содрогнитесь, беззаботные! Ужаснитесь, беспечные! Сбросьте одежды, обнажитесь и препояшьте чресла! — прогремел голос. — Ты чего разлёгся?
Солдаты встали за спиной у священника, как будто обрели наконец заступника от поручика-чужака.
— А! — воскликнул Кирсанов. — Батюшка!
Он довольно ловко вскочил на ноги, чем привёл обиженных им солдатиков в трепет. Карачаевец Кирсанова, последовав примеру хозяина, встрепенулся, поднял морду и устремил взгляд на священника, как бы ожидая от него приветствия.
— Хмельной али хворый? — снова прогремел пришедший.
Кирсанов разгладил усы.
— Пожалуй, толику во хмелю, батюшка, — признался он, поскольку выбор ему предоставили невеликий.
— Собирайся.
— Чего? — удивился Кирсанов.
— Тот скудоумен, кто идёт по пути празднолюбцев. Отчего солдат пустыми заботами отвлекаешь? — вступился священник за своих молодцов.
И хотя он свёл на переносице прущие в разные стороны брови, взгляд его был добродушным.
— Да какие заботы, батюшка! Вот, отобедали мы с солдатами. Правду я говорю или лгу, а, Макарка?
Емельян потупил взор и отступил. Солдаты, конечно, не посмели жаловаться на тиранию пришлого поручика. Да и священник не стал ругать офицера при солдатах, ограничившись увещеванием. Он отправил молодцов отдыхать, а сам, сложив руки за спиной, важно прошествовал вперёд, в сторону недостроенного храма. Большая сила чувствовалась в этом батюшке, и Кирсанов интуитивно покорился ей и последовал за ним.
— Не говори ничего, всё ведаю. Григорий Данилович сказывал.
Кирсанов понял, что представляться нет нужды: каптенармус обо всём доложил.
— Пороху, стало быть, не нюхал? Людишек в бой не водил? — спросил батюшка.
— Верно говорите, батюшка. Из Петербурга я…
— Вышибли тебя, стало быть. И поделом! За пьянство али за похабство?
Движения и слова священника были отрывистыми, как будто он спешил, но при этом, как добросовестный пастырь, не мог удержаться от наставлений.
— Пьянствовал, батюшка… — Кирсанов почесал макушку. На сей раз невеликий выбор, который предоставил ему священник, был на руку, поскольку грехов поручик за собой помнил гораздо больше. И он добавил смиренно: — И похабствовал…
— То-то, вижу, с солдатиками не ладишь. Глядят на тебя волками. А ты в гордыню впал. Ежели поставили тебя старшим на пиру, не возносись! Будь между другими как один из них, — процитировал отец Андрей и засчитал Кирсанову ещё один грех.
Бывший гусар совсем повесил голову.
— Гляди! Будешь солдат обижать — они в бою не поглядят на твои чины и титулы. В трудный час отвратят от тебя сердца свои. Такая тебе наука, сыне.
Священник улыбнулся, обнажив кривоватые зубы. Однако улыбка эта украшала полускрытое бородой лицо и придавала ему своеобразия. Отец Андрей оказался не таким старым, как представилось сначала.
Когда поручик решил, что пастырские наставления окончены, он расслабился, проникшись к отцу Андрею непонятной симпатией, какую испытывают к близкому человеку. Впрочем, мудрые слова его Кирсанов пропустил мимо ушей, посчитав их чем-то вроде обмена любезностями.
— Сказывай, как там в России-то.
— В Петербурге пасмурно… — отвечал Кирсанов.
— Не о том спрашиваю. Сам-то откуда будешь? Чай, не из Петербурга? Отчего в храм не ходишь и через таинства спасительной силы Божьей не просишь? Почему не исповедуешься? — Было ясно, что священник приступил к привычному делу.
— Тамбовский я, батюшка. А у нас в Тамбове мзда за таинства — ровно покибиточный сбор у киргизов. Нравится ли, нет — а изволь уплатить. Как говорят наши мужики, с серебришком батюшка и молиться будет истовее! Дерут с народа за требы, как паписты за индуль… ундуль… генции! Оттого давненько я душу свою присутствием Христа не заполнял, — полушутя отвечал Кирсанов давно заготовленной отговоркой.
— И промеж нашей братии чертовщины в достатке, — неожиданно согласился отец Андрей и не стал оправдывать местечковых попов. — Я потому и просился в войско. Солдатики наши люди простые, бесхитростные, и тут, на чужбине, да при ратном деле им слово Божье и утешение дюже требуются.
— Как же, наслышан о ваших трудах. Что за человек вы батюшка — святой, ей-богу! Сначала война, потом обедня, ха!
— Дурень ты, Иван! Солдатики Божье дело исполняют на царёвой службе, спаси Господи нашего государя и сохрани. Или ты думаешь, они на войне горе мыкают, а пастырь их в тылах сидит, где всё гладко да сладко? Нет, чадо. Где больше надобно им подсобить — там и я буду.
— Что-то не вяжется, батюшка. Я слыхал, будто наша армия здешние азиатские шайки чуть не палками гоняет.
— Потешаешься? — удивился священник.
— Отчасти, батюшка, отчасти. Известно, войска у басурман много, а все одно — хилые они.
— Ты это оставь, сыне! Гордыню-то свою охолони. Оно верно, вооружены басурмане как попало, да и промеж собой грызутся, аки псы. Но и наши солдатики, бывает, семилинейными ружьишками орудуют, ещё наполеоновских времён. Шагов сотни на три с точностью бьют, не боле.
— Мать честна́я… — лицо Кирсанова сделалось таким придурковатым, что позавидовал бы любой местный блаженный из тех, что промышляют попрошайничеством и потешают зевак на базарах.
Слова священника поражали.
— Тут тебе не Петербург и не марши на плацу. Добрых винтовочек у нас раз-два и обчёлся. Большая часть солдат ещё александровскими ружьями орудует. А пушчонки наши бронзовые, гладкоствольные, на деревянных лафетах — видал? Ежели на полторы версты пальнёт и в цель попадёт — и то радость. А таких, как у тебя, берданок мы здесь и не видывали вовсе.
Кирсанов, когда батюшка позвал его, нацепил на себя чуть не всё своё вооружение: перепоясался саблей, накинул на плечо американскую винтовку Бердана с откидным затвором. Такими уже вооружили гвардию, но в прочей армии они пока были редкостью, а о захудалом Туркестане и говорить не приходилось.
— Да вы, батюшка, не Пажеский ли Его Императорского Величества корпус оканчивали? — опешил поручик, не ожидавший встретить такие познания у полкового попа.
— А ты чего мыслил? Будто я тут булавой размахиваю, аки преподобный Александр Пересвет? Слушай дальше, тебе это на пользу. Оглядись вокруг — видал град сей? Тыщ сто душ — и все магометане, как один. Все новые подданные нашего батюшки царя. А русского гарнизону тут… ежели пять сотен солдатиков, гуртом с хворыми да косыми, наберётся — уже хорошо. Смекаешь? Чуть вспыхнет какое недовольство — и нас тут всех порубают, а головушки наши с утречка на пиках выставят вон там, у мечети.
— Но, отец Андрей, в пути мне встречался вполне мирный люд, — заметил Кирсанов. — На русского человека глядят с интересом, спешат к себе в юрты пригласить, товар какой продать или сменять, а бывшую ханскую власть проклинают.
— Так-то оно так, — вздохнул отец Андрей. — Об этом ещё генерал Черняев позаботился, когда тут всё обустраивал. Враждующих замирил, царёвым именем вольности подтвердил и суд вершить по местному обычаю завещал. Да ведь выжили его отсюда интриганы петербургские! А под ханом, что и говорить, здешним туго жилось, головы поднять не смели, бедствовали — все у них податями да мздою вынимали. Милостью и удачей считалось, ежели целыми от закятчи[23] возвращались…
Между тем солдатская слободка вдруг пришла в движение. Унтер-офицеры, которые расслабленно находились при солдатах во время строительных работ, насторожились — тут же во все стороны понеслись резкие крики команд, а то и брань. Солдаты побросали топоры и лопаты, забегали как ошпаренные и в мгновение ока разобрали ружья, составленные в пирамиду посреди строительного лагеря.
Кирсанов вскочил и стал вглядываться вдаль.
Пыльная буря покрывала весь горизонт, как будто огромная рать, сметающая на своём пути города и расплескивающая озёра, превращая всё вокруг в мёртвую степь, надвигалась на Ташкент.
Земля вздрогнула под ногами, и в это же время со стороны города послышалось пронзительное гудение русских рожков.
По неопытности Кирсанов не сразу понял, что сигнальные рожки созывают солдат к стене и что опасность исходит именно оттуда, а не от облака, надвигавшегося с южной стороны. Казалось, что с юга подступает войско эмира, а в самом городе происходит нечто непонятное, но враждебное. Поручик не без страха ощутил себя зажатым между двух огней.
Из города донёсся барабанный бой, гулкий, медленный. Барабаны били не в такт, но приближались с какой-то дьявольской неизбежностью.
Кирсанов поёжился и, к своему стыду, ощутил дрожь в конечностях, какая бывает перед дракой. А вот отец Андрей сохранял спокойствие.
Из облака, подступающего к городу и теперь напоминающего рой саранчи, выделились около дюжины верховых. Казалось, это парламентёры, которых отправили возвестить гарнизону волю эмира.
— Время миру и время войне, — таинственно изрёк батюшка и улыбнулся в сторону.
Всадники приблизились, и Кирсанов разглядел, что это казаки.
— Так ведь это русские…
— А ты, поди, решил, что к нам летят шайтаны бухарского эмира? Это войсковой старшина Саблин с добычей вертается. Вон, отару пригнал. Это для неё мы клеверу насобирали, коего твой бестолковый коняга отведал…
— Отару? Так это бараны? — переспросил Кирсанов, отказываясь понимать услышанное.
Казачий офицер приблизился вплотную и спешился перед церквушкой.
— Принимайте добычу, отец Андрей! — воскликнул он весело.
Кирсанов наконец осознал, что орда, которую он принял за конницу эмира, была не чем иным, как огромным стадом овец, которое казаки зачем-то пригнали в Ташкент. Он ещё никогда не ощущал себя таким болваном.
Впрочем, на этом ничего не закончилось, ведь позади, за стеной, по-прежнему что-то гудело и громыхало, слышались враждебные крики. В городе происходило неладное, так что в слободке не успели обрадоваться возвращению казачьего отряда с богатой добычей.
Несколько солдат отправили в город разузнать, что за чертовщина там происходит. Но навстречу им уже бежал какой-то перепуганный человек. Это оказался фельдфебель из штаба. Фуражку он где-то потерял, был безоружен и что-то отрывисто вопил, размахивая руками и хватая ртом воздух, будто утопающий.
— Эй, милейший! Ты не чёрта ли увидел? — окликнул его Кирсанов, только ради того, чтобы не обнаруживать свою собственную тревогу. — Прошу прощения, батюшка.
Отец Андрей лишь неодобрительно хмыкнул в ответ.
Фельдфебеля наскоро допросили, и он поведал о том, что в городе у штаба разыгралось целое сражение.
— И ты бросил штаб, стервец?! — возмутился казачий офицер.
— Так ведь, вашбродие… За подмогою… За подкреплением-с…
— Много ли смутьянов-то? — Отец Андрей огладил распушившуюся бороду.
— Тысячи, батюшка! Почитай, полгорода вооружилось! «Бей кафиров! Эмир уже у стен Ташкента!» — кричат… — Фельдфебель едва не плакал. Он явно завысил количество бунтовщиков, дабы не выглядеть трусом.
— Не управимся, — констатировал священник.
— А мы на что, отче? Не извольте беспокоиться. Мы эту шайку мигом сабельками благословим! — Кирсанов вскочил на своего карачаевца, заранее осёдланного солдатами.
Он давно так не радовался, чувствуя себя на своём месте. Ибо то была его стихия — конный бой.
— И правда, погодите беспокоиться, батюшка, — поддержал его войсковой старшина. — Кажись, я знаю, что за крикуны там объявились. А ты, шельма, уйди, покудова я тебя не ухайдакал! — рявкнул он на фельдфебеля, и тот поспешил испариться, ибо знал, как скор на расправу начальник населения Саблин.
— Врёт, шляндра! — заключил последний и лукаво улыбнулся священнику.
— Родион Василич, ну что там, на юге? — спросил отец Андрей.
— Позже, батюшка! Эй, казаки, а ну за мной! И вы, поручик, извольте!
— Сохрани вас Царица Небесная! — Отец Андрей сложил три перста и отправил крестное знамение вослед ускакавшим. — А мы солдат за вами следом пошлём, глядишь, спокойствие и водворится.

В городе казаки быстро выстроились в колонну по двое, чтобы без труда двигаться по узким улочкам, и развернули знамя. Малиновая кайма окружала синий фон с двуглавым орлом на щите, а поверх серебряными нитями было выткано: «С нами Бог!» Тёмно-зелёные мундиры и шаровары с красными лампасами говорили, что это уральцы. По бокам на ременных портупеях висели ножны с шашками, пистолетные кобуры, на поясе чернели патронташи, а за спинами болтались нарезные ружья.
Эффект получился великолепный. Горожане, прежде боязливо жавшиеся по закоулкам, едва увидев молодцеватых, до зубов вооружённых казаков, стали собираться вместе и присоединяться к их колонне. Мало кто из ташкентцев желал, чтобы город подвергся нашествию войск бухарского эмира, ибо дети их играли на улицах, жёны ходили на базар, сами они мирно сидели после трудового дня в чайханах. Торговля, а стало быть, и благополучие их, зависели от того, насколько спокойно в городе и окрестностях.
Потому за дюжиной казаков вскоре собрался целый отряд стихийного городского ополчения, возглавленный именитыми ташкентцами. Эти люди были готовы встать бок о бок с казаками и прогнать войско эмира от стен своего города, если слух окажется верным.
* * *
Главарь бунтовщиков всё сыпал угрозами в накалявшуюся гневом толпу.
Лиза в испуге прижималась к Яну Крашевскому, и он ощущал дрожь её тела. Ему оставалось только надеяться, что она не слышит учащённый стук его сердца и не заподозрит его в трусости. Он хотел бы продлить эти мгновения, чувствуя себя её защитником. И всё же, когда толпа придвинулась ближе, поляк стал шарить глазами вокруг в поисках пути к отступлению и всё чаще поглядывал на дверь штаба, которую люди, спасавшиеся от мятежников, распахнули, призывая всех внутрь. Но Лиза не шла и, видно, следуя какому-то внутреннему чувству, доверчиво покорилась сильной руке поляка.
Наконец говоривший закончил свою речь и, развернув коня, выхватил из-за спины своё ружьё и направил на солдат. Это стало сигналом к началу атаки. Кто-то из толпы схватился за ружьё одного солдата и рывком дёрнул ствол на себя. Солдат подался вперёд и едва не рухнул наземь. Заградительный строй нарушился, появилась опасная брешь, а выдернутый солдат оказался беззащитен. Он повалился в толпу, и смутьяны исступлённо загалдели. Кто-то дёрнул солдата за ворот, другой ударил кулаком, третий пнул в живот, мелькнуло вырванное из рук несчастного ружьё…
Под победные возгласы какой-то дюжий бородач сделал выпад саблей. Ещё мгновение — и толпа смяла бы строй защитников, и тогда участь солдат, а за ними и Крашевского с Лизой, и прочих, кто искал убежища в штабе, была бы решена.
Но тут поблизости послышался низкий, многоголосый шум ещё бо́льшей толпы. Вероятно, атаковавшие штаб решили, что город наконец восстал, что все правоверные поднялись против кафиров и торопятся им на подмогу.
Но они заблуждались. До их ушей донёсся топот копыт.
— Го-го-го! — всё ближе слышался смех.
Крашевский разглядел вдали крест на казачьем стяге, и в нём затеплилась надежда на спасение.
Напор на солдат сразу ослабел, толпа мятежников стала пятиться и редеть. Поверх солдатских голов Крашевский видел растекавшиеся по узким улочкам разноцветные чалмы. Причём первым поле боя покинул вооружённый всадник, растолкав окружающих грудью коня.
Колонна казаков, сопровождаемая верноподданными жителями Ташкента, приблизилась, и солдатики возле штаба радостно закричали:
— Казаки-и! Ур-ра, братцы!
— Его благородию Саблину — ура!
Родион Васильевич приветственно поднял руку:
— Здорово живёте, пузолазы! Стоило мне отлучиться, как вы тут же драку затеяли! А какая драка без уральцев-то?
Солдаты не обиделись на пренебрежительное словцо, а, наоборот, с облегчением отшучивались:
— Дык разве ж вас дождёшься, Родион Васильич? Уже и все раки на горе свистнули!
Пока смеялись и привечались, Крашевский пребывал в растерянности. Как часто бывает с людьми, неожиданно избавленными от смертельной опасности, он уже в душе почти возмущался, что не удалось помериться силами с бунтовщиками, разбить пару басурманских носов и самолично отвести беду от себя и от прекрасной панны.
Если бы ещё утром кто-то сказал горделивому шляхтичу, что он будет рад видеть казаков, что душа его возликует при виде ненавистного прежде герба императора Всероссийского на их киверах и фуражках, — верно, как благочестие святой Ядвиги, этот наглец не сумел бы сохранить в целости свои зубы.
Но сейчас у него словно целая гора свалилась с плеч.
А благодарность панны, её трепещущие пальчики, обхватившие его сильную руку, её вздымающаяся грудь, прижатая к его груди, запах розового масла, исходивший от её волос, — всё это, казалось, предвещало шляхтичу рай на земле. Он вдруг подумал, что и здесь, на краю света, так далеко от любимой Польши, можно обрести своё счастье.
Ян влюбился.
Лиза осторожно отстранилась и подняла на него взгляд. Щёки запылали румянцем, и она, чуть растрёпанная, со сбившимся дыханием, словно только что играла в догонялки, показалась ему ещё более совершенной. За тот кивок головы, что она подарила, за смущённую, но озорную улыбку, за изящную щиколотку, мелькнувшую под юбкой сарафана, которую немножко задрала двумя пальчиками, присев в благодарном реверансе, Крашевский был готов ещё раз пережить недавний ужас.
Он склонил голову, со значением поглядел в её глаза… и не смог произнести ни слова. Ему оставалось лишь с пылом в сердце надеяться, что она поняла, что рассмотрела огонь, сжигавший его изнутри.
— Благодарю вас… — Лиза улыбнулась так, как умеют делать только женщины, не знающие притворства, потом чуть поджала губы и моргнула, будто закрепила некую тайну, которую ей пришлось разделить с благородным рыцарем. — Простите…
Оправившиеся от испуга киргизята засуетились вокруг, и девушка, подарив Крашевскому ещё один благодарный взгляд, отвернулась и пошла в сторону двух офицеров. И тут…
Крашевский узнал в одном из них Кирсанова!
Офицеры стремительно спешились, и к старшему из них Лиза бросилась с объятиями. Тот крепко обнял девушку и привычным, неосознанным жестом отодвинул её, отделил, закрыл собой от суеты вокруг. О чём они говорили, Ян услышать не мог, но прошло немного времени, и Лизу посадили на коня Кирсанова. Поручик, гордо, по-петушиному раскланиваясь, повел скакуна под уздцы. В сопровождении двух казаков они исчезли в глубине улочки.
Другой офицер, по всему видно, отец или дядя Лизы, подошёл к штабу.
— Эй, Назарка! А ну-ка, бери Демьяна и скачите вон туда! Этого видал, с цветной чалмой на башке? Догнать, чтоб его холера доконала! — Старшина раздавал приказы казакам. — Касьяшка! Вон тот бухарец, я погляжу, не робкого десятка, тикать не спешит. Ко мне его! Да гляди, зубы ему раньше времени не повышибай.
Казаки по двое растворялись в улочках — ловить зачинщиков бунта, на которых указывал офицер. Касьяшка подбежал к мужчине, который не последовал примеру убежавших.
— А ну, шкура барабанная, подь сюды! Бунтовать вздумал, пёсье отродье! — Удар под дых согнул дотоле горделивого сарта, и казак заломил ему руку за спину, так что тот крякнул.
Так, скрюченного от боли, Касьяшка и повёл к начальнику.
Крашевский узнал этого человека. Это был сарт, что уберёг Лизу от града камней, которыми забрасывали улицу бунтовщики, а потом перебежал в их стан. Поляк тут же забыл про муки ревности и, возмущённый происходящей несправедливостью, уверенным шагом направился за Касьяшкой и пленником.
— Ты, Ибрагимка?! — воскликнул Саблин, уже усевшийся на табурет, который услужливые солдатики вынесли из штаба. Один казак подал ему трубку, а другой поджёг её, и Родион Васильевич, нахмурясь и выставив одну ногу вперёд, уподобился грозному судье. Впрочем, давно знавшие его понимали, что строгость эта большей частью была напускной. — Никак ты, нехристь, бунтовать вздумал? Али забыл, что давал клятву на священном Коране, что будешь вести себя смирно, как агнец? Говори — забыл, шайтан тебя дери?!
Крашевский понял, что Саблин знает этого сарта, и остановился поодаль, решив пока не вмешиваться в разговор.
— Господин, как можно!.. Помню, клялся именем Пророка, да будут вечны дни его наслаждения в раю…
— Вот именно, клялся, змеиная твоя душонка! А теперь, стало быть, нарушил клятву. За это я всё твоё имущество завтра же распродам на базаре по дешёвке. И пойдёшь ты по миру, как изменник и клятвопреступник.
— Господин, смилуйся! Я думаю, тут какая-то ошибка… — взмолился сарт, пытаясь оправдаться.
— Ты чересчур много думаешь. Тяжело, должно быть, таскать на плечах такую умную голову. Может, тебе станет легче, ежели я велю отделить её от туловища, а?
Всем, сколько-нибудь долго прожившим под лучами азиатского солнца, было ясно, что Саблин потешается, но, как правило, никто на Востоке не может предсказать, чем именно закончится такая потеха. Вот и купец Ибрагим, коренной бухарец, известный своими связями от Кашгара до Багдада, этого не знал.
— Ну да ладно, — махнул рукой Саблин. — Помня твои прежние заслуги, отпускаю тебя живым, плут, ибо царь наш и закон милостивы. Пойдёшь в погонщики ослов, иного ты недостоин.
— Сжалься!
— Да ты никак нюни распустил, прохиндей? Хорошо, подберу тебе занятие повеселее. — Саблин затянулся трубкой, выдохнул ароматный синий дым и сплюнул вбок по примеру местных аксакалов. — Будешь свинопасом при солдатской казарме.
— Аллах-Аллах… — покачнулся Ибрагим.
Во время этой сцены возмущение Крашевского нарастало настолько стремительно, как если бы при нём, безоружном, пьяное вдрызг офицерьё поносило польское панство. И когда сарт воздел руки в мольбе и заплакал, шляхтич не выдержал:
— Прошу прощения, ваше благородие! Вы несправедливы к этому человеку.
Саблин поднял взор на поляка, и все задержали дыхание. Войсковой старшина был из тех, кого склонные к мистике люди именуют знатоками человеческих душ. Он сразу определил во вспотевшем, грязном чужаке в ветхом сюртуке человека благородного происхождения и, кроме того, недавно прибывшего. Последнее, впрочем, было очевидно любому: Крашевский явно не понимал сути происходящего. Служба же Саблина состояла, помимо воинской, ещё и в дипломатии, так что он превосходно владел всеми тонкостями азиатского этикета, а кроме того, хорошо знал население доверенной ему территории. О каждом подозрительном человеке, появившемся в Ташкенте, ему непременно доносили, а уж бухарских купцов, подданных эмира, он знал поимённо.
— Вы из Польши?
— Точно так. — Крашевский отрекомендовался, и продолжил: — Вы несправедливы к этому человеку. Я был здесь всё время, пока происходило это… недоразумение. И этот честный человек сразу бросился помогать прелестной панне добраться до безопасного места. Это могу засвидетельствовать я, шляхтич, а ежели вам недостаточно моего слова, — Крашевский даже поёжился от такого нонсенса, ибо сло́ва шляхтича и поляка было довольно хоть бы и для самого русского самодержца, — то можете расспросить об этом лавочников.
Но Саблин, к удивлению, и не думал возражать.
— Вот как? Благодарю вас за это уточнение, господин Крашевский, искренне благодарю. Что же ты, Ибрагимка, сразу не сказал, что помог барышне? Я же мог тебя на кол посадить. Вот взял бы грех на душу, не приведи Господи! — Саблин нарочито истово перекрестился. — Иди тогда с Богом, да шалить не смей. Имущество твоё покуда будет в сохранности.
Ибрагим, не менее искушённый в разного рода переговорах, пятясь задом, не разгибая спины и рассыпаясь в благодарностях, поспешил убраться с глаз начальства.
Крашевский поморщился: и от азиатского раболепия, которое проявлял богато одетый и, как ему раньше казалось, достойный сарт, и от той легкомысленной стремительности, с какой здесь принимались решения власть имущими.
— Ну, шабаш, братцы! — рыкнул Саблин, и казаки заспешили к своим коням. — А вы, господин Крашевский, пожалуйте ко мне на днях, когда найдёте удобным. Честь имею!
Казаки ускакали.
Шляхтич остался стоять в одиночестве. Он едва не задохнулся от пыли, когда попытался отряхнуть свою шляпу. Огладил пустые карманы, чувствуя растущее уныние. Живот, казалось, прилип к позвоночнику, а голодное бурление подкатывало к пересохшему горлу.
Вечерело, солнце спускалось к далёкому горизонту, уходя дальше от Яна и ближе к милой Польше — на запад. Крашевскому же идти было некуда. Он был никому здесь не нужен.
Перед ним раскинулся огромный город, полный загадок и чужих, непонятных, опасных людей.
* * *
Солдатики у штаба обсуждали недавние события, где каждый из них проявил храбрость. Однако больше они потешались над бедолагой, который имел несчастье быть выдернутым из строя и побитым. Город между тем угомонился и зажил обычной жизнью, словно ничего и не произошло. Торговцы вернулись к своим лавкам и собирали рассыпанные товары, по базарному ряду вновь забегали люди, курильни и закусочные снова наполнились посетителями.
Крашевский вытер пот со лба и ощутил, что при этом размазал по лицу грязь. Он вынул платок, теперь больше напоминающий жирное кухонное полотенце, покривился и снова вернул его в карман. И пошёл по Ташкенту, совершенно один, без цели, без чувств.
Теперь ему невольно казалось, что во всём городе скрытно тлеют угольки бунта, что в любой момент может начаться повсеместная резня и всех европейцев, христиан, кем бы они ни были, начнут истреблять. Это внушило ему чувство некоего единства с русскими, и он, несмотря на свою неприязнь, почувствовал себя плывущим с ними в одной утлой лодке среди бушующего океана почитателей Магомета.
Воздух сотрясал неистовый рёв верблюдов, многоязыкие возгласы, звон посуды в окрестных чайханах. Когда люди, дотоле пребывавшие в лености, куря кальяны и распивая чай, закопошились и стали вставать со своих мест, собираясь куда-то, Крашевский почувствовал лёгкий укол испуга. Он подумал было, что вновь начинается какая-то суматоха, вызванная, возможно, его приходом, его белым лицом, отсутствием чалмы на голове, диковинным фиолетовым холодом глаз или соломенно-желтыми волосами.
Но это были всего лишь сборы к магрибу, одной из пяти обязательных молитв, которую должен совершать каждый правоверный. Люди стали расстилать коврики, которые, по всей видимости, они всегда носили с собой, как и пиалу, и мешочек жевательного табака.
Сам не понимая, из почтения или из робости, шляхтич замедлил свой шаг, а потом и вовсе остановился. Он испытывал смущение оттого, что стоит на ногах, в то время как все окружающие распростёрлись ниц. Конечно, где-то бегали мальчишки, повара гремели половниками, мангальщики крутили шампуры. Видно, то были нечестивцы-атеисты, которых хватало везде и к которым Ян, не без гордости, причислял и себя. Он считал себя человеком прогрессивных взглядов, а на ксендзов и попов, а теперь ещё и на мулл, смотрел не иначе как на корыстолюбивых мракобесов.
Повеяло приятной прохладой. Этот жуткий день шёл к своему завершению, и солнце наконец скрылось за буйными садами Ташкента.
Не успел Крашевский далеко отойти от штаба, как в одной чайхане увидел знакомое лицо. Точнее, в глаза ему бросился пёстрый халат, расцветка которого отличалась от остальных — полосатых. В человеке, что носил этот халат и сейчас приветливо и зазывно махал Яну рукой, поляк узнал сарта Ибрагима.
«Пожалуй, несколько медяков я наскрести сумею», — подумал Крашевский, и пустой желудок отозвался на эту мысль отчаянным стоном.
— Ах, господин! Если вас не смутит моё жалкое общество, то прошу к столу!
Действительно, в отличие от остальных столиков чайханы, едва достигавших уровня колен, тот, за которым сидел Ибрагим, можно было назвать настоящим столом. Несколько таких же стояли прямо на улице, мешая медлительному проходу коров, проезду гружёных или пустых арб, на которых торговцы и ремесленники возвращались по домам после трудового дня. И эти высокие столы пустовали, в то время как вокруг остальных, низких, посетители буквально толпились. Видно, их поставили специально для русских или для местных, которые вели с русскими дела.
Голубая чалма Ибрагима лежала на столе, и на выбритой до блеска голове сарта был только бархатный, украшенный жемчужинами каляпуш[24] наподобие тех, что Крашевский видел у оренбургских татар. Рядом на полу стояли снятые кауши — нечто вроде галош с каблуком, которые надевались поверх нижней обуви — сафьяновых сапожек-маас.
Поляк подсел к сарту.
— Ян Крашевский. А вы, кажется, Ибрагим?
— Моё имя Ибрагим ибн Ибадаллах аль-Сархан. Я купец из благородной Бухары и подданный блистательного эмира Музаффара, наместника Аллаха на земле. Желаете вина?
Крашевский ахнул, когда на столе чудесным образом появилось две бутылки каберне-совиньон. Он даже огляделся по сторонам, как бы проверяя, по-прежнему ли он находился в азиатском захолустье.
Стены чайханы были увешаны выцветшими недорогими коврами хивинской работы. Помимо вездесущего кальянного дыма, в нескольких восточных лампах чадило чёрным, едким дымом баранье сало.
Помещение в глазах Крашевского выглядело не лучше захудалой киргизской кибитки, и всё же именно это и привлекло его, примирило с текущим положением дел. Ведь здесь Ян был никем, и с каким-то извращённым удовольствием он опустился на подушки и приготовился вкусить разноцветных азиатских закусок, живописно разложенных на столике.
— Не повезло тебе оказаться на вражеской земле в то время, как ваш эмир задержал русское посольство, — произнёс Крашевский почти равнодушно. То, что рядом с ним сидел худородный купец, пусть и богато одетый, позволяло поляку обращаться к нему с некоторым высокомерием. Потом, не сдержавшись, он добавил резко: — Для любого цивилизованного человека посол — лицо неприкосновенное. Но видно у вашего эмира такое варварство в обычае.
— Эмир, да хранит его Аллах, — человек доверчивый и миролюбивый. И, к моему прискорбию, его царственные уши не всегда могут отличить добрый совет от льстивых речей корыстных шакалов.
— Миролюбивый, говоришь? — Ян усмехнулся. — Я слышал, будто бухарские воины любому русскому солдату, которому не посчастливилось попасть в их руки, отрезают головы или, на худой конец, уши, дабы бросить к ногам вашего «миролюбивого» эмира.
— Всё так. Только что же здесь странного, господин? Война есть война, а эмир слишком могуществен. Даже кокандский хан склонил перед ним царственную голову. И теперь эмир хочет украсить свою корону ташкентским маржаном[25]. За голову каждого русского назначена награда — тысяча таньга! Каждый батыр теперь будет охотиться за русскими головами.
— Неужели эти люди настолько дикие… — Шляхтича поразило, с каким спокойствием бухарец говорит о подобных жестокостях.
— Не дикие, а храбрые. Добыть голову русского — большой подвиг. За уши платят меньше — всего двести таньга.
Крашевский невольно сглотнул комок в горле. Ему вспомнились недавние события, и воображение дорисовало то, что могло бы произойти, если бы Саблин не подоспел так вовремя. Но внешне Ян пытался сохранять спокойствие.
— Но как же законы военного времени? Человечное обращение с военнопленными? Выкуп, наконец? Неужели воины эмира ничего об этом не ведают? — продолжал расспрашивать он.
— Иншаллах, господин! Как видите, я неплохо владею русским языком, но ничего не понял из ваших слов. Выкуп, говорите?
— Выкуп, любезный, выкуп! — Поляк начал раздражаться. Он в очередной раз внутренне ужаснулся, в какой дикий край угодил и какие варварские нравы здесь господствуют.
— Выкуп — можно. Но для выкупа годятся только офицеры. Остальным русским проще рубить головы — и получать за каждую по тысяче таньга. За уши и носы вместе визирь эмира даёт триста. А за живого офицера батыр может получить от светоча благодетели и щедрости — целое бекство! — пояснил Ибрагим, преспокойно перемалывая горсть жареных фисташек здоровыми зубами. — Но да простит меня Аллах, ибо я уподобился скупому якубу![26] — спохватился он и стал разливать вино.
Последнее напомнило Крашевскому о голоде, и он без сантиментов отбросил неприятные мысли.
— Помилуй, любезный, какой адский пройдоха доставил сюда бордо? — удивился Ян, плюнув на всякие условности и без церемоний разглядывая бутылку. Он окончательно осознал чуждость западного светского воспитания в мире восточной культуры, а кроме того, смирился со своей ролью отщепенца и уже не считал нужным соблюдать хоть какое-то подобие этикета.
— А чему вы так удивляетесь? — в свою очередь округлил глаза бухарец. — Было бы золото — и я сумел бы добыть английское пальто или итальянское масло так же легко, как индийский шафран или китайский шёлк.
— Слава Господу, значит, и сюда хоть одним глазом заглянула её величество цивилизация. Выпьем!
— Выпьем! — поддержал Ибрагим. — У меня есть к вам дело, господин… простите, мне, ничтожному невежде, трудно произнести ваше имя… Краши… Крахе…
— Оставь, любезный, русским ты владеешь отменно. Моё имя Ян. Думаю, тебе так проще будет, и при этом такое обращение никак не заденет моё достоинство, — развеселился поляк.
— Знаете, это почитаемое имя среди мусульман. Ведь пророк Яхья ибн Закария, мир ему, был среди первых, кто помогал пророку Исе, которого вы, христиане, почитаете. Яхья — это такое же имя, как Иван. Так вот, господин Ян, сначала я должен поблагодарить вас за то, что замолвили за меня словечко перед русским начальником.
— По́лно, любезный. Я сказал лишь о том, что видел своими глазами.
— И всё же я вам благодарен.
— Лучше скажи мне, отчего ты сперва помог прекрасной барышне, а потом вдруг присоединился к подстрекателям? — усмехнулся Крашевский.
— Вы здесь человек новый и, оказав мне услугу, обратили к себе моё сердце. Посему я снимаю печать, сковывающую мои уста, и буду говорить с вами открыто, если терпение ваше столь же велико, сколь и ваша храбрость.
— Гм… — Тут Крашевский вспомнил Кирсанова, любившего подражать азиатской речистости, и, с трудом сдержав улыбку, важно сказал: — Что ж, пусть уста твои отверзнутся.
Ему было интересно прикоснуться к какому-то тёмному делу — именно так он себе объяснял таинственность, с которой говорил купец.
— Так что, ты — лазутчик эмира? — Он всё же не смог скрыть иронии.
Ибрагим поддержал шутливый тон поляка:
— Все мы, бухарские купцы, хотим того или нет, являемся рабами эмира. И всё-таки мы купцы, а не возмутители спокойствия. Мы слишком дальновидны для того, чтобы желать пролития крови, ибо война — враг торговли. Но тот воин, что призывал к бунту, — человек диванбеги эмира. Я был обязан присоединиться к нему, ибо иначе уподобился бы барану, который сам подставляет шею под нож. Мне тогда было бы лучше вырвать из сердца благородную Бухару и никогда туда не возвращаться, ибо там меня бы ждали только унижение, позор и расходы на поминки моих родичей.
Крашевский почувствовал, что тонет в цветистых речах сарта, и поморщился.
— Однако, — вдруг сменил тему тот, — мои нечестивые уши случайно услышали в штабе, что вы не являетесь лучшим другом русских…
— Твоя правда, я прибыл сюда не по своей воле, — уклончиво ответил Ян. — Но скажи-ка, почему начальник Саблин так взъелся на тебя?
— О! Это настоящий шайтан! Он хитёр и подозрителен. Наши купцы каждый день гадают, за какие грехи Аллах наслал на нас бедствие в лице этого страшного человека. Он держит нас как баранью печёнку на шампуре, и любое наше движение отражается страшной мукой. — Ибрагим сидел, вольно откинувшись на спинку стула, и менее всего напоминал мученика, так что непонятно было, шутит он или говорит всерьёз. — Когда наш эмир последовал совету недоброжелателей — воинственных нечестивцев, прикрывающихся ревностным служением Всевышнему, — и подверг заключению русских послов, этот шайтан Саблин сделал то же самое и повязал цепями оков нас, честных купцов, волею Аллаха оказавшихся на земле ак-патши.
— Как же так, любезный, — Крашевский осушил второй бокал вина и, нацелясь на третий, откинулся на подушки. — Ведь ты не закован в кандалы, не томишься в подземелье, а мирно попиваешь здесь вино.
— Этот шайтан не столь прямолинеен, как наш благородный эмир. Он повязал нас иными цепями — ещё более крепкими, нежели те, что выкованы из стали.
— Что же, он наслал на вас порчу, что ли? — Шляхтич поглощал пищу, как солдат, дорвавшийся до спиртного. Курага, миндаль, тандырные лепёшки без перерыва оседали в его истосковавшемся по еде желудке. О благопристойности он позабыл с той же лёгкостью, с какой нерадивый школяр забывает урок, который ему внушают дольше полутора минут кряду.
— Нет, что вы! Поистине, сам Иблис[27] направляет помыслы этого лукового человека. Он сделал ещё хитрее. Он выдал каждому из нас паспорта, а имущество наше и весь товар отобрал. Только поэтому мы с вами сидим в этой убогой чайхане, и я не имею возможности угощать вас в лучшем доме Ташкента.
— Почему бы вам не сбежать отсюда в свою Бухару? Уверен, государь ваш эмир возместит понесённые убытки. Ведь вы оказались на вражеской земле и, можно сказать, являетесь жертвами войны.
— Наш великий эмир Музаффар[28], бесспорно, щедр к своим верным слугам. И многие из нас так бы и поступили, лишь бы не находиться под надзором этих бородатых казаков. Но всё дело в том, что они за нами и не надзирают. Плевать они на нас хотели, даже если мы начнём сбегать отсюда, как неверные, увидевшие перед собою зелёный стяг Пророка… Прошу прощения, господин Ян, не обижайтесь, но знамя Пророка, вечный мир ему и благословение Аллаха, внушает ужас всем грешникам…
— Хорошо, хорошо. Я не обижаюсь. Допускаю, что, увидав вашего Пророка, многие пали бы ниц, дабы лобызать копыта его коня. — Крашевский мысленно похвалил себя за явный прогресс в искусстве плести словесные кружева. — Но почему же тогда вы не бежите отсюда, если казаки за вами не надзирают?
— Вот здесь-то и кроется коварство Саблина. Каждого из нас он отдал на поруки одному из богатейших ташкентских купцов и передал им на хранение наши товары. И теперь, стоит нам сбежать, как эти правоверные, если можно их так величать, а скорее верные псы русского начальника, тотчас распродадут наши товары и заберут себе прибыль!
Ибрагим скорчил жалобную мину, и Крашевский в очередной раз вспомнил, что имеет дело не с дворянином, а с купцом, для которого свобода и честь стоят меньше, чем его драгоценные товары.
— За мою грешную голову отвечает грозный Садык Магзум, владелец хлопковых полей. За голову одного моего недруга, тоже бухарского купца, лицо которого подобно ослиной морде, в ответе Сеид Азим, держащий под собой весь свечной рынок. Они были бы счастливы, если бы мы сбежали, ведь тогда им удалось бы обогатиться за наш счёт! А тем временем нам здесь не на что жить, и Саблин — пусть Азраил посетит его в скорейшем времени! — выдаёт нам по нескольку таньга в день на еду и воду из нашего же имущества!
Крашевский разразился медвежьим рыком и хохотал, несмотря на вероятность показаться невежливым, так долго и заразительно, что вскоре даже бедняга Ибрагим последовал его примеру. Изощрённая хитрость Саблина и искренняя досада сарта рассмешила поляка до одури.
— Поистине, подобные цепи крепче, чем вера моих соотечественников в воскресение Христа! — Крашевский утёр выступившие слёзы. — Стало быть, дело не в том, что вы не можете сбежать. Дело в том, что вы не хотите сбежать! Коварен, коварен этот Саблин!
— Да, мы могли бы вложить ноги в стремена, но наш скакун — злосчастье… — сетовал Ибрагим.
— А скажи мне ещё вот что, любезный. Выходит, ташкентские купцы и владельцы хлопковых полей не поддерживают претензии эмира на этот магометанский город? Почему ташкентцы не поднялись и не перерезали русских у штаба вместе с этим Саблиным и его казаками? Я видел, что мирные горожане, скорее, искали защиты за штыками солдат.
— Куда там, господин Яхья! Эти вельможи не только не поддерживают нашего лучезарного эмира, но и сами вооружают отряды и присоединяют их к русскому войску. Поистине, эти лицемеры продали свои души за право выгодно торговать. Русский начальник держит их всех в кулаке и распоряжается ими как пожелает! А эти псы и рады, ведь шайтан казак-баши не забывает бросать им такие сочные кости, что даже у меня, честного бухарца, иногда текут слюнки. Он не берет с них пошлин, отправляет их караваны прямиком на сибирские ярмарки, сводит со своими татарами и степняками, так что сбыт у этих ташкентцев возрос во много раз. Боюсь, если начальник, по наущению шайтана, велит им сбрить бороды, они сделают и это.
— Что же, он собирает с них дань?
— Ещё хуже, господин Ян. Он велит им отказываться от части имущества в его пользу и отправляет товар в дом попа, с которым они делят выгоду.
Шляхтич ещё раз подивился тому, как мало понимает в этом запутанном азиатском мире, где в глаза тебе говорят лестные слова, а назавтра с обворожительной улыбкой распорют брюхо, как ватной кукле. С одной стороны, он видел некоторую свою общность с туземцами, которых угнетал начальник-мздоимец: ведь и его собственное имущество было конфисковано царскими чиновниками, и его друзей и родичей сослали в голодные края, лишив средств вести достойное существование. Но, с другой стороны, эта крайняя азиатская жестокость, интриги и хитросплетения отношений были ему столь же чужды, как какие-нибудь примитивные крестьянские пляски на Купальночку.
По словам сарта выходило, что Саблин, как, впрочем, Ян уже наблюдал в Оренбурге, да и в провинциальных польских городках, сделался этаким местечковым тираном. А с учётом азиатского чинопочитания ташкентский начальник населения выглядел едва ли не ровней бухарскому эмиру. Сам же Саблин не понравился Крашевскому при встрече не потому, что круто обошёлся с бунтарями или с купцом Ибрагимом — судьбы этих торгашей и любителей гашиша мало волновали шляхтича, — но, скорее, из-за того, что держал дальнейшую судьбу Яна в своих руках.
— Чем же я-то могу помочь тебе, любезный? — спросил Крашевский, захмелев от выпитого.
— Разве вы ещё не знаете, господин? Завтра вечером будут чествовать этих ташкентских богачей: Садыка Магзума и прочих собак. Начальник, да пожрут могильные черви его печёнку, устраивает в их честь… как это?.. непотребные танцы…
— Бал? — Сердце Крашевского немного замедлило ход и… не ошиблось.
— Да-да! И вы, бесспорно, окажетесь среди приглашённых! Пир будет проходить в доме начальника, где живёт госпожа Лиза, подобная райской гурии. А ведь к её спасению я тоже имел некоторое отношение. Конечно, заслуга моя не так велика, как ваша, но…
— Должен признать, ты вёл себя храбро и действительно рисковал собой, чтобы избавить панну от нападок этой грязной толпы, — согласился Крашевский.
— О, об этом не стоит даже упоминать, ибо таков долг любого мусульманина. Разве мы обсуждаем то, как раздаём милостыню нуждающимся или как почитаем своих стариков?
— И всё же я обязан поблагодарить тебя, — ответил шляхтич, поскольку тон сарта и его речи были достойны благородного человека.
— Так вот, если вы пойдёте на бал и хотя бы вскользь упомянете перед лицом Саблина имя несчастного Ибрагима, подобного пылинке, попавшей на ресницу грозного русского медведя, я буду счастлив, и благодарность моя не будет знать границ.
Крашевский был ошеломлён новостями. Несмотря на льстивые речи Ибрагима, он прекрасно осознавал свою беспомощность. Нет, сам по себе бал в честь каких-то богачей был для него не важен. Но там будет Лиза! Он снова получит возможность прикоснуться губами к её руке. Вино, танцы, приличное общество, по которому он так соскучился, и возможность хоть ненадолго вернуться в тот мир, к которому он сам некогда принадлежал…
Но у него не было ничего! Изношенный костюм и два-три рубля в кармане. Он никогда не посмеет явиться перед глазами русского офицерства в столь жалком виде, дабы не запятнать честь всей славной польской шляхты. И тем более он не опустится до того, чтобы смутить своим неподобающим видом ангела, с которым ему посчастливилось провести несколько минут.
Гордое сердце шляхтича бунтовало против несправедливости судьбы.
Ибрагим, несмотря на молодость, был опытным человеком и понял, что происходит в душе собеседника.
— Я не смею предлагать благородному господину золото, оставленное в моей родной Бухаре, ведь храбрецу нужен лишь конь и сабля. Но и этого я не могу дать, ибо нынче я беден, как дервиш. Всё, что я могу обещать, — это моя рука и моя дружба.
Внезапно сарт выпрямил спину, огладил свою лощёную бороду и даже взгляд его сделался горделивым.
— Что ж, любезный. Прими мою благодарность за трапезу. Я был голоден и, надо признать, несколько истосковался по интересному обществу, а ты оказался единственным, кто счёл возможным разделить со мной стол и две эти славные бутылочки. — Ян действительно был сыт и слегка во хмелю. — Шляхтич умеет быть благодарным. И хотя я не вижу, как твоя дружба может мне пригодиться, ибо мы, вероятно, больше никогда не увидимся, если миссия моя к Саблину закончится успехом. Но я сделаю всё, чтобы он позволил тебе отправиться домой. Как никто другой, я понимаю, что такое быть вдали от родины.
И он пожал протянутую руку Ибрагима.
* * *
Гордость не позволяла Крашевскому воспользоваться приглашением Саблина. Сумерки сменились тьмой, и, когда шляхтич шёл по улочкам в сторону штаба, где он оставил сундучок с личными вещами, только рвущий душу ишачий рёв напоминал ему о том, где он находится.
Он намеревался устроиться на ночлег в самом штабе, а наутро отправиться к Саблину или к пресловутому попу, к которому его направлял давешний фельдфебель. В любом случае, надо было где-то обосноваться, обеспечить себе заработок, получить сколько-нибудь денег в аванс и жить…
Он уже думать забыл о своём случайном попутчике Кирсанове — как вдруг увидел его.
Дверь в штаб была наглухо затворена, а рядом сидели два солдата, укутанные в ташкентские халаты, и поручик. Он восседал на табуретке посередине и истошно вопил, ничем не отличаясь в этом от здешних верблюдов. Кроме того, слышались весёлые удары игральных костей о доску.
— Шесть! Видал, пустоголовый! Это тебе не баб по сеновалам гонять!
— Свезло, вашбродие. Таперича я брошу, — отвечал солдат.
Крашевский приблизился, и его тень накрыла доску.
— Стой! — крикнул второй солдат с перепугу, а Кирсанов вскочил, как если бы увидел лешего.
— А! — завопил он привычно и успел наполовину выдернуть саблю.
— Ты чего разорался, поручик? — Крашевский положил ему руку на плечо.
— Господи милосердный! Объявился, чертяка! — обрадовался Кирсанов, помянув Бога и чёрта в одном приветственном возгласе. И тут же насупился, и сменил настрой, как меняет внезапно направление горный ветер. — Ты где пропадал, пан брат? Я пол-Ташкента с ног на голову поставил. Ищу его повсюду… Ей-богу, каждую подворотню облазил в поисках тела. Решил, что утыкали твоё ясновельможное панство кинжалами да бросили помирать. А мне тогда как быть? Ты ведь еретик, пан брат, сам говорил. Вот я и думал предать твоё тело огню и отправить твоей матушке в Каменец, как бишь его… Подольский…
Поручик был вдребезги пьян.
— Вижу, вижу, Иван, как ты усердно меня ищешь. За костями-то сподручнее, — улыбнулся поляк.
— А ты как думал? Вот, решил немного передохнуть! Дать этим двум Гаврилычам возможность выиграть пару рубликов у бывшего корнета Александрийского полка. Да только они всё проигрывают. Дальнейшим моим намерением было отправиться по местным борделям и курильням, поскольку тела-то твоего я в подворотнях не обнаружил!
— Хорошее дело, поручик. Однако вот он я, к твоим услугам.
Один из солдат откашлялся и, убедившись в том, что привлёк внимание Кирсанова, бросил кости.
— Восемь! Восемь, вашбродие! — заревел он так, как будто услыхал весть о рождении первенца.
— Восемь, Пресвятая Богородица!
Другой солдат вскочил с места, в то время как первый всем телом накрыл игральный стол, чтобы никто ненароком не задел его и не нарушил победную комбинацию костей.
— Ах, чтоб вас чёрт в преисподнюю утащил! Мошенники! — возмутился Кирсанов и, казалось, готов был вступить с солдатами в перепалку, однако общество Крашевского уберегло его от этого унизительного поступка. — Ладно, получайте своё!
Он достал из кармана смятую пятирублёвую ассигнацию и, отвернувшись, величественным жестом двумя пальцами подал солдату.
— Господь смилуйся над вами, вашбродие! Ей-же-ей, мы за вас свечечку поставим, — кланяясь, благодарил тот.
— Уходим, пан. Право, общество этих балбесов мне наскучило.
Куда они держат путь, Крашевский не ведал, однако доверился своему приятелю, который, если ему верить, поискав и не найдя ссыльного в ближайших чайханах, вернулся к штабу. Не имея других средств для розыска, он решил подождать там Крашевского час или два, а после поднимать гарнизон и обшаривать город.
Теперь они шли по тёмному городу, и казалось, что поручик знает, куда идёт. Крашевский следовал за ним и был уверен, что путь их лежит в какой-нибудь местный кабак, где они, как делали в пути, предадутся пьянству, после чего уснут в хлеву.
Но место назначения оказалось вовсе не злачным, и даже наоборот. Это был чистый домик, окружённый невысокой стеной, с аккуратной кованой калиткой, на которой явственно выделялся крест.
— Что такое? Право, я отдал бы мизинец ради сна в мягкой постели, утреннего кофе по-варшавски и, пожалуй, тазика чистой воды. Но церковь… На тебя это не похоже, поручик.
— А, ты об этом, пан брат? Что поделать, я и сам желал бы пропустить чарку-другую виноградной, но ты же видел, как этот бездельник Гаврилыч выиграл у меня последние деньги. Веришь ли, какое приключилось дело… Я нынче занял пять рублей у отца Андрея, так как этот волокитчик-каптенармус заартачился и не выдал мне аванса. Всё, чего мне хотелось, — это отпраздновать наше с тобой прибытие, Богом клянусь! — Кирсанов перекрестился так, чтобы его благочестивый порыв был виден, если кому-то вздумается выглянуть из окна. — И вот Господь решил отнять у меня эти пять рублей и отдать этим плутам-солдатам, дабы те половину пропили, а вторую половину отнесли завтра же в церковь. Ибо, знаешь ли, в здешнем храме заместо кружки стоит целая бочка для пожертвований, и наполняется она деньгами быстрее, чем души прихожан — благодатью. Так денежки вернутся к отцу Андрею завтра, а моё бренное тело, правда изрядно наполненное водкой, будет у него в доме нынче же!
— Неисповедимы пути Господни! — засмеялся Крашевский.
— Верно, пан брат. А пока пойдем. Отец Андрей дал мне ключик и велел укладываться вон в той лачужке. Там раньше была женская половина в доме богатого сарта, а теперь отец Андрей обустроил на месте этого алтаря греха и порока гостевой домик. Каково? Будем спать. И сниться нам будут прекрасные девы…
Добравшись до упомянутого домика, Кирсанов икнул и рухнул на постеленный на полу соломенный матрац. Он захрапел, едва его щека коснулась ладони, и более не произнеся ни слова, а поляк, который принял последние слова приятеля близко к сердцу, ещё долго ворочался перед сном, думая о прекрасной деве. А снился ему званый вечер, бал и прелестная девушка в русском сарафане.
* * *
Крашевский проснулся поздно. Блаженно растянувшись на мягкой, хоть и не особо чистой постели, едва продрав глаза, он увидел перед собой поистине блистательного офицера с напомаженными усищами и удалым блеском в глазах, ясно говорившим о том, что бравый рубака успел уже хлопнуть опохмельную чарку. Кирсанов в последний раз решил блеснуть в своём гусарском доломане, хотя мундир пехотного поручика, в отличие от аванса, каптенармус ему уже выдал.
Этот человек обладал удивительным свойством, несмотря на пьянство и распутный образ жизни, наутро выглядеть таким свежим, как будто в его распоряжении всегда имелась ванна с чистой водой и личный брадобрей, заодно наминавший ему суставы.
— Ты куда это собираешься, поручик? Уж не на утреннюю ли службу в церковь? — пошутил Ян, потягиваясь.
— А! Пробудился, пан шляхтич! У нас под Тамбовом даже самые зажиревшие помещики до такого времени не спят. А ты говоришь, утренняя молитва!
— Который же теперь час?
— Одиннадцать, Ян, одиннадцать.
— Вот как! Что ж, надобно поблагодарить этого вашего отца Андрея за кров. Право, я отлично выспался. Но, позволь спросить, куда это ты прихорашиваешься? Уж не отправляют ли тебя нынче же в полк?
— Разумеется, нет. В войска я отправлюсь завтра. А нынче в двенадцать часов начинается приём в доме одной здешней дамы… О, ты бы видел её, пан брат!
— Пресвятая Дева! — С Крашевского остатки сна будто рукой сняло, и он вскочил с постели.
Он припомнил события прошлого дня, вспышкой вспомнилось и то, как Кирсанов уводил с места бунта Лизу…
— Вчера, пока ты изволил любоваться красотами Ташкента, я принял участие в небольшом дельце. Так, разогнали кучку взбунтовавшихся туземцев, которые, впрочем, не успели причинить никакого ущерба. Так вот там я познакомился с одной дамой… О, Крашевский, она была великолепна, хотя и несколько напугана. Правда, прежде её выручил из неприятности какой-то штатский господин. Но потом войсковой старшина Саблин, который, между прочим, оказался её дядюшкой, приказал мне сопроводить её домой в сохранности, что я с превеликим удовольствием и исполнил, хотя, строго говоря, не являюсь его подчинённым…
— Матерь Божья, да можешь ли ты говорить толком?!
Поручик с явной неохотой оторвал взгляд от зеркала и удивлённо посмотрел на поляка.
— А я что делаю, Крашевский? Видно, ты вчера хватил лишку, — отрезал он незлобливо. — Так вот, эта барышня, чистый ангел, всю дорогу сетовала на то, что запамятовала имя этого штатского, провались он в преисподнюю. Видано ли, думать о каком-то штатском, когда рядом с тобой гусарский корнет?! И всё же эта дама достойна восхищения — как она рассказывала о перенесённых ужасах и об этом негоднике, который вроде как спас её! Зато её разумная тётушка изволила пригласить меня сегодня на чай. И хотя мы и условились вместе помозговать о том, кем может быть тот штатский, я намерен нанести им визит и наиприятнейшим образом скоротать время с этой барышней…
— Кирсанов! И когда ты собирался мне об этом поведать? — Глаза поляка от ярости налились кровью.
Судорожно, но тщетно он шарил глазами по комнате в поисках своего сюртука и брюк.
— И чего ты так распереживался, ей-богу? Верно, соскучился по дамскому обществу, а? — Кирсанов подмигнул, и в это мгновение Крашевский понял, что приятель его и правда ничего не знает. Будь по-иному, он бы разукрасил эту самодовольную рожу, пусть даже это и поставило бы точку в их дружбе. — Рано утром заходила одна солдатская жинка. Насколько я сумел понять, она помогает отцу Андрею в делах прихода, а заодно служит тут кем-то вроде горничной. Настырная баба, ей-богу, чистый Наполеон в фартуке! Она забрала твой сюртук в стирку. Свой гусарский мундир я сумел отстоять с большим боем…
— Что же мне, в исподнем теперь мыкаться? — Крашевский обречённо схватился за голову.
— Отчего же? Мой пехотный мундир в твоём распоряжении. В любом случае его следует отдать хорошему портному, ибо я не желаю выглядеть как какой-нибудь деревенщина. Ведь он сшит по общему лекалу…
— Офицерский мундир… — Крашевский улыбнулся.
Глядя на Кирсанова, можно было лишь дивиться его наивности и искренней приверженности дружбе. При этом он плевать хотел на чувства Крашевского, неудавшегося мятежника, готового скорее опуститься до плебейской, штатской службы, нежели поступить в армию к царю-захватчику. Но действительно ли тот готов сделаться писарем у местного конторщика или устроиться приказчиком к какому-нибудь торговцу?
На это Ян и сам пока не мог ничего ответить.
Кирсанов дал ещё несколько советов знатока по поводу того, как следует опохмеляться и чем лучше закусить, находясь в степной полосе, так чтобы не было совестно появляться на людях, после чего наконец убрался, оставив поляка биться головой о стену.
Какое-то время Крашевский сидел в отупении. Потом встал и примерил мундир. Это был белый двубортный китель из хлопкового полотна, с двумя рядами жёлтых пуговиц и незатейливо расшитым воротником, и тёмно-зелёные шаровары с красным кантом. Остальное: офицерский шарф, погоны и фуражка с красным околышем — лежало рядом, отдельно от мундира. Это примирило Крашевского с необходимостью надеть китель. В чистом виде, без офицерских знаков отличия, он выделялся разве что белым цветом, и почти не напоминал военный. Фуражку Крашевский оставил и пошёл разыскать свою многострадальную длиннополую шляпу. Её он готов был надеть хоть мокрой, потому что на фуражке поручика была кокарда с двуглавым орлом.
Выйдя из лачужки, поляк обнаружил скопление людей на подворье русского попа. Но то были не прихожане. Загорелые тела чернооких мужчин напоминали потёртую бронзу, косматые, неухоженные бороды походили на обгаженные конские хвосты, а измождённые лица уродливо кривились щербатыми улыбками. Мужчины были в одних коротких штанах, с голыми торсами, и на их спинах и плечах виднелись заросшие белые, свежие красные и гноящиеся желтоватые рубцы. Такие шляхтич видел у бурлаков или провинившихся холопов.
Посередине дворика, который был окружён жилыми и хозяйственными строениями с трёх сторон, а с четвёртой огорожен заборчиком, был разведён костёр, где дымился громадный казан. Толстобрюхий повар, надевший засаленный фартук прямо на голое тело, накладывал в глиняные миски для этих убогих людей горсти плова, а дьячок следил за тем, чтобы в каждой миске оказался кусочек баранины.
Крашевский явственно ощутил, как сознание его раздваивается, что, впрочем, с ним случалось не впервые. Одна часть манила его к этому дымному, вкусному запаху, чтобы наравне с этими потными, грязными горемыками отведать вкусного плова, ибо внутренности его ныли со вчерашнего дня, а вторая часть предупреждала, что всё съеденное тотчас будет им извергнуто от одного вида этих нищих.
Дьячок благоговейно слагал три перста в знамение Святой Троицы и крестил миски при раздаче еды, на что иные нищие отзывались поклонами, а некоторые даже пытались повторить этот жест.
Так, думал Крашевский, видно и местный поп трудится не покладая рук вместе с царьком Саблиным. Один разъезжает с казаками и собирает с населения дань, а второй раздаёт ташкентцам еду и заодно обращает в православную веру. Хорошо устроились, чёрт их дери!
Вспомнив о Саблине, несмотря на всё возрастающую неприязнь к этому человеку, поляк поспешил покинуть обитель попа. Глядя на этих странных нищих с истерзанными, худыми, но жилистыми телами, полураздетых и жалких, ему перехотелось заходить в дом к попу, дабы выразить благодарность за предоставленный ночлег. Пусть себе дурит головы этим несчастным, которые готовы за горсточку плова пополнить собою его приход и улучшить отчёты о миссионерской деятельности в азиатской глухомани. Небось получит похвальную грамоту от губернатора или епископский омофор.
* * *
Как и в прошлый раз, в штабе было довольно людно. Только сейчас никто не бегал в панике и всюду слышались сальные шутки, смех и переругивания. Наряду с унтер-офицерами там присутствовали какие-то вооружённые джигиты в кожаных жилетках, сарты в излюбленных пёстрых халатах, какие-то штатские чиновники.
Фельдфебель был на своём месте и с плохо скрываемым удовольствием вновь поведал поляку о том, что начальник населения в штабе отсутствует.
— Попробуйте разыскать его в бане Нурмухамет-Кушбеги. Это в махалле Ески-Джуй. Не заблудитесь, пан-как-вас-там! — сообщил он и поспешил скрыться с глаз поляка.
Указанная махалла, или квартал, как объяснил Яну посочувствовавший чиновник, находилась неподалёку. Поляк вышел из штаба и, снабжённый его устными инструкциями, отправился на поиски. Свернув на одну из улочек, он с удивлением увидел вывески с русскими надписями: лавка золотых дел мастера-еврея, торговый дом какого-то татарина, какая-то аптека, возможно, даже польская… И тут же длиннобородый ишан[29] верхом на осле вещал какие-то магометанские истины, хохотали юноши-шакирды[30] из ближайшего медресе, прохаживались важные сарты, оглаживая обритые черепа, и прямо между русскими лавками гуртом столпились лошади в ожидании своих наездников-киргизов, распивающих кумыс или яростно торгующихся с русскими приказчиками о цене на овечью шерсть и курдючный жир.
Но самое удивительное ждало шляхтича впереди. После некоторых блужданий он наконец нашёл Саблина. Взору его предстала невероятная картина. Он полагал, что Саблин мог отправиться в бани, дабы совершить какой-то обход или изловить очередного бунтовщика, пока тот, что называется, безоружен. И никак не ожидал, что местный всесильный сатрап будет совершать… туалет.
Эта было поистине нелепое зрелище. Двое казаков с раскрасневшимися рожами, не то распаренные в бане, не то пьяные, с блаженными улыбками начищали своих коней поодаль от начальника. Саблин же сидел на крыльце лавки цирюльника, а рядом с ним расположились двое сартов. На груди начальника населения, доходя до шеи, лежало белое полотенце, а позади него стоял мускулистый ташкентец с тонущей в пышной бороде физиономией и, как казалось, намеревался выколоть Саблину глаза.
Поляк подошёл поближе.
— Шайтан тебя дери, Махмудка! — проговорил начальник, и ташкентец, массировавший его брови, скулы и русую копну волос на голове, расплылся в улыбке. — А ну-ка, братец, заканчивай меня наминать и приступай с Богом к бритью.
— Бисмиллях[31], — кивнул Махмудка и вынул бритву из внутреннего кармана халата.
Лицо Саблина было распарено и лоснилось. Рядом из медного тазика валил пар, и цирюльник, намылив усищи, подбородок и щеки начальника, подступил к тому с бритвой.
Сидевшие рядом сарты, видно, ожидали своей очереди.
— Рассказывай, Родион-баши, не томи! — запросто обратился к нему один из них.
Второй бросил какую-то фразу в поддержку на своём языке.
— То-то! Знайте уральцев, почтенные! Стало быть, так, — весело рассказывал Родион Васильевич, судя по всему, уже не в первый раз. — Прибыл давеча гонец от нашего генерала Романовского и сообщил слух, будто эмир обошёл наше войско да решил Ташкент взять. Вот я со своей сотней и вышел на рекогносцировку до Чиназа. Идём, значит, по Дарье, глядим, а там — скопище! Орда!
— Субханналах![32] — изумлялись сарты.
— Мы с казачками — в шашки. Кинулись, значит, на скопище сие, а там… — Саблин выдержал паузу. — Ну что?
— Что? Что? Сарбазы?[33] Пушки?
— Аллах милостивый, неужели гвардия эмира?
— Тю! Не угадали, почтенные. Там — дуван! Добыча, стало быть. Баранов — тьма тьмущая! Стадо-то оказалось эмирово. Значит, чабанов и охрану мы живо похватали, всё сделали в лучшем виде. А один сбежал, паскудник. Больно ходкий аргамак под ним оказался — не поспели вслед казачки.
— Это тот подстрекатель, который вчера баламутил народ возле штаба?
— Он самый, негодник. Человек десять их было. У всех на руках — воззвание эмира к жителям четырёх частей Ташкента. Пишет эмир, будто собрал сто тысяч войска и послал своего диванбеги брать Ташкент, и потому велит всем правоверным резать преданных нам людей, вроде вас, почтенные, и впустить войско в город.
— А вместо войска послал стадо баранов? Хитер эмир Сеид Музаффар! Хотел руками ташкентцев заполучить город без боя! Кровожадный пес, астагфируллах![34]
— Значит, стадо было только уловкой?
— Видимо, так.
— И что, изловили подстрекателя? — гнул своё первый сарт.
— Изловили, куда ж он денется. Отдам его ташкентскому казию[35], пусть судит по шариату.
— Это мудрое решение, Родион-баши. Он хотел разжечь пламя в нашем мирном городе, да покарает его Аллах! Хорошо, что ты поймал его. Я сам завтра отправлюсь к казию и буду присутствовать на суде!
— Бог в помощь, почтенный Сеид Азим.
— Иншаллах, начальник!
— Амин, амин! — смеялись сарты. — Теперь Ташкент в безопасности.
— Бисмиллях, — вдруг сказал цирюльник и с новой энергией стал намывать выбритое лицо Саблина.
— Как не вовремя, как не вовремя, начальник! Уай-ах! — Второй сарт досадливо махнул рукой. — Жалко! Теперь степняки приехали после зимовок, баранов пригнали да всё распродали. Навруз прошёл, так что бараньей голове грош цена!
— Не береди рану, почтенный Садык Магзум, ей-богу, душу разрываешь! Почём возьмешь стадо?
— Бисмиллях, — снова обронил Махмуд, ловко закрутил кончики усов Саблина кверху, большими пальцами растёр ему виски и огладил лоб. Затем бесцеремонно надавил на плечи и стал массировать начальнику шею и затылок.
Саблин блаженно фыркнул.
— Помрут бараны, начальник. В Ташкенте не продашь, а дальше гнать некуда. Не казахам же баранов продавать, ха-ха!
От этой шутки загоготали все вокруг. Поистине начальник населения походил на восточного князька с неизменной свитой подхалимов.
— Раздай баранов, начальник, вот мой совет. Аль-Бухари[36] писал, что Аллах даёт раздающему возмещение. Садака[37] будет.
— А, ну и пёс с ними. Раздам.
— Я помогу, начальник. Пусть твои казаки гонят баранов к медресе Хозрети Имам. У этой медресе очень бедный вакуф[38], а служат там два мударриса[39], имам и даже мутавалли[40]. Кормятся подаяниями родителей шакирдов, но и те бедны…
— Хорошо, пусть будет по-твоему, почтенный Сеид Азим. А девичья школа при сей медресе имеется? Ты ведь знаешь мою племянницу. Ей-богу, всю душу вынет, а поддерживать девичьи мактабы[41] я обязан, во как!
— Одним прыжком ты достиг дна моих потаённых замыслов, начальник! Да, там есть мактаб для девочек. Они там шитьём занимаются. Баранов твоих мы раздадим нищим, часть отдадим суфию тариката[42] Накшбандия, а часть пусть будет вакуфом для медресе Хозрети Имам, чтобы могли прокормиться от этих стад. Если пожелаешь, я велю раздать милостыню тайно. Ибо сказано: если ты раздаёшь милостыню открыто — это прекрасно, а если скрываешь раздачу милостыни — это ещё лучше для тебя!
— Да будет так, почтенные.
— Бисмиллях, — заключил цирюльник и прошёлся гребнем по волосам начальника, завершив свой сложный ритуал.
Саблин поднялся, и Крашевский был вынужден признать, что лицо начальника стараниями Махмуда сделалось настолько свежим и аккуратным, что с таким не стыдно было бы показаться в самом высшем обществе.
Родион Васильевич положил на столик медный полтинник и поблагодарил брадобрея за работу, а его место поспешил занять ташкентец Садык Магзум, судя по словам Ибрагима, один из богатейших людей города.
— Жду вас, почтенные, сегодня на приёме. Поверьте, такой иллюминации вы ещё не видывали!
— Приду, приду, начальник, иншаллах!
— Пусть мои ноги сломает подагра, если я пропущу такое зрелище.
Саблин подошёл к поляку.
— Пройдёмся, господин Крашевский? Или желаете воспользоваться услугами Махмуда-сертроша? Тогда придётся подождать своей очереди. Но я могу договориться.
Он приветливо подмигнул шляхтичу.
Ещё бы, подумал Крашевский. Строишь из себя лучшего друга туземцев, но стоит тебе щёлкнуть пальцами, как твои уральцы нарубят из них знатный бигус…
— Пройдёмся, — ответил он вслух.
Даже несмотря на то, что по пути начальника приветствовали самые разные люди, кланялись, а он отвечал им то на киргизском, то на местном языке, поляку по-прежнему казались неискренними и разговор о благотворительности, и эти смешки да ужимки. Он уже составил своё мнение о Саблине и собирался его придерживаться.
Двое казаков следовали за ними на почтительном расстоянии, но Крашевский чувствовал их присутствие.
— Вчера я не успел выразить вам свою благодарность, господин Крашевский. Лиза мне рассказала, что во вчерашней заварушке ей подал руку помощи какой-то штатский господин, — Саблин как-то неприязненно скорчил рот.
— Однако вы успели отчитать того сарта, Ибрагима, ваше благородие.
Саблин приподнял бровь. Он не ожидал возражений.
— Так… — Он растерялся всего на мгновение. — Вижу, вы человек занятой, господин Крашевский. И всё же чувство справедливости обязывает меня. Сегодня состоится званый ужин в честь наших ташкентских друзей. Приходите, вам будут рады. Если вы не видите для себя возможным принять благодарность из моих уст, извольте принять её из уст моей супруги и племянницы.
— Благодарю вас. Я приду.
Казалось, оба мужчины мерились тем, насколько у них прямые, мужественные осанки и благородные походки. Небритый, немытый, осознающий своё жалкое положение Крашевский проигрывал в этом состязании, и только горделивый блеск его фиалковых глаз выдавал в нём человека более знатного.
— Кстати, вам весьма к лицу офицерский мундир, господин Крашевский, — сказал Саблин не то с намёком, не то с издёвкой.
Теперь поляк поморщился, чувствуя себя мишенью для насмешек.
— Мне писали о вас. Удобно ли вы обустроились в Ташкенте? — продолжал расспрашивать Саблин и с неприятным прищуром вглядывался в лицо шляхтича.
— Да… Знаете ли… Мой приятель пригласил меня переночевать у здешнего священника. Спалось нам недурно.
— Хорошо, хорошо. Вот и живите там, под Божьим присмотром. — Начальник явно принял решение быть доброжелательным, несмотря на неприязнь со стороны приезжего. — Право, я желал бы видеть вас на службе в войсках, но вы, как я понимаю, предпочли устроиться с удобствами в солнечном Ташкенте. Полагаю, у вас имеются средства для такого праздного существования?
— Нет, ваше благородие. Я стеснён в средствах и пока не отыщу себе место, не могу квартировать и столоваться у отца Андрея.
Родион Васильевич усмехнулся:
— Об этом не беспокойтесь. Здесь ни у кого нет средств на первых порах. Всё пропивают и тратят в пути. Тысяча-две вёрст — шутка ли!
Крашевский ненадолго успокоился. Саблин ни разу не поглядел на него с сочувствием, и в его словах не слышалось ничего, что могло бы задеть достоинство шляхтича. Резануло разве что упоминание об огромности империи и глубине той дыры, в которой они оба пребывали.
— Устроитесь на место и оплатите в конце месяца свои расходы. А пока столуйтесь на здоровье, стирайтесь, да хоть мальчишку себе наймите в помощь. Если позволите, могу рекомендовать вам магазинчик Фаизова. Это верненский купец. Он держит мелочную лавку в махалле Нашин, возле старой урды[43]. Это цитадель, увидите её издалека. Я похлопочу, и вам отпустят всё в долг… и не вздумайте задирать нос и отказываться! Уверяю, здесь это в порядке вещей. Извольте только платить вовремя, да накидывать бакшиш[44]. И с отцом Андреем я поговорю. Ну, есть у вас ещё что-то?
— Да… Я бы хотел спросить вашего совета… — Пришло время унижаться, и Ян мужественно продолжил: — Вы говорили об устройстве на работу… Я был бы признателен за рекомендацию.
Саблин остановился и повернулся к поляку. И как будто для десятков окружающих туземцев это было знаком. Они кинулись к начальнику. Кто-то предлагал ему какую-то мелочовку, другие, сложив руки лодочкой, как будто бы молились или просили благословения, третьи запросто бросали своё «аман, баши» и дальше что-то тараторили по-азиатски.
Крашевский с некоторой приязнью осознал, что пристают и к нему тоже.
— Мне показалось, вы дали понять, что не очень желаете моего участия в вашей судьбе, — заметил Саблин.
Шляхтич едва расслышал его среди гвалта голосов.
— Напротив, я буду признателен вам за содействие. Если вы подскажете какое-то место, где я мог бы быть полезен…
«Пёс! — мелькнула мысль. — Всё же вынудил меня испросить своей милости!»
— Я бы так и поступил, уверяю вас. Мне написали, что в Оренбурге вы репетиторствовали в доме князя, занимались французским и английским с его дочурками.
Когда они двинулись дальше, шум заглох и народ постепенно поотстал.
— Едва ли кому-то здесь потребуется знание этих языков. То ли дело персидский, татарский или киргизский. Уверяю вас, человек с такими познаниями мог бы сделаться тут кем угодно, от драгомана[45] до лазутчика! Блестящие перспективы. Я бы и сам занялся сей службой, да вот ранение. — Он хлопнул себя по ноге, и Крашевский впервые заметил, что шею начальника пересекает зловещий шрам, будто оставленный топором палача, и его негнущуюся ногу, на которую, впрочем, Саблин опирался достаточно твёрдо.
Оба сцепили руки за спиной и продолжали прогулку. Родион Васильевич при этом выглядел как английский джентльмен, прохаживающийся по Сити, а Ян шёл рядом, шаг в шаг, как будто просьба о содействии в устройстве его жизни была не более чем обменом любезностями.
— Поймите меня правильно, господин Крашевский. Работы в этом крае столько, что хватит нашим с вами потомкам до седьмого колена. Но именно работы, трудной и грубой. В Туркестане переплавилось столько культур и народов, что даже Америка едва ли сумеет в этом посоперничать с ним. И у каждого народа своя правда. И дабы наладить между всеми мосты, дабы учиться друг у друга лучшему и жить в мире и согласии, требуется немало усилий. — Впервые с начала их прогулки Саблин, казалось, заговорил с увлечением. Но тут же улыбнулся поляку, как будто отбросил ненужные мысли, и продолжил: — Впрочем, это праздный разговор, ведь мне известно, что вы не желаете служить на благо империи и предпочитаете сидеть в тылу. Ваше право.
— Это так. Служить государю, отдавшему приказ утопить в крови народное восстание…
— Ба! Панское восстание вы называете народным? — удивился Саблин.
Однако видно было, что он готов к взрыву со стороны поляка, как если бы ждал ответного выпада.
И потому Крашевский сдержался. Говорить о Польше с этим болваном, почитающим себя правителем восточного городишки, он не намеревался.
— Ваша правда. Служить царю-тирану для меня всё равно, что плюнуть в лицо своей кормилице.
— Что ж… Не стану вас переубеждать. Вы, видно, желаете гулять, наслаждаться красотами, ухаживать за дамами. — Тут Саблин вперил в поляка пристальный взгляд, явно давая понять, что сказанное затрагивает их обоих лично. — Но что тогда я могу вам посоветовать? Все мало-мальски крепкие мужчины, а тем более дворяне, служат у нас в войсках. Здесь только увечные, вроде меня, солдатики и дамы. Если желаете оставаться в нашем мирном обществе, пока мужи проливают кровь, повторяю, это ваше право.
Поляк вспыхнул. Он не сразу решил, воспринимать ли слова Саблина как намерение его унизить или просто как констатацию факта. В конце концов, как ни были неприятны слова начальника, шляхтич вынужден был признать безупречность его манер и вескость аргументов.
А может быть, Саблин желал удалить ссыльного, почти нищего поляка от Лизы? Эта самоуверенная мысль несколько возродила боевой дух Яна, и он выказал готовность слушать дальше.
— Но скажите, чем я могу быть полезен знатному польскому пану, ежели он не желает воевать, как положено шляхтичу? Порекомендовать вам торговую лавку, где вы могли бы устроиться счетоводом? Но ведь это ниже вашего достоинства. Или хотите помогать нашему доктору излечивать гнойные язвы у бывших рабов, которых вы наверняка заприметили возле дома отца Андрея? После таких нелепых предложений, вероятно, мой язык непременно должен отсохнуть. Постойте! Уж не ждёте ли вы, чтобы я отрезал вам с дюжину десятин земли где-нибудь в приташкентских садах, конфисковал домишко у какого-нибудь жирного сарта, чтобы вы могли там вечерами музицировать, собирать светские приёмы, по субботам охотиться на зверя, а на ужин есть налимов из Дарьи? Вы так представляли себе жизнь ссыльного?
Ян молчал недолго, ибо в груди у него давно полыхало.
— Вижу, я обратился не к тому человеку…
— Скажите, господин Крашевский, — прервал его Саблин, — что вы умеете делать, помимо преподавания французского и английского юным особам? Из Оренбурга пишут, будто вы отменный наездник и неплохой фехтовальщик. Но вы не желаете служить в войсках, дабы найти применение этим поистине аристократичным качествам. Что вы ещё умеете делать полезного, пан?
Вопрос был задан как бы в пространство и, похоже, не предполагал ответа, так что Крашевский даже не смог ничего возразить этому мерзавцу — именно так он окрестил Саблина в уме.
Начальник не ускорял шага. Шляхтич молчал, чувствуя себя загнанным в тупик.
Он вдруг ясно осознал, что без своего имения и привычных доходов может в лучшем случае присутствовать в качестве чьего-то компаньона на светских раутах, слушая игру на пианино, рассыпая комплименты на французском и развлекая дам куртуазными анекдотами. Или сопровождать какого-нибудь престарелого помещика на охоте, играть с ним в карты да фехтовать на деревянных саблях. И даже патриотического пыла его хватит лишь на то, чтобы дерзко поднимать тосты за восстановление Речи Посполитой, как делали его такие бравые, но такие жалкие друзья…
А ведь он даже не участвовал в восстании. Опоздал? Нет. Не желал. Вовсе не из трусости. Просто ему нравилось жить в достатке и уюте — ровно так, как описал это Саблин. Ян пировал и принимал гостей, разъезжал по железным дорогам в славные европейские города. Со смехом размышлял о нелепых традициях туземцев в английских колониях в Индии, порицал упрямцев за восстания во французском Индокитае, восхищался бравыми американцами за бомбардировку японского города Симоносеки… И, разумеется, не упускал случая, чтобы поносить Россию за возмутительную аннексию Польши.
Тут он заметил, что Саблин стоит прямо перед ним, пристально глядя ему в глаза. Теперь можно было высказать в лицо начальнику всё. Но уже не хотелось.
— Я понимаю ваши чувства, господин Крашевский. Но, право, я лично знаком с десятком офицеров-поляков, которые служат в императорской армии и, уверяю вас, не только не запятнали своей чести, надев русский мундир, но и прославили польское оружие. Кроме того, как я уже сказал, работы много и здесь. Вовсе не обязательно служить в войсках, говорю это как бывший есаул, вынужденный теперь следовать гражданской стезе. К примеру, если желаете, я похлопочу о вас в комиссии по устройству степей, которая недавно прибыла из Азиатского департамента[46]. Хотя это государева служба, она не потребует от вас надевать военный мундир. — Саблин слегка улыбнулся, глядя на белоснежный кирсановский китель, который так отличает туркестанцев от остальных военных соединений империи. — Комиссия ещё не сформирована до конца и пока состоит в качестве управления для учёных занятий при штабе. Устроитесь там к нашим этнографам, будете изучать быт и нравы здешних народов. Люди с образованием всегда нужны. Одна беда — комиссия теперь тоже при войске, а оно, как вам известно, на юге. Думайте, господин Крашевский. Вечером извольте дать ответ. А теперь я вынужден откланяться. Честь имею.
И начальник населения растворился в одной из извилистых улочек.
* * *
Стало быть, это бывшие рабы, думал Крашевский, вернувшись на подворье священника, где по-прежнему толпились полураздетые люди. Прошло чуть более двух часов с того времени, как он отлучился, но людей как будто стало ещё больше. Кроме того, дворик наполнился бестолковыми баранами, и их блеяние несколько разнообразило галдёж.
Ян был раздражён. Впрочем, Саблин не прелестная дама, и встреча с ним и не должна была походить на загородную прогулку. Теперь всё, чего желал Крашевский, нервным шагом направлявшийся в сторону поповского дома, было рекомендоваться хозяину и умять пару жареных куриц да залить это дело бутылочкой местного пойла. В долг, чёрт подери, ибо тоскливо воющий желудок и особенно регулярность, с которой шляхтич испытывал это дурное чувство, унижали хуже злейшего недоброжелателя.
Подходя к дому священника, Крашевский заметил, что вместо толстого повара, прежде приправлявшего тут плов капельками пота со своей башки, за столиком сидит человек в гражданской одежде, а рядом с ним стоит, судя по всему, толмач из местных. Эти двое опрашивали нескольких смуглых, прокопчённых солнцем бывших рабов.
— Господи помилуй! Вы!
Сердце пропустило очередной удар. Крашевский забыл, как выдыхать воздух. Колени предательски затряслись. Быть не может!
Он обернулся.
— Здравствуйте, здравствуйте! Вы меня не узнали? — Лиза подбежала к поляку и без церемоний взяла его за руку.
На Яна дохнуло нежным ароматом, и он вдруг заметил, как ужасно смердит всё вокруг. Оставалось только надеяться, что терпкую вонь пота источают рабы, а не он сам.
— Mademoiselle… — глупо обронил он.
Лиза хихикнула, как девчонка, и отпустила его руку. Затем кокетливо присела в быстром реверансе, прихватив щепотью юбку, и сказала:
— Позвольте представиться! На сей раз официально, господин шляхтич. — Она игриво сдвинула бровки и тут же изобразила серьёзность. — Моё имя Елизавета Степановна. А для самых близких людей я Лиза. Но вам пока не дозволено так меня называть, потому что вы слишком задираете нос. Как же вы посмели заставить даму искать вас, дабы выразить вам свою искреннюю благодарность? Мои мальчишки вчера с ног сбились в поисках храброго иностранного рыцаря.
— Позвольте, панна, но ведь я… — Крашевский задыхался. Как мальчишка, как прыщавый студентик.
Как она оказалась здесь? Где этот плут Кирсанов? Неужели обманул, павлин проклятый, и отправился не на приём к даме, а в какой-нибудь очередной трактир? Но нет же! В трактир поручик непременно взял бы поляка с собой…
— Но я вас прощаю! — Лиза погрозила Яну пальчиком. — Хоть и пришлось разыскивать вас весь вчерашний вечер. Это невежливо, знаете ли. Так что вы там спрашивали насчёт здешних обрядов?
— Прелестная панна, я… я только…
— Так вот, милостивый государь. Вам весьма повезло, что я обнаружила вас в доме отца Андрея. Вы, наверное, помогаете ему с этими несчастными? Или вы состоите на службе при лазарете?
Крашевский чувствовал себя совершенным дураком. И хотя эта прелестная болтушка не давала ему вымолвить и слова, он был вынужден признать, что слов ему и взять неоткуда, ибо голова его совершенно пуста, а сердце колотится как кузнечный молот.
— Но позвольте, вы, кажется, снова невежливы. Я вам представилась, а вы… — Глаза Лизы расширились, и шляхтич испугался, что она вот-вот заплачет, хотя и понимал, что это всего лишь женская уловка. Он почувствовал, что, если она когда-нибудь заплачет, он прострелит голову любому, кто в этом повинен, пусть даже этим негодяем будет он сам.
— Ян Жигмонд Крашевский, к услугам ясновельможной панны. Если вы…
— Да! Ну вот же! Ах, какая я бестолковая! Ведь вы вчера представлялись. Ян, Ян… а фамилию вашу я не расслышала. Ах, нет, вру! — Лиза перекрестилась, и бровки её вновь сдвинулись. — Я просто запамятовала…
— Ясновельможная панна, я готов называться так, как вам вздумается, и почту это за честь, лишь бы вы не хмурились больше. Господь свидетель, моё сердце разрывается на куски, когда тень недовольства омрачает ваше прекрасное личико…
— Вот, теперь я вас узнаю, — ответила Лиза и посуровела.
Как бы игриво эта красотка ни шутила по поводу своих врагов, шляхтич точно не хотел бы оказаться в их числе, поскольку едва она перестала улыбаться, он почувствовал себя несчастным, виноватым, безмозглым…
— Madame, если я вас чем-то обидел, то вон топор… — В попытке сделать очередной комплимент он указал в сторону дощатого сарая.
Там что-то кричали.
— Извините… — сказала Лиза и неожиданно бросилась в сторону распластавшихся на солнцепёке мужчин.
Она подбежала к какому-то человеку, которого двое таких же измученных и жалких поддерживали под мышки. Крашевский поспешил за ней. Двое, сидевшие за столом, привстали, и тот, что был одет по-европейски, направился туда же.
— Что с ним? Удар? — спрашивала Лиза.
— Кадаруллах… Вафот этканга охшайды[47]…
Лиза присела на корточки, поддерживая голову несчастного рукой. Мужчины опустили свою ношу, и девушка сложила ему руки поперёк тела. Крашевский только теперь заметил, что её зелёная юбка в пятнах, рукава хлопковой блузы закатаны, а уложенная вокруг головы коса покрыта простой косынкой. Он понял, что Лиза находилась здесь не из праздного любопытства, а, вероятно, выполняла какую-то трудную работу. И по её поведению даже понял какую.
Она вытерла платочком пот со лба умирающего, прижала пальцы к его горлу, проверяя пульс, и велела принесли холодной воды. Кто-то кинулся исполнять. Она нагнулась, едва не касаясь крючковатого носа нищего, послушала дыхание и, убрав слипшиеся, грязные волосы с его лица, подняла голову.
— Его надо положить в постель, господин Протасов, — обратилась она к гражданскому, который, судя по всему, был доктором.
— Елизавета Степановна, светик вы мой, да где же я достану ему постель? Вы же видели, дом батюшки битком набит, там дышать уже нечем. Вы ведь и сами велели им во двор на прогулку выходить, а не то спекутся там…
— Ах, правда, правда. Тогда отнесём его на крыльцо, в тень.
Крашевский оглянулся по сторонам и увидел, что двор священника полон полумертвыми телами таких же бедолаг и ещё с десяток лиц таращились на происходящее из окон. Ему было противно от одного вида этих вчерашних рабов, но Лиза за ними ухаживала, и в глазах поляка это давало им право на существование.
Сей ангел небесный, как оказалось, спустился сюда не для того, чтобы праздно порхать над цветущими садами, отнюдь. Лиза садилась рядом с больными, источниками миазмов, подносила им воду, не брезговала прикасаться к грязным телам и перевязывать раны.
Когда лежащий задёргался и захрипел, она велела подать ложку и засунула её прямо ему в рот, чтобы он не прикусил язык во время припадка.
— Матерь Божья! — рявкнул Крашевский, растолкал всех и, присев рядом с Лизой, просунул руки под больного.
Одним рывком он поднял его с земли и, будто тюк соломы, понёс в свою лачужку.
— От, пршекленте бидлуо́! Но, на Бога, хтялбым быч на твойим мьейцу[48], — ругался он достаточно тихо, чтобы его слова не долетали до Лизы, но всё же так, чтобы полумёртвый босяк его слышал.
Он пинком отворил дверь и уложил умирающего прямо на постель Кирсанова.
Лиза и доктор зашли в домик вслед за Яном, остальные не посмели переступить порог и только молча наблюдали снаружи.
— Ну, господин доктор, лечите! — сказал поляк, едва сдерживая рвотный позыв.
Ему было неловко перед Лизой, мужественно переносившей жуткий смрад, наполнивший комнатёнку. Оставалось крепиться и страдать.
— Я не доктор, ваше благородие, я всего лишь фельдшер. Доктор с войском убыл.
— Да хоть коновал, чтоб тебя, любезный! — У Крашевского слезились глаза и сдавали нервы. — Здесь есть хоть кто-то, кто не убыл с вашим великим войском? Матерь Божья, какая вонь!
Лиза поспешила отворить окошко, распорядилась принести ведро с водой. Она присела рядом с больным, который понемногу приходил в себя, и принялась поить его с ложки. Потом намочила платочек и положила ему на лоб.
— Господин Протасов, будьте любезны, отправьте кого-нибудь в аптеку Зайдмана. Нужно купить раствор аммиака на случай, если этот бедняга потеряет сознание. Думаю, у него солнечный удар. Господин Крашевский, у вас найдется полотенце?
Фельдшер и поляк поспешили исполнять приказы. Первый убежал в аптеку, а Крашевский подал девушке кирсановское полотенце.
Лиза тоже окунула его в воду и положила на грудь страдальца. Убедившись, что тот дышит ровно, она сполоснула руки и наконец встала.
Сложив руки на груди, словно стесняясь, что они запачканы, она вскинула головку, и её глаза — цвета могучей Вислы в том месте, где её поток впадает в Гданьский залив, намного темнее, чем у Крашевского, — заглянули в самые тайные глубины души шляхтича. Тот прежде был уверен, что не отвёл бы взгляда перед лицом последнего Судии, ибо не помнил за собой бесчестия, но теперь, смущённо оглядывая комнату, чувствовал, что эта нежная девушка вела себя гораздо смелее и благороднее его.
Он ожидал упрека и… боялся.
Но Лиза вдруг улыбнулась всё той же озорной, детской улыбкой, в которой человек поверхностный прочёл бы обещание восторгов страсти и фейерверков веселья, а глубокий — чистого, мирного, тёплого счастья.
— Спасибо… Ян. — Она встала на цыпочки и легко коснулась губами его щеки.
И Крашевский в этот миг едва не умер от стыда: он вспомнил, что щека его похожа на щетинистое рыло старого кабана.
Лиза действительно отпрянула, уколовшись, как кошка, коснувшаяся носом чего-то непонятного, но тут же засмеялась. Мгновенно оказавшись у двери и прикрывая губы ладошкой, как будто сама испугавшись сделанного, она деловито сообщила:
— Вы теперь отвечаете за этого человека, господин Крашевский. Во всяком случае, до прихода отца Андрея.
— Не извольте беспокоиться, панна! Можете не сомневаться — к вашему приходу этот дохляк будет отплясывать мазурку. Клянусь крестом на гербе Крашевских!
— Смотрите, Ян, ведь я проверю!
Она поклонилась, полуобернувшись, чуть не сведя шляхтича с ума, и упорхнула. Поляк же присел рядом с больным, который блаженно пускал слюну, и, сам не свой от возбуждения, заговорил с ним ласково, как мать с сыном:
— Нич, хамье, нич. Зжробье з цебье таке танцорке, жье запеуайа аниоли![49]
А потом и вовсе запел:
Хей дивчино, хей калино,
Не пуач ми, не пуач ми
И озжками йак гуажками
Засуиеч ми, засуиеч ми![50]


Забывшись, он хлопнул беднягу по груди так, что тот едва не выплюнул последние зубы, а сам пустился в пляс.
* * *
Кирсанов пришёл в такую ярость, что не смог вымолвить даже слова, обнаружив загорелого больного, занявшего его постель.
Шляхтича он нашёл в доме священника, на втором этаже, где тот расположился со всеми удобствами.
Перед поляком на столе, накрытом холщовой скатертью с малороссийским орнаментом, ароматно дымился горшочек, который Ян успел наполовину опустошить, а также томились несколько мисок с нехитрыми закусками и блюдо с редким в этих краях чёрным хлебом.
Крашевский поглощал пищу как в последний раз и напоминал ребёнка, которому вручили здоровенный медовый пряник и который никак не может поглотить угощение разом.
— Вижу, ты хорошо устроился, пан брат! Пируешь. — Кирсанов плюхнулся на табурет, и пожилая прислужница священника, с которой утром у поручика состоялся бой за одежду, поставила перед ним тарелку.
Но есть он не стал, ибо был сыт.
— …Сыт по горло побасенками этой почтенной старушки! Три часа! Три часа я выслушивал сию матрону, пусть она проживёт ещё сто лет! О! Поистине её благоверного следует канонизировать при жизни, пан брат. Есть у тебя знакомый кардинал, дабы этого святого мученика признала ваша церковь, или нет? Как подумаю о тех трёх часах, что я провёл в гостях у этой словоохотливой madame, мне становится жалко её мужа до чёртиков. Ведь он вынужден жить с ней бок о бок, и она ждёт его каждодневно, чтобы поделиться новостями! Я теперь знаю историю этого города со времён какого-то великого, но хромого падишаха, а также названия всех овощей и фруктов, что произрастают в окрестностях…
Добрая прислужница в чепчике и ситцевом платье подливала молоко и не могла нарадоваться зверскому аппетиту Яна, ведь миски перед ним опустошались быстрее, чем она успевала их наполнять. Между нею и шляхтичем установилась молчаливая, но крепкая взаимная приязнь.
— Я думал, ты отправился на приём к прекрасной барышне, — ответствовал поляк не без ехидства.
— И я так думал, пан брат. — Кирсанов почесал подбородок, лицо его выражало горькое разочарование. — А вышло так, что я, ей-богу, чуть ноги не протянул, пока гостил там!
— Лучше скажи, раздобыл ли ты денег, поручик? Я был бы тебе благодарен, если бы ты ссудил мне пяток червонцев.
— А молодая барышня ушла ухаживать за какими-то увечными… — Кирсанов никогда не говорил с приятелем о деньгах и даже на сей раз, будучи расстроен неудачей, не изменил своему правилу. Шляхтич не придавал этому никакого значения, лишь посмеивался про себя. — Так сказала престарелая тётушка, да хранят её херувимы, дабы она могла поделиться своей мудростью с внуками, и правнуками, и праправнуками. Мне потребовалась вся сила духа, какая бывает исключительно у офицеров Александрийского гусарского, пан брат, дабы унести от неё ноги, не оконфузившись. Пришлось сказать ей, будто моего присутствия требует сам начальник населения, её супруг, и только тогда она сдалась и отпустила меня восвояси. Да и то лишь до вечера, ибо в её доме состоится званый ужин в честь каких-то туземцев, и я, само собой, на него приглашён. Но горе мне, Крашевский! Она пожелала непременно заполучить меня в партнёры для виста, и я был вынужден дать слово гусара, а оно, сам понимаешь, нерушимо, как скала.
Шляхтич едва сдерживал смех, но внешне при этом старался показать солидарность.
— Стол я с тобой не разделю, пан брат, прости, — продолжал поручик, — ибо попить чаю у этой славной дамы оказалось всё равно что быть приглашённым на пир к индийскому махарадже в честь победы над другим индийским махараджей. Говорят, в британской Индии их тьма тьмущая, этих махараджей. Клянусь, я столько не ел, даже когда был розовощёким дитятей на попечении нянюшки в тамбовском имении отца.
Кирсанов был раздосадован и даже выглядел хуже, чем обычно. Ему явно требовался отдых перед грядущим званым ужином. И он точно не горел желанием возвращаться в их с Яном лачужку, где в его постели спал сном праведника бывший раб.
Крашевский же успел наполнить желудок настолько, чтобы не вспоминать о еде до следующего дня и не бросаться на кушанья во время званого ужина, как последний холоп. Бесспорно, стоило бы ещё залиться бутылочкой вина для озорного блеска в глазах, ведь предстоял светский вечер, но шляхтич решил не торопиться.
Фрак его ещё не просох, но поляк уже свыкся с офицерским кителем Кирсанова. Он был вынужден признать, что выглядит в нём, даже без знаков отличия, вполне подобающе. Теперь следовало разве что побриться и умыться, да поспать часок, чтобы выглядеть в обществе пристойно.
Старушка-прислужница сразу после трапезы хозяйским жестом позвала Яна следовать за собой, что он и сделал, оставив Кирсанова пыхтеть папироской у окошка. Она отвела поляка в комнатку в задней части дома, где, по всей видимости, прежние хозяева совершали дарет, сиречь ритуальные умывания перед молитвами, как принято у азиатов.
Здесь и не пахло вездесущими бывшими рабами. Вероятно, именно в этой комнатке умывался хозяин дома — священник. Было здесь и зеркальце, и бритва, и даже какие-то ароматические масла. Старушка указала на чистые полотенца и бочонок с водой, потрепала Яна по плечу и удалилась.
«С первого заработка куплю этой ангелоподобной старушке корзинку фруктов», — подумал поляк и принялся за свой туалет. Все его мысли были заняты Лизой, и ни Саблин, ни страх, испытанный во время вчерашнего бунта, ни даже смутные перспективы дальнейшей жизни не могли вытеснить образ этой прекрасной и мужественной девушки.
Вернувшись освежённым и благоухающим, Крашевский обнаружил в кухоньке не только Кирсанова, но и священника, о котором был так много наслышан, но с которым до сих пор не имел случая познакомиться лично.
Шляхтич сразу почувствовал расположение к этому человеку, выглядевшему, скорее, как списанный со службы казак.
— А! — заорал Кирсанов. — А вот и мой щедрый покровитель! Знакомьтесь, батюшка. Вот этот господин, мой закадычный друг и попутчик, пригрел бедного гусара и не жалел никаких средств, дабы я не помер от жажды, а мой конь — от голода.
— Не шуми, дуралей! — отмахнулся батюшка от Кирсанова. — Тебе до́лжно благодарить Господа за то, что он посылает тебе помощь и покровительство. А ты только пьёшь беспробудно да чревоугодничаешь. Вечером придёшь на исповедь, а не то попрошу начальника тебя в лазаретную роту записать али оставить при штабе.
— Смилуйся, батюшка! Хуже и придумать невозможно. Чтоб я, корнет Александрийского полка, да в штабах штаны просиживал! Боже упаси!
— Тогда покайся.
— Приду, приду, батюшка, вот вам крест! А не то, сами приходите. Небось начальник и вас пригласил на званый ужин?
— Господь с вами, бражничайте без меня… Только помните меру, не слишком усердствуйте, ибо вам скоро в бой во имя Иисуса Христа.
— Так ведь и вы на передовую?
— И я, — кивнул отец Андрей и повернулся к поляку: — Ксёндз наш войсковой помер, да упокоится с миром его прах. А потому, уж не взыщи, чадо, не осталось у тебя образца и наставника в житии, в духе и вере.
— Стало быть, в русском войске много солдат католического вероисповедания? — спросил Ян, заинтересованный не столько количеством паствы умершего ксёнзда, сколько тем, что в российском войске служат поляки. Он не поверил Саблину, когда утром тот рассказывал о польских офицерах в российских туркестанских отрядах.
— Душ по десять в каждой роте наберётся. Да офицеров с дюжину. Поляки, литвины, немцы. Даже один итальянец был. Нынче он при генерале, с войском. Прибыл шелковичного червя искать, пройдоха, говорил, что в их пределах червь сей извёлся. Да только в глубь Азии ехать струхнул, едва эмир бухарский нам войну объявил.
— Матерь Божья! Так много поляков?
— Есть, есть. Служат на благо нашего Отечества и царя-батюшки наравне с другими. У нас даже патер имеется для окормления протестантов! И татар много в войске, и киргизские отряды… Этим-то новых храмов не требуется возводить, ибо в Ташкенте почти триста мечетей имеется.
— Я этого не ведал, — потрясенно вымолвил Крашевский.
— То-то. Всем людям утешение и помощь Божья потребны. Посему завтра приходи на молебен.
Поляк кивнул.
Он подумал о бывших рабах, которых, скорее всего, этот поп намерен вскоре крестить. И вдруг обнаружил, что вместо привычного сарказма и ехидного самодовольства человека, уверенного в том, что разгадал чьи-то скрытые корыстные мотивы, испытывает к попу какое-то тёплое чувство. Яну даже показалось, что священник с располагающим, хоть и несколько отстраненным лицом напоминает его давно умершего деда. Тот был человеком искренне веровавшим, но при этом частенько рассказывал маленькому Яну истории, в которых изобиловали языческие персонажи вроде чертей, леших или русалок. Эти занимательные, хоть и жутковатые легенды будоражили воображение ребёнка.
— Сказывайте, удобно ли устроились? — участливо спросил батюшка.
Гордец Крашевский, прежде чем вспомнить о больном, за которого он взял ответственность перед Лизой и которого должен был передать на попечение священника, подумал об оплате за проживание.
— Не тревожьтесь, отче. Его благородие Саблин предложил мне должность при законодательной комиссии, и я надеюсь уплатить за…
— Полно, чадо, не о том толкую. Куда, говоришь, он тебя хочет приписать? В петербургскую комиссию? Так ведь она при войске…
— Ба! Значит, ты всё-таки решил составить нам общество в завтрашней поездке? — вставил Кирсанов.
Прежде чем шляхтич успел кивнуть, он заметил недовольство на лице священника и был этим удивлён. Ему казалось, все только и ждут от него согласия на государеву службу, дабы увидеть, что его мятежная воля сломлена.
Но поп явно был не рад. Он вздохнул, посмотрел на своих собеседников, задержав на каждом печальный, почти трагический взгляд, и обратился к Кирсанову.
— Вижу, горячий ты, головушка беспокойная. До битвы, до славы охоч. Засиделся в тылу, покуда другие за царя и Отчизну кровь проливают. Не лезь на рожон, успеешь ещё свой кусок свинца отыскать. Оглядись, с людьми познакомься, с офицерами здешними подружись. Да хотя бы и бражничай, кути, пока Господь время даёт. А на войну успеешь ещё…
Кирсанов уставился на священника, будто впервые увидел его.
— Что так смотрите? Вижу, наслушались вы бравады разной, Господи помилуй, будто здесь каждый офицер на груди кресты от царя-батюшки имеет. От лукавого сие. Ради одних почестей рваться в пекло — ничего в этом доброго или славного нет. — Эти слова отец Андрей обращал уже к обоим молодым людям.
— Это как вам угодно, батюшка. Ей-богу, вы меня покорили! Чувствую, что рядом с вами я будто крылами архангела защищен! Клянусь, от вас — ни ногой. Буду вашим личным адъютантом! — отшутился Кирсанов, и отец Андрей снова вздохнул, видимо, поняв, что не сумел переубедить этого бойцового петушка.
Он повернулся к поляку.
— Понимаешь ли, что вместо креста царского на груди запросто можешь могильный крест обрести? Знаешь ли, ради чего головой рискуешь? Впрочем, на всё Божья воля. А ежели думаешь, что я с тебя плату потребую — то зря. Рассчитаешься, когда время придёт. А покуда оставался бы ты в Ташкенте…
Крашевский вспыхнул.
— Я, отче, сабли басурманской не ищу, равно как и царских крестов. А жить в долг не привык.
— Бог в помощь, если так. Вот и трудись на благо Отечества. А на таких героев бедовых не гляди. — Он махнул рукой, едва не задев нос Ивана Кирсанова. — Своим умом живи.
Крашевский уже понял, что имеет дело не с обычным попом. Отец Андрей был человеком больших знаний, вероятно, даже бо́льших, чем его собственные, вот только направлена была его мудрость в иное русло. Не на просвещение, не на прогресс по европейскому типу, а, как решил поляк, в обратную сторону — в темноту средневековья. Переубеждать погрязшего в ветхозаветных текстах и байках человека, искренне верующего в бесов, духов и вечное блаженство, было бесполезно.
Поэтому Ян попробовал отвязаться от назойливого попа:
— Я, отче, из тех, кто в Царствие Небесное не стремится. И в этом бренном мире забот хватает. Впрочем, вы рано меня отговариваете. Я ещё не принял решения.
— Что ж, неволить никто не будет. Царица Небесная нам всем в помощь.
— Вы лучше вот что скажите, отче. Куда бы нам спровадить одного дохляка, которого я имел несчастье пригреть в нашей лачужке… Думается, он один из ваших подопечных. У него случился удар, и я был вынужден предоставить ему кров.
— Ба! — выпалил Кирсанов. — А я подумал, что к тебе приехал родич из Подольска, а потому не стал вышвыривать его вон, а только переселил на твою постель.
Отец Андрей улыбнулся и заверил молодых людей, что вечером, когда они уйдут на бал, он позаботится о бедняге.
— Поистине вы святой человек, батюшка. Мне каждый разговор с вами — как святое причастие! — смеялся Кирсанов.
— Завтра причастишься по-настоящему, ежели покаешься. А покамест поди вымойся, а то разит от тебя, как от галоши. Идите веселитесь, только ведите себя, как честным людям надлежит. Девок не троньте, местный люд не обижайте. Помоги вам Господь быть лучшими христианами!
И священник осенил приятелей крестным знамением.
Когда они вышли, отец Андрей крепко задумался о том, что ещё он может сделать для этих молодых людей. Странное предчувствие охватило его, когда они познакомились, и он решил принять в их судьбах самое горячее участие. Люди приезжали в Ташкент из всех уголков России, кто по своей воле, кто по долгу службы, иные — временно, по делам купеческим, другие — дабы обрести здесь новый дом или могилу. Но эти двое отчего-то особенно тронули сердце священника…
— Крашевский. У меня к тебе дело. Я, пожалуй, пойду сосну часок-другой.
— Как? А мне где прикажешь спать? — Шляхтич ускорил шаг.
— А ты не спи, брат. Поди лучше помолись! — Кирсанов, уже не стесняясь, бежал вперёд.
— Ах, курва… — сдался Ян и отстал.
В итоге ему пришлось предаваться послеобеденному сну на охапке соломы, которую принесла для него старушка-прислужница, ибо его постель была занята больным рабом.
* * *
— Что-то твой конь совсем загрустил, поручик, — говорил Крашевский, пока они следовали по сумеречным улицам Ташкента.
Горожане, как уже успел привыкнуть поляк, приветствовали их, и они отвечали кивками. Вокруг них вились мальчишки, что-то кричали и с особым наслаждением разглядывали статного гусарского карачаевца.
— Аман, аман, — отвечал Кирсанов направо-налево. — Да вот, я отдал на время свою плеть одному киргизскому мастеру на седельном базаре. Совсем обветшала, ей-богу. Денег у меня нет, но как только добуду рублик, выкуплю плеть, и эта скотина вмиг повеселеет.
Карачаевец шёл нехотя: видно, насмотрелся на здешних ишаков и верблюдов, которых хозяева задабривали словами, яблоком или другой вкусностью, дабы те совершили хотя бы одно движение. Даже с животными в Азии требовалось вести долгие и тягучие переговоры.
Кирсанов не пожелал ехать верхом, когда спутник его был вынужден тащиться на своих двоих. Но при этом он и не мог оставить своего красавца-коня на подворье у священника, где толпились бывшие рабы с подозрительными рожами. Кроме того, пешие люди в Ташкенте почитались бедняками, и даже иные дервиши разъезжали по городу верхом на ишаках. Мускулистый конь редкой в этих краях породы, выученный по-армейски, вызывал у прохожих восхищение, которое относилось и к его владельцу, чем поддерживал высокий статус двух приятелей.
Вечерело. Закат жутковато отдавал краснотой, но редкие оранжевые лучики ещё освещали небеса из-за зелени приташкентских садов. Друзья делали вид, что никуда не спешат, поскольку не хотели уподобляться черни, вечно спешащей по своим суетным делам. И хотя оба знали, что первые танцы с самыми хорошенькими барышнями заполучают наиболее расторопные кавалеры, шли неторопливо.
Дом начальника населения располагался среди садов за старой крепостной стеной. Он некогда принадлежал кокандскому беку, но теперь был наспех перестроен на русский манер, хотя древесина в этих засушливых местах была редкостью и стоила не меньше железа. Но начальнику Саблину, видно, всё было доступно. Отличные брёвна, из которых были сооружены несколько хозяйственных пристроек, окружавших жилой дом из жжёного кирпича, доставили в Ташкент купцы, друзья Родиона Васильевича, прямо по Сырдарье.
Плодовые деревья пышно окружали усадьбу, а невдалеке вились лозы небольшого виноградника. Звуки музыки свидетельствовали о том, что приём уже начался.
Кирсанов перепоручил своего коня дежурным солдатам, которые расположились в начале живописнейшей аллейки, ведшей к главному входу. У коновязи теснились кони гостей, вокруг громоздились тарантасы, и даже один верблюд величаво жевал сено, пока его распрягали.
Солдаты балагурили, нахваливая щедрость начальника населения:
— Ай да его бродие! Нонче ведь у нас ротный праздник в честь перенесения мощей святого Николая Чудотворца. Дык Родион Васильич пятерых баранов выдать изволили, дай ему Бог здоровья! Пирует рота!
— А ты туточки мыкаешься, дурень! То Родион Васильич всем роздал, а не токмо вашей роте. Вон, весь Ташкент гуляет!
Как и во всех азиатских городах, дом был построен в виде буквы «п», где середина предназначалась для хозяев, а по бокам могло располагаться что угодно: женская часть дома у мусульман, детская, кухни, сушильни, кладовки, стойла, погреба. Внутри был двор, окружённый с трёх сторон, четвёртая же, передняя сторона у начальника не была огорожена забором, а выходила прямо на сады, где по распоряжению Саблина всем на диво был вырыт небольшой пруд. Во дворе поставили два длинных стола, а в его глубине расположились музыканты. В середине был настелен дощатый пол — для танцев.
Саблин с супругой ещё не садились. Они встречали запоздавших гостей.
Родион Васильевич выглядел поистине блестяще. На воротнике и рукавах серебрились петли галунов, офицерский чекмень облегал ляжки почти до колен, а малиновый кушак опоясывал плоский живот. Тёмная материя мундира строго контрастировала с чешуйчатыми эполетами белого цвета, на шее был пышно повязан серый шёлковый шарф, а на груди причудливо блестели разнообразные медали. Едва ли в Ташкенте нашёлся бы ещё один обладатель такого количества наград, как войсковой старшина Саблин.
Супруга его вовсе не показалась Крашевскому старухой, как её описывал Кирсанов. Это была моложавая пышнотелая женщина с приятным, здоровым румянцем на щеках. В отличие от многих дам, которые вились вокруг, она не перестаралась с белилами и выглядела естественно и изящно в своём корсете. Голову её украшала диадема — явный знак жены человека, облечённого властью.
Гости, стоявшие перед двумя друзьями, все были сарты, и Крашевский даже несколько возмутился тем, что этих туземцев приветствовали раньше. Но тут, когда важный ташкентец прижал руку к груди и поклонился куда-то вбок, поляк вдруг услышал смешок.
Сарт что-то сказал, и Родион Васильевич перевёл для своей племянницы:
— Желаю вам стать мудрой матерью и верной женой.
Лиза чинно поклонилась, и гость пошёл за стол, где несколько смущённо восседали ещё несколько человек в белых чалмах и великолепно расшитых халатах.
— Представить тебя, пан брат? — спросил Кирсанов.
— Разве что той прехорошенькой даме, хозяйке дома, о которой ты так нелестно отзывался нынче днём. С остальными я имею честь быть знакомым.
— Как? И с юной барышней?
— А как же, поручик! Ты думал, в чьём обществе я замечательно провёл время, пока ты ходил на чай к милой тётушке?
— Дьявол! — выдохнул Кирсанов.
Поляк не заметил, как мрачная тень упала на лицо поручика. Но их перешёптывания немедленно прекратились, когда они приблизились к хозяевам дома.
Саблин приветствовал молодых людей и, уделив им не слишком много времени, отправился за стол, где его уже ожидали несколько растерянные гости-ташкентцы и гордые штабные офицеры. Молодые люди остались наедине с дамами.
Опытный обольститель Крашевский обменялся с Лизой многозначительным взглядом, на сей раз почти без робости, и принялся галантно раскланиваться с её тётушкой — той, от чьего благорасположения зависело многое.
— Madame, — сказал он, представившись, — смеет ли бедный шляхтич надеяться получить согласие на один танец? Полагаю, — добавил он серьёзно, — столь заметная дама, элегантности которой позавидовали бы при любом европейском дворе, сегодня едва ли сможет уделить минутку польскому дворянину, но всё же…
Он склонился к ручке тётушки.
— О, господин Крашевский, вы слишком мало себя цените. Четвёртый танец я оставлю за вами — мне любопытно послушать о европейских делах. Право, от кавалеров сегодня нет отбою! Вот, скажем, этот негодник уже записан в моей бальной программке на пять танцев. — И тетушка ухватила Кирсанова за локоть как раз тогда, когда поручик пытался любезничать с Лизой, и увела беднягу так властно, как будто кавалером в их паре являлась она. Одно слово — начальница.
— Панна Лиза, если вы осчастливите меня танцем… — начал поляк.
— Хорошо, господин Крашевский. Предпочитаете вальс или польку? — деловито осведомилась Лиза и медленно двинулась в сторону столов, как бы приглашая поляка следовать за собой.
— И вальс, и польку, madame, — ответил он самоуверенно, но тут же смягчил дерзкое выражение лица до просительной улыбки.
Лиза улыбнулась в ответ.
— Что ж. Я вас записала. Пятый вальс и вторая полька. — Она достала свою программку и сделала пометки, затем окинула Крашевского высокомерным взглядом, но не выдержала своей же игры и, улыбнувшись, перешла на шёпот: — Как там наш подопечный?
Поляк мгновенно принял новые правила, подразумевающие некоторую интимность в разговоре об их общем деле.
— Madame, я ухаживал за ним, как за родным братом. Этот блаженный выспался, отведал бульону и к приходу отца Андрея уже восседал на подушках, которые я для него взбил.
— Вы не шутите?
— Как можно, madame! «Помогай страждущим!» — это второй девиз Крашевских.
Лиза хотела ещё что-то спросить, но услышала голос своего дядюшки: Саблин готовился произнести приветственный тост.
— Вам очень идёт мундир, — успела она бросить Яну и легонько коснулась его плеча своей воздушной ручкой, перед тем как убежать.
Но поляк ощутил это прикосновение как ожог. Это была её плоть, живая, тёплая, желанная. Он уже знал, что, несмотря на кажущуюся хрупкость и весёлый птичий щебет, эта девушка была не так проста и слаба. Стоило только заглянуть в её глаза — и они затягивали, словно воронка морского водоворота. В Лизе чувствовались отвага и жертвенность. И всё это Крашевский успел понять за несколько минут, проведённых с нею, а какие открытия, какие глубины ожидали его дальше — он мог только догадываться. Было ясно, что племянница Саблина не чета тем легкомысленным особам, которых он знавал прежде. Как отличалась она от этих чувственных красавиц с томными глазами, мечущих манящие взоры, будто стрелы. От этих искусных соблазнительниц, посвящавших всё своё время перелистыванию модных журналов и чтению глупых французских романов. Как пусты были эти салонные сердцеедки по сравнению с энергичной, деятельной Лизой с её простыми и одновременно возвышенными, искренними чувствами, которым она предавалась с азартом девчонки!
Начальник произнёс тост в честь своих союзников-ташкентцев, закончив речь пожеланием здравия императору и августейшему дому.
После ужина начался бал.
Публика высыпала на площадку для танцев. Кавалеры в военных мундирах и в чёрных гражданских фраках, дамы в платьях с кринолинами, с голыми плечами и глубокими декольте, Лиза в прелестном цветочном венке на голове, как будто в противовес царственной диадеме своей тетушки — все закружились в вальсе. Музыканты набирали темп и с каждым танцем нагоняли жару на и без того разгоряченных людей.
Начальник не соврал, обещая ташкентцам зрелище, которого те ещё не видывали. О том, чтобы привести на бал к русским своих жен не могло быть и речи, европейских танцев сарты не знали и поэтому лишь округляли глаза в восхищении, восклицая при этом неизменное:
— Шайтан, шайтан!
А когда рядом с ними проплывала в танце очередная пара, обдавая их ароматами духов, пудры и румян, восхищение их достигало пика, и они, уже как будто с болью в сердцах, будто в мольбе, повторяли:
— Аллах, Аллах!
Крашевский наблюдал, как ташкентцам подавали лимонад, хотя некоторые и предпочитали вино. К каждому из них был приставлен офицер, объясняющий те или иные действия, рассказывающий о содержимом напитков и кушаний и вообще отвечающий за их весёлое настроение. В толпе этих болванов, с бакенбардами по примеру их ненаглядного императора, ташкентцы с их аккуратными бородами выглядели весьма благородно, хотя и по-прежнему представлялись шляхтичу экзотичными.
Однако в этот вечер дом начальника был царством дам, что бы там ни думал Саблин и его ташкентские друзья. Между танцами пары распадались, провозглашались тосты, кавалеры хвастались успехами в танцах и пытались блистать остроумием, дамы издали осуждающе глядели друг на друга, вели светские беседы, попутно оценивая наряды своих соперниц.
Всё это было так близко и знакомо шляхтичу! Он нырнул в круговерть танцев, приглашая одну даму за другой, и на площадке стремился приблизиться к Лизе, обменяться с ней взглядом, коснуться её плеча или, на худой конец, просто быть у неё на виду. Он переходил от одной дамы к другой в ожидании пятого вальса и второй польки.
Никогда ещё его действия и манеры не были столь отточено изящны, каждая улыбка, каждое движение бровей — так тщательно выверены. Он стремился показать всё самое лучшее, что дало ему шляхетское воспитание, образование в европейских столицах и недолгий опыт светской жизни. И танцевал он отменно, равно отдаваясь утончённости классического вальса и озорному веселью польки.
Когда пришло время их с Лизой танца, она улыбалась, но вальсировала без отдачи. Ян это чувствовал, хотя и продолжал наслаждаться возможностью вести её, касаться её. Он объяснял её холодность усталостью от той тысячи дел, которые ложатся на плечи хозяек вечера.
Когда музыканты отыграли польку, Саблин поднялся из-за стола. Все ожидали очередного тоста, но он, похлопывая азиатов по плечам, обошёл стол и очутился на дальней стороне площадки. Музыканты раньше других поняли намерение начальника — и зазвучал неторопливый зачин казачьего пляса.
Саблин выпрямился и расправил усы. Он сделал шаг, другой и стал медленно совершать круговой проход, широко раскинув руки, подобно крылам, и гордо подняв голову. Казачьи офицеры сразу привстали, услыхав родные, забористые мотивы, и, когда музыканты грянули громче и быстрее, присоединились к танцу. И вот уже один из них закружился волчком, другой выбивал сапогами частую дробь на дощатом полу, двое пошли вприсядку… А напротив на площадку вышли степенные ташкентцы, и, к удивлению всех присутствующих, старший из них — Сеид Азим — с необычной для его почтенного возраста сноровкой запрыгал не хуже местного аргамака. Остальные последовали его примеру — и вместо волчков, хлопушек и дробей казачьего танца на площадке началась какая-то дикая, но веселая неразбериха. Поддержать ташкентцев бросились все офицеры и даже несколько особо отважных дам.
Глядя на это шуточное безумие, Крашевский вдруг обнаружил, что Саблин больше не выглядит местечковым князьком, держащим в страхе покорное население. Происходящее казалось таким странным, что он в очередной раз плюнул на попытки разобраться в хитросплетениях местных отношений и традиций.
Воспользовавшись передышкой, дамы разделились на кучки, и Крашевский насчитал их более двух десятков. Это также было удивительным, поскольку в Ташкенте женщин он почти вовсе не видел. Но эти юные кокетки и великовозрастные обольстительницы были подобны своим сёстрам в Варшаве, в Киеве, в Вене и в Риме. Возле их кружков слышались одинаковые во всех мировых столицах фразы:
— О, вы находите, дорогуша? В самом деле, этим платьем восхищался сам граф Воронцов, когда был здесь проездом.
— Значит, вы надеваете его уже второй раз? Как прискорбно. Могу я порекомендовать вам портного?
В дамском круге по соседству болтали:
— А что это за особа? Неужели дочь полковника? Ах, оставьте, вы, видно, шутите! Ведь она выглядит мещанкой.
— Однако её пригласил на танец красавец-поручик. Да-да, милочка, вон тот жеребчик, который скоро составит мне компанию в вист! — отвечала хозяйка вечера.
Тем временем кавалеры увлекали хорошеньких барышень из этих кружков и вели их на прогулку в сады. В танцах мало кто заметил, что на окрестные рощи опустилась темнота, ведь на деревьях, на коротеньких заборах и оградах зажглись огни иллюминации, всюду горели восточные лампы и факелы, придавая окружающим растениям поистине сказочный вид.
— Хотите сбежать отсюда? — поляк услышал шепот и обернулся.
Лиза стояла позади, немного смущённая сказанным, но глаза её горели, как у маленького хищника. Не дожидаясь ответа, она схватила Крашевского за руку и, прижимая пальчик к губам, повелевая молчать и повиноваться, повела за собой.
Повсюду уже бродили парочки, стараясь уйти подальше от маменек и тётушек, от подвыпивших отцов и братьев, стремясь переступить через манерность бала и перевести пустой великосветский флирт в нечто более интимное. Слышался заливистый смех барышень, которые тут же прикрывали губки, а кавалеры голосами, которые им самим казались страстными, нашёптывали своим спутницам амурные глупости, порой граничащие с пошлостью.
Лиза увела поляка к пруду, где перед его взором раскинулся небольшой, но аккуратный цветник в оттенках фиолетового и красного, наполнявший округу дивными ароматами. Девушка шла на некотором расстоянии и не спешила взять поляка под руку. Она смотрела то куда-то вдаль, то под ноги и иногда кончиком туфельки отбрасывала попадавшиеся на пути камушки. И молчала.
— Панна… — Ян остановился, чем вынудил девушку повернуться к нему лицом. — Если я чем-то вызвал ваше недовольство, то, видит Бог, я готов на всё, лишь бы вернуть улыбку на ваше прелестное личико!
— Что вы, господин Крашевский! Вы, право, самый галантный кавалер. Только мне показалось, что вы отчего-то грустны… Но потом я всё-всё поняла и вот — решила вас немного развлечь прогулкой. Мне близки ваши чувства. Здесь так много офицеров, им всегда хочется повеселиться перед отъездом.
— Сохрани меня от разлуки с вами Пресвятая Дева! Ради возможности лицезреть вас я готов остаться и найти себе дело в Ташкенте. Вот, скажем, я бы мог ухаживать за вашим садом, — пошутил шляхтич.
Лиза вскинула глаза и от того, что глядела она снизу вверх, лицо её было особенно обаятельным. Но взгляд оказался сочувствующим.
— Ах, вы шутите, — улыбнулась она принужденно. — Да, думаю, любой офицер, да и штатский господин, шутил бы на вашем месте. Ведь вы отправляетесь в отряд генерала. А там так опасно…
— Я… — Крашевский запнулся.
— Знаете… Я, наверное, покажусь вам смешной, но я бы и сама отправилась туда. В полевом лазарете всегда требуются руки. Я могла бы помогать доктору, ухаживать за ранеными, ведь им, бедняжкам, так не хватает заботы. Боже мой, да я могла бы петь для них песни или… или хотя бы читать им перед сном… Но тётушка и слышать об этом не желает и даже грозится отправить меня в станицу! — Лиза шла, сжимая кулачки, и видно было, как она негодует.
Ян понял, что ничего говорить не надо, ибо эта девушка, захватившая его душу, решила поделиться с ним сокровенным, а это стоило всех перешёптываний и любовных откровений, какими обменивались прочие парочки в этом дивном саду.
— Но я рада, что и здесь я могу быть полезной. Дядюшка мой — достойный человек, и я могу помогать ему в его добрых начинаниях.
Крашевский незаметно поморщился при упоминании о начальнике.
— Значит, вы на попечении у дяди?
— Да. Родители мои погибли. Уже давно…
— Прошу прощения, панна Лиза. Я вам сочувствую. — Крашевский выбрал правильный момент, чтобы прикоснуться к её руке.
— Благодарю вас. Дядя с тётушкой послали за мной, когда узнали о гибели родителей. Он тогда служил в форте Перовском. Знаете, — улыбнулась Лиза, — я тогда не хотела ехать. Думала, захолустье какое-то, степь, кругом странные, непонятные люди… А теперь не могу без этого. В прошлом году я была на ярмарке и заезжала в Оренбург. Так представляете, сбежала оттуда уже через два дня. Тоска!
— И теперь вы помогаете раненым и этим… этим людям, которых отец Андрей желает окрестить?
— Окрестить? Откуда вы такое взяли?
— Как же… Азиаты, бывшие рабы, живут возле дома священника. Я и подумал, что он таким образом несёт слово Божье в сердца туземцев.
Лиза усмехнулась и премило пожала плечами. Но не смогла долго важничать и прыснула. И хотя шляхтич вновь почувствовал себя дураком, всё же этот смех звучал райской мелодией в его ушах. Он готов был хоть на всю оставшуюся жизнь прослыть безмозглым, лишь бы она смеялась…
— Что вы, боже упаси! Отец Андрей приютил всего двадцать человек, самых хворых. Остальные уже получили земли возле крепости Чиназ. Там плодородная почва и полноводные арыки. И эти бедняжки, как только мы сумеем поднять их на ноги, тоже получат по кусочку земли и смогут её обрабатывать. Видите ли, дядюшка не решился обратиться к почтенным Садыку Магзуму и Сеиду Азиму за ещё одной услугой. Ведь они и так освободили рабов по его просьбе. А дядюшка обещал выделить этим несчастным землю или отправить домой в Персию, как только закончится война. Вот и пришлось ему просить отца Андрея приютить некоторых из них.
— Так, стало быть, вот отчего его благородие устроил этот вечер? В честь ташкентцев, освободивших рабов?
— Именно так! А вы что, не слушали его приветственную речь?
— Панна… Глаза мои были заняты вами, а уши… уши…
«Не этим ли возмущался сарт Ибрагим? — вспомнил Крашевский. — Он рассказывал, будто Саблин заставил ташкентцев отказаться от своего имущества… То есть настоял на освобождении рабов!» Поистине образ мыслей этих азиатов становился для поляка ещё более запутанным. А начальник населения и поп — они ведь делали так, как поступал бы и он сам…
— Так вы расскажете о себе? — робко спросила Лиза. — Вы, наверное, прибыли помогать доктору? На вашем мундире нет знаков отличия, а вчера вы и вовсе были во фраке.
— Я… Да… Я прибыл… Собственно…
— Вы не хотите говорить?
— Нет, отчего же, панна… Я не хочу ничего от вас скрывать. Но, понимаете ли… я ссыльный, — наконец признался поляк.
Лицо Лизы не исказилось ни в усмешке, ни выдавая отвращение, но взгляд её изменился — и из сочувственного сделался скорее любопытным. Для неё слово «ссыльный», похоже, не означало ровным счётом ничего или, во всяком случае, ничего худого.
— Ах, какая я глупая! — сказала она. — Напридумывала себе! Ведь я видела вас возле штаба, потом у батюшки, а ведь он со дня на день собирается в войска. И решила невесть что… Простите…
— Панна, вы… Вы самая прелестная девушка, которую я когда-либо встречал! И самая отважная. И… вы правильно подумали — я собираюсь в войска, — сказал Ян, и это мгновенно принятое решение, будучи высказано вслух, показалось ему единственно верным для его пребывания в Азии и дальнейшей жизни вообще. Прежние сомнения и гордость, ради которой он чуть не пренебрёг советами Саблина, казались наивными. — Дядюшка ваш рекомендовал меня в законодательную комиссию, и вот… Думаю отправиться на передовую со своим приятелем-гусаром.
— Ах, вот как! — Лицо Лизы вновь сделалось игривым. Она сощурилась, кажется, придумав какую-то хитрость. — А вы возьмёте меня с собой? Тайно? Вот как мы сегодня ото всех сбежали? Возьмёте?
— Панна Лиза, да если бы это было возможно… — опешил поляк.
— Да! Есть у вас большой сундук, господин Ян? Или нет, наверное, лучше купить ковёр! Я знаю одного купца — у него лучшие тебризские ковры! Укутаете меня в ковёр, уложите поперёк седла — и в степь, в степь!.. А? Не испугаетесь? Считайте, выкрали невесту. Конечно, потом вам придётся взять меня в жёны, но это потом. А когда дядюшка и тётушка опомнятся, я уже буду служить при лазарете, под покровительством самого генерала. И под вашей защитой… — Щёчки Лизы разрумянились так, что полыхнули округлые скулы, губы заалели ярким пятном в полуосвещённой темени сада и притягивали Крашевского, как свет рая.
Если бы он был уверен, что она шутит, — он бы обнял её, а если бы знал, что она говорит всерьёз — то поднял бы на руки и вправду унёс бы прочь! И они завтра же отправились бы к попу венчаться.
Но он не знал ничего из этого. И хотя слова её звучали столь дерзко даже для ушей отчаянного польского шляхтича, но говорила она так пылко, что эта мечта казалась почти выполнимой.
Беда была в том, что Лиза сама не знала, серьёзна она или нет. Бесстрашие, даже безумие затеи, возникшей так мгновенно и ярко, не могло не смутить благовоспитанную девушку. Ей хотелось бежать, ей хотелось в поход. С ним…
Но это было невозможно.
И момент был упущен. Крашевский так и не поцеловал Лизу.
— Смело, не правда ли, господин Ян? А ведь здешние джигиты именно так и поступают, если решают жениться. Ужасные шалуны! — сказала Лиза, чтобы не уронить своё девичье достоинство.
— Панна Лиза, я готов сам сделаться киргизом или туркменом, да хоть принять веру Магомета, лишь бы ваша затея стала возможной. Но полагаю, наши обычаи ничуть не хуже. Конечно, из нас успел выветриться стародавний романтический дух служения прекрасной даме. Но если вы желаете отправиться со мной — отчего бы и нет? — Крашевский улыбнулся и сделал широкий жест рукой. Он раззадорился. — А дабы ваша честь не пострадала даже самую малость, — ибо, клянусь, я раскрою́ ту дурную головушку, из уст которой донесётся хоть один неодобрительный звук в вашу сторону, — мы можем поехать со священником. Он, кажется, человек достойный и будет для нас защитой.
Лиза посмотрела на Крашевского с благодарностью.
— Значит, не испугались! — Она потерла ладошки. — Видит Бог, ни один наш офицер не согласился бы на такое и, пожалуй, уже бежал бы к дядюшке с докладом о моих дерзких речах! Но в польском шляхтиче… как вы сказали?.. ещё не выветрился дух рыцарства!
Лучшего комплимента Крашевский не мог и желать и в свою очередь покраснел.
— Но в вашем замысле есть одна трещинка, Ян. Боюсь, батюшка меня после такого не допустит к причастию, а вас и вовсе проклянёт! Но хорошо было всё это представить, не правда ли? Такое приключение!
— Панна Лиза, это лучшее, что могло бы со мной произойти, и, право, я думаю это возможно, ибо ничего не держит меня…
— Ну вот, теперь и вы вздумали шутить! И всё-таки здорово, что мы немножко помечтали. А на деле… Поход ведь скоро закончится… И эта ужасная война… И вы вернётесь. А я вас буду ждать. И мы снова сможем погулять и помечтать. Хотите?
Крашевский едва сдерживал яростное биение сердца, стремившегося пробить ребра и вырваться наружу. Всё, что он мог себе позволить, — это взять Лизу за руки, и немного привлечь к себе.
Она не отстранилась, а по-прежнему смотрела на него снизу, как бы ожидая его слова, его одобрения.
— Лиза… Если вы правда будете меня ждать, то я готов проникнуть в лагерь эмира и одним взмахом сабли окончить эту войну, лишь бы скорее опять увидеть вас. Это звучит как бравада, но я сделаю всё, чтобы как можно скорее вернуться и снова иметь удовольствие с вами гулять и мечтать!
Они держались за руки и глядели друг на друга, и шляхтич не смел разрушить это единение душ каким-то неловким движением.
— Пойдемте, господин Крашевский, проводите меня. Мне ещё нужно составить тётушке компанию в вист. Знаете, ни один здешний батыр не может сравниться с ней в свирепости, стоит кому-то проявить недостаточное почтение к этой игре!
Поляк, представив эту картину, захохотал, и волшебная близость их разрушилась. Вместе с другими парочками они двинулись прочь из сада — к столу.
* * *
— Чем могу служить, господин Крашевский? — спросил Саблин, когда гости во главе с ташкентцами стали расходиться. — Остаётесь наслаждаться жизнью или едете в войска?
— Благодарю вас, ваше благородие. Я еду.
— Вот и славно. Думаю, вас не надо предупреждать о том, что служба вам предстоит суровая. Там, знаете ли, не то что у нас в Ташкенте. Война.
— Спасибо за предупреждение. Я это учту.
— Тогда желаю здравствовать. — И Саблин отвернулся было, но Крашевский его задержал.
Он был человеком чести и не мог не замолвить слово за сарта Ибрагима, пусть даже и успел несколько разочароваться в его обаянии.
— Ибрагимка-то? Вот как! Отчего вы хлопочете за него? Уж не ссудил ли он вам деньжат? Ну-ну, не обижайтесь. Богатства этого бухарца, которые он нажил торговлей с киргизской степью, а также на невольничьих рынках, может сравниться разве что с состояниями наших почтенных гостей. — Саблин указал на прощавшихся ташкентцев.
— Я полагаю, вы не забыли, ваше благородие, что он имел отношение к спасению Лизы… Елизаветы Степановны… Кроме того, даже если он и является лазутчиком эмира, разве может он причинить вам хоть какой-то вред?
— Это вряд ли возможно. Ну что ж… Раз вы ручаетесь за него, — Саблин улыбнулся, — я его отпущу, и вверим это дело Господу. А товары его я пока попридержу и не стану распродавать в пользу казны.
— Я буду вам премного обязан, ваше благородие! — Шляхтич поклонился, и они расстались хотя и не друзьями, но с большей симпатией друг к другу, чем после первой встречи.
Ночь оказалась долгой. Объевшиеся, наплясавшиеся гости усаживались в свои тарантасы. Ташкентцы взбирались на коней и, должно быть, завидовали расположившимся с удобствами в повозках дамам и кавалерам. Саблин стоял один, уставший, захмелевший и довольный, провожая гостей.
Долго и тщетно Крашевский разыскивал своего приятеля поручика. Он и думать забыл, что, пока самые благовоспитанные гости разъезжались по домам, в доме начальника населения развернулись настоящие баталии — за карточным столом.
Сердце Крашевского то горело огнём, то сладостно успокаивалось и отзывалось приятным чувством в животе, когда он на все лады думал о своей дальнейшей стезе и обещаниях Лизы. Не найдя Кирсанова и притушив острую нужду в выпивке, ибо денег у него не было, он был вынужден вернуться в лачужку на подворье священника и повалиться спать, благо постель за время его отсутствия освободилась и даже оказалась покрыта чистыми простынями.
А тем временем начальница одолжила Кирсанову кое-какую сумму, и, будучи партнёрами, они сумели утроить свой капитал, главным образом благодаря умелой игре Лизиной тётушки. После этого поручик переменил своё мнение об этой славной особе.
И всё же, пока он лобызал ручки своей благодетельнице, мысли его были целиком заняты особой более молодой — её прелестной родственницей. И даже то, что полтыщи рублей, которые часом ранее грели карманы одному ротмистру, теперь оказались в его распоряжении, не смогло поправить его настроения. Окончательно оно испортилось, когда до поручика дошла весть о том, что молодая хозяйка дома удалилась в свои комнаты под предлогом того, что ей сделалось дурно.
«Уж не от польского ли краснобайства и пошлых комплиментов у этой обольстительницы разболелась голова? — думал раздраженный Кирсанов, силясь понять, в каком месте он ошибся и позволил ссыльному шляхтичу, у которого не было ни гроша за душой, обойти себя. — Ей-богу, ты мне нравишься, Крашевский, но барышня мне нравится ещё больше. Поедем с тобой в войска, а там как Бог даст».
Он заставил себя задержаться ещё немного, стараясь быть любезным с устроительницей игры, а потом, припрятав выигрыш, в обществе двоих-троих самых развязных молодых офицеров, также разжившихся кое-какими деньгами, отправился пировать в кабак.
В лачужку он вернулся спустя несколько часов и, бросив на спящего Крашевского полный презрения и обиды взгляд, усмехнулся и лёг на свою постель.

Всю недолгую азиатскую ночь отец Андрей ворочался на койке. Вспышками он видел оборванные сны и наутро долго не мог понять, то ли Царица Небесная послала ему эти видения, то ли это были дьявольские наваждения. Сначала он видел двух пухлых розовых младенцев, которые не отличались друг от друга ничем. Затем, со следующей вспышкой, эти младенцы подросли и были уже отроками, да только что-то в них было не то, ибо они кособочились, всегда ходили вместе, но глядели в разные стороны, как двуглавый орёл римских кесарей. И только в последнем обрывочном сновидении отец Андрей увидел, что соединены эти близнецы туловищами ниже рёбер, и так они жили, пока чудным образом не слились воедино, сделавшись одним человеком.
* * *
Несмотря на чуждость здешних нравов, Крашевский привык думать, что Российская империя в Азии такой же захватчик, как и в Польше. Он не задумывался над тем, отчего Польское восстание провалилось, и усмешка Саблина, человека далёкого от тех событий, прошла мимо его внимания. «Панское восстание, не народное» — кажется, так изволил пошутить начальник. «А будь оно народным — что тогда?» — думал поляк. Разве паны, шляхта, сиречь лучшие люди, боролись не за свободу Польши?
Нет, понимал он, не за неё. Боролись за шляхетские привилегии, за восстановление Речи Посполитой — от моря до моря, с Беларусью и Украиной под белым королевским орлом, — за возвращение утерянного величия боролись. Ведь когда его родичи, которых разбил небольшой русский отряд, нашли убежище в его имении, когда он приютил их, и они вместе принялись опустошать погреба, провозглашая тосты за какие-то замшелые средневековые ценности, Крашевскому это казалось величественным, хоть и немного забавным. Но никакого народа за ними не было. Никто не пришёл им на выручку, никто не сколачивал отряды, ибо помимо них там шляхты не было, а народу до них было столько же дела, как до балов при дворах королей. Рядом были только крестьяне да арендаторы Крашевского, они-то и привели с собой русские войска. «Тем они и сказали своё народное слово», — думал теперь поляк.
А здесь что? Прохожие, зеваки, важные старики, покуривающие трубки возле своих хижин, — все глядели на него с искренней доброжелательностью; за ним бегали дети, кричали что-то, развлекались какими-то дикими плясками вокруг него. Он сразу был поражён тем, как радостно жители недавно завоёванного города встречали здесь европейца…
В пути он только и видел мирных киргизов и казаков, которые жили бок о бок, говорили на языках друг друга, вместе ели и пили, вместе рыбачили и пахали землю, строили дома по соседству, на одной улице. А богатые ташкентцы, которых чествовал Саблин, сами освобождают своих рабов, без какого-либо принуждения. Даже жалкий бунт, оказавшийся не чем иным, как провокацией людей эмира, был обычным делом, коль скоро шла война.
И этот поп со своим морализаторством. Не он ли говорил, дескать, в русских войсках служат и мусульмане, и евреи, и даже поляки-католики… Казалось бы, ему дали полную волю всех здесь окрестить в православие, а он вместо этого живёт в доме, полном хворых людей из бывших рабов-басурман.
И Лиза… печётся о каких-то женских школах, ухаживает за грязными нищими, лечит их, гуляет по базарам и поимённо знает каждого торговца, как будто живёт в Москве или Варшаве. Ведь она потому так и перепугалась, когда бухарский лазутчик стал баламутить народ возле штаба. Для неё была совершенно невозможной, неестественной мысль, что кто-то в городе может причинить ей вред.
Стало быть, народу и здесь не из-за чего восставать.
Впрочем, кто знает, что случилось бы, окажись здесь эмир. Приветствовали бы его как освободителя или заперли бы ворота перед самым носом?
Нужно было жить дальше, коль скоро обстоятельства направили его по такой дороге. Поедет в войска. Будет по возможности приближать скорейшее окончание войны. А Лиза будет его ждать — эти её слова тихим звоном отдавались в голове и тут же пробуждали новые сладостные толчки в груди.
В путь, в путь, в войска! Здесь все, чёрт их дери, едут в войска. И он поедет. Ради себя, ради Лизы. Изучать быт и обычаи, получать жалованье. Заживёт, накопит денег, они с Лизой обвенчаются. Купят домишко в садах и поселятся там, он будет изучать язык сартов, а Лиза разобьёт цветник. И может, однажды ему разрешат съездить в родную Польшу и свозить туда семью… Лизу.
Почему бы не попробовать, чёрт подери? Не наниматься же, в самом деле, счетоводом к какому-нибудь купчишке!
* * *
— Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое; победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство…
Хор закончил петь тропарь, и публика зашевелилась.
Ян очнулся от воспоминаний.
Люди подходили под благословение священника, облачённого в белый подризник, фелонь и епитрахиль с шестью крестами. Он не выглядел таким важным, какими обычно представали католические клирики, частенько становившиеся мишенью для насмешек со стороны безбожника Крашевского.
Поляк желал бы поскорее убраться из этого многолюдья, остаться с Лизой наедине, поговорить с ней. Но такая возможность представилась не сразу.
Набожная девушка со смиренным видом подошла к отцу Андрею, держа в руках какой-то свёрток.
Получив благословение, она развернула полотно, вынула позолоченную дароносицу и подала отцу Андрею.
— Примите, батюшка, во славу Господа и Его святой церкви, — сказала она. — Мы с тётушкой решили принести этот дар в память об избавлении дядюшки промыслом Божьим от лютой погибели у Икана[51].
— Как же, как же! Сказано, Господь есть воздаятель и воздаст тебе всемеро! — Отец Андрей обрадовался подарку, почти как ребёнок. Он подозвал солдатика, который исполнял обязанности пономаря, и велел записать дар и прелестную дарительницу в особую книгу.
От одобрения батюшки Лиза оживилась и даже позволила себе, как бы невзначай, бросить загадочный взгляд на Крашевского.
— Мы непрестанно молим Господа помянуть в царствии Его православных воинов, на брани убиенных! Да! Икан! — Священник вдруг обратился к поляку: — Сотня казаков нашего войскового старшины Родиона Васильича почти вся полегла в том бою. Человек тридцать вернулись, да и то искалеченные…
— Вот как! — Крашевский изобразил заинтересованность.
— Страшный был бой! Нарвались на неприятельское войско в несколько тысяч прямо в степи, возле селения Икан. Три дня бились, а когда боеприпас иссяк, решили прорываться к своим в Туркестан, вручив Господу жизни и души. Так, с Божьей помощью и с молитвою на устах, сии герои и пошли, оставив тела собратьев на расправу. И прорвались! А когда с подмогою всё ж таки заняли поле боя, обнаружили лежащие туловища без головушек. Все головы враг с собой унёс как трофеи.
— С мёртвыми воевали, изверги! — воскликнул Кирсанов с горячностью, но и не без некоторого трепета.
— Этим Господь даровал милость свою, и отправились они прямиком к престолу Его. А многих живьём похватали, да на плен горестный обрекли. Молюсь за них еженощно, дабы и им было упокоение даровано, потому как в плену у басурман их ждёт лишь плач да скрежет зубовный…
Ни Крашевский, ни Кирсанов не устрашились нарисованной отцом Андреем картиной. Бравые мо́лодцы, они собирались на войну не для того, чтобы бесславно сгинуть, и уж тем более не для того, чтобы бездарно угодить в плен.
— Ничего, батюшка. Одолеем эмира, займём Бухару — всех пленных освободим!
— Ничего ты не понял, чадо. Война — это тебе не на параде скакать пред очами цесаревича! Люди погибают. Потому в который раз тебе повторяю — охолони свою буйную головушку. Долг воинский исполняй, но сам на рожон не лезь и солдат береги, коли тебя над ними командиром поставили, — эти слова отец Андрей адресовал Кирсанову, как в пустоту говорил.
Крашевскому трудно было сохранять невозмутимость и почтение на лице, ему хотелось отмахнуться от очередной истории о подвигах. Но из уважения к Лизе он ничем не выдавал этих чувств.
Кирсанов, наоборот, накинулся на священника с расспросами, но отец Андрей, точно приметив торопливость поляка, обратился сначала к нему:
— Стало быть, и ты решился под пули отправиться?
Короткий взгляд, брошенный Лизой на поляка, и лёгкий румянец на её щеках не ускользнули от опытного взора священника. Он понимающе улыбнулся и решил более не задерживать молодых людей. Но не укрылись эти перегляды и от ревнивого взора поручика.
— А ведомо ли вам, батюшка, что у нашего безбожника нынче именины? — спросил Кирсанов и тем вновь приковал внимание отца Андрея к поляку.
— Так ли? — Священник повернул голову к Яну.
— Так, батюшка, — подтвердил тот.
— Ты, стало быть, в честь святого мученика Ивана Кулика назван?
Крашевскому стало неловко. Прежде всего перед Лизой, с прелестной кротостью стоявшей рядом. Он понимал, что говорить о своём неверии сейчас неуместно, и даже почти сожалел о нём, глядя на ухмыляющегося Кирсанова. Растревожило его что-то в поведении приятеля, в его дерзком, требовательном взгляде. А может, хватанул с утра, вот и голова не на месте.
— Тогда ты наверняка знаешь, что сей благочестивый христианин был замучен и сожжён на решётке турками, потому что не пожелал отречься от Иисуса Христа, несмотря на угрозу мучительной смерти, — сказал священник, избавив поляка от необходимости отвечать.
И благодарности шляхтича не было предела, когда священник вдруг обернулся к Кирсанову и принялся его распекать:
— Ну, обещал ты покаяться или не обещал? Грешный уклоняется от обличения и находит извинение, согласно желанию своему.
— Так ведь я, батюшка… — Кирсанов посмотрел на поляка, будто затравленный хищник, одновременно умоляюще и непримиримо.
— А ну пойдём, расскажешь мне о грехах своих, ибо грешники — враги жизни своей.
Получив возможность проводить Лизу до её тарантаса, чудное поведение приятеля вылетело из головы Крашевского, как бессмысленный похмельный фантом.
— Панна Лиза…
Оглядевшись вокруг и убедившись, что они наконец остались наедине — насколько это вообще возможно в азиатском городе, девушка повернулась к нему. Предстояла разлука, и её тянуло к поляку с особой страстью, стоило только подумать о бедах, которые подстерегали мужчин в походе. Она уже знала, что будет ждать его, будет каждый день молиться о скорейшем окончании войны, о его возвращении.
— Как трудно прощаться, господин Крашевский… — прошептала она. — Вот…
Лиза протянула ему свою фотокарточку, совсем новенькую, видно, сделанную где-то в Ташкенте.
Это было лучшее свидетельство её чувств. Опомнившись, Крашевский прикоснулся губами к изображению Лизы в казачьем ситцевом сарафане и в широком платке с вышивкой. Несколько высокомерный взгляд молодцеватой казачки и насмешливые глаза, немного крючковатый носик между выступающими скулами и пухлые губы, сомкнутые в горделивой усмешке, так контрастировали со скромным, даже постным личиком настоящей девушки из плоти, что стояла перед ним.
— Лиза! С тех пор как я имел честь вас узнать, голова моя не ведает покоя. И здесь горит! — Он стукнул себя по груди.
— Горит? — переспросила Лиза, как будто вправду забеспокоилась, что ему может быть больно.
— Вы будете меня ждать?
— Буду… — Девушка покраснела, но тут же взбрыкнула, как молодая кобылка, не желающая быть осёдланной. — Только недолго, господин Крашевский. Сами видели, кавалеров у меня много. Все они теперь остались на моём попечении и удвоят свои ухаживания, ведь отец Андрей тоже уезжает.
Ян понял, что просто без ума от этой девицы, которая даже в тягостный момент расставания смогла развеселить его и подарить ещё одно воспоминание.
— Того больного я поставил на ноги по вашему велению, панна. Но, видит Бог, остальных я мог с тем же успехом укокошить, если бы они стали претендовать на ваше общество хоть одну лишнюю минуту. Ибо я намерен занять ваше время целиком…
— Посмотрим, господин Крашевский, посмотрим. Я обдумаю ваши угрозы и приму решение, — ответила Лиза с улыбкой, за которую любой мужчина сложил бы голову без раздумий.
Но будь прокляты все эти любопытные ташкентцы, эти вездесущие мальчишки в халатах, кружившие вокруг, эти болваны офицеры, не отходившие от мазанки! А, впрочем, пусть глядят!
Крашевский привлёк Лизу к себе и поцеловал. Получилось нелепо. Клюнул её в губы, и тут же оробело подумал, что негоже вредить репутации барышни. Но и от этого птичьего прикосновения она вспыхнула, хотя и стойко перенесла сию вольность, произведённую от избытка чувств. Она ведь сама желала этого больше всего на свете. Этот быстрый поцелуй был подобен печати, скрепившей их договор, так неловко высказанный словами, но так явно проявленный чувствами.
Маленькими кулачками она сжала его пальцы в знак согласия — согласия на всё, и, резко крутанув юбками, запрыгнула в тарантас и велела трогать.
* * *
Чудаковатость Кирсанова напомнила о себе довольно скоро и весьма неожиданным образом. Он отбыл из Ташкента самочинно — и с другими попутчиками, оставив Крашевского недоумевать о переменчивости приятеля. О попойке, на которую он не был приглашён, и о прибыли, которой поручику посчастливилось обогатиться прошлым вечером, он так и не узнал.
У него было своё счастье, глубокое и неуязвимое. Невосприимчивое к позывам ненасытного желудка, по-прежнему напоминавшем о себе кислым бурлением, к безденежью и чувству почти детской беспомощности.
Неутомимый поп был настолько поглощён заботами по организации своего выезда, что как будто и позабыл о ссыльном поляке. А тому было всё равно. Он сидел возле штаба, устремив романтический взгляд куда-то в небо, и, казалось, наслаждался праздностью. Но на самом деле он смаковал каждую минуту безделья, ведь какая бы дальняя и унылая дорога ему не предстояла, в нагрудном кармане у него была припрятана панацея. Ему даже приятно было растягивать время и давать волю фантазии, пока образ любимой, запечатлённый на фотокарточке, лежал нетронутым, как заветное послеобеденное лакомство.
Так и просидел полдня, пока ему не вручили пропуск и документы от начальника населения и не отправили восвояси вместе с людьми губернского секретаря, который ехал в штаб командующего войсками.
* * *
Вразумляющие речи отца Андрея об ужасах войны, о силе неприятельского войска, об опасностях похода мало подействовали на молодых людей. Презрение к военному искусству и высокомерное отношение к халатникам господствовало в лагере, среди штабных офицеров, гражданских чиновников и даже маркитантов, всюду сопровождавших отряд.
Этому способствовали успехи русских войск. Сначала была битва у Ирджара, где войско эмира во главе со своим монархом потерпело тягостное поражение, несмотря на все преимущества родной земли. Однако самый значительный урон был нанесён вовсе не многочисленному войску эмира, но его полководческой славе.
Сам дальновидный Сеид Музаффар счёл это дельце досадной случайностью. Под его знамёнами по-прежнему собирались огромные силы. Впрочем, опытные офицеры говорили, что это не более чем пыль в глаза, поскольку для увеличения своих полчищ в Азии было принято сгонять из близлежащих поселений толпы людей, вооружённых как попало: скотоводов, ремесленников и крестьян. И всё же упорство, боевой запал и нежелание перемирия со стороны азиатского государя настораживали.
Поручик Кирсанов получил назначение при штабе и, хотя он рвался в бой, генерал Романовский[52] оставил его при себе. Не хотелось отпускать далеко человека, недавно прибывшего из столицы и обладавшего относительно свежими сведениями о делах при дворе. Поначалу поручик брыкался и просился на передовую — воевать, но вскоре свыкся со своим положением, поскольку в лагере имелось великолепное общество. Кроме штабных офицеров здесь находился барон Ренар со своей свитой, несколько московских и нижегородских купцов первой гильдии, приказчики сибирских золотопромышленников, разведчики полезных ископаемых, горные инженеры, учёные из Императорского Русского Географического общества. Почти ежевечерне в палате столичного генерала собирались песнопевцы из солдат, которые за пару рубликов даже умудрились составить оркестр, штабисты расписывали партии в карты, читали корреспонденцию и газеты, будто находились в городском офицерском клубе, пусть и захудалом. Кирсанова словно в родную гавань занесло, и мысли о подвигах на время покинули его кипучую голову.
Отряд же в это время продвигался вперёд, вдоль древнего Яксарта, или Сырдарьи, как называли эту реку местные.
Ян Крашевский также устроился неплохо, хотя этому предшествовали некоторые затруднения. Оказалось, что начальник законодательной комиссии полковник Антон Казимирович Грейф, по слухам, один из самых крупных знатоков истории кочевых народов и вообще человек в высшей степени достойный нового назначения, ещё даже не прибыл, задержавшись где-то в дороге к Ташкенту по болезни. Зато налицо оказался коллежский регистратор Татаринов, который временно выполнял обязанности вершителя судеб. Несмотря на надутое лицо, которое бывает у отъедающихся после обострения чахотки, Крашевскому он показался человеком образованным, каким и должен был быть секретарь штабного управления для учёных занятий.
— У меня и так штат раздут донельзя! Арбакши, носильщики, кашевары…
Странно было слышать, что несформированная до конца комиссия, которая не дождалась прибытия собственного начальника, испытывает избыток в людях. Шляхтич даже не успел возмутиться тем, что его были готовы зачислить в один ряд с прислугой. Но вокруг секретаря действительно крутилась целая дюжина разномастных людей: кто-то, обжигаясь, водил уже третьей спичкой перед потухшей сигарой, свисавшей изо рта чиновника, другой с усердием, достойным лучшего применения, размазывал по бумаге кляксу, тщетно пытаясь её стереть, третий дул на чай, выплёскивая наружу давно остывшую жижицу. Разве что привратника не доставало в этом достойном заведении.
Милентий Николаевич Татаринов, в свою очередь, даже внимания не обращал на свой раздутый штат. Зато документы ссыльного его заинтересовали.
— Недолго же вам довелось посещать Ягеллонский университет, пан Крашевский… Всего год, а потом что? Путешествовали? Занятно, занятно, — не то подмигнул, не то скосился чиновник и вдруг повысил голос: — Все эти проклятые университеты — сплошь рассадники мятежных идей!
Отчего-то Крашевскому легко было подавить горделивую улыбку. Казалось бы, формальности соблюдены, хотя Татаринов даже не удосужился уточнить, что имеет в виду именно польские университеты, воспитавшие не один десяток борцов за свободу и оттого разогнанные прежним императором всероссийским.
— Тяжеловато вам будет здесь устроиться, — гнул секретарь. — Вы, сердечный, я погляжу, тоже из бунтовщиков…
Крашевский молчал. Можно было подумать, что Татаринов ожидает от него какого-то подарка, как было принято не только в Азии, но и в России. Впрочем, лицо шляхтича не выдавало ни пуританской принципиальности, ни сконфуженности — будь у него припасены дары, он бы их выложил на бархатной подушечке. Но его пообтрепанный вид был красноречивее слов.
— А, впрочем, Господь с вами, играю на удачу! — сдался этот благодетель, и указал на стопку бумаг. — Перепишите, и на перевод.
Штат пополнился ссыльным в тот же вечер.
Секретаря комиссии, несколько лет прослужившего при канцеляриях в Оренбурге и неоднократно выезжавшего во Внутреннюю орду[53] в качестве драгомана, так и не настигло продвижение по службе. И назначение в Туркестан он принял с тяжёлым сердцем. Этот человек, лишённый всякой протекции, решил взять судьбу в свои руки, хотя и знал, что предстоит отправиться в места, где, согласно молве, честных людей хватали прямо на почтовом тракте, а через месяц они оказывались на невольничьих рынках без штанов и без последнего достоинства.
Воинский устав он выучил назубок и, как оказалось позднее, умел применять его на деле. Благодаря стечению обстоятельств, на короткое время он оказался старшим чиновником в новообразованной комиссии и единственным, знавшим киргизский язык и кое-что из обычаев и повадок кочевников. Но истинный поворот Фортуны он испытал только тогда, когда комиссии были выделены первые средства. Коллежский регистратор Татаринов, будто кладоискатель, чья кирка наконец ударила о металлический обруч сундука, нашёл своё предназначение.

Секретарь быстро наладил бурную и многоплановую деятельность. Прежде всего он установил связь с интендантской службой, которая не брезговала обогащаться за счёт государственных расходов на войну, в то время как Милентий Николаевич оказался распорядителем средств респектабельной комиссии. Сей предприимчивый человек оказался не так прост, как подумал о нём шляхтич, и далеко не так прямолинеен.
Здешние служащие и офицеры получали усиленный оклад, однако до Крашевского он дошёл скорее изрядно пообщипанным. Что было тому причиной — аппетит его работодателя или документ ссыльного — оставалось под покровом неизвестности, как и многие дела секретаря комиссии, не относящиеся к её прямым функциям.
При этом нельзя было сказать, что Татаринов не принимал в нём участия. Какое-то время он приглядывался к поляку, хотя сам факт того, что Крашевский был ссыльным, его успокаивал. Образованный польский пан, чудным образом оказавшийся его подчиненным, помогал ему создавать нужную импрессию. Крашевский получил мундир, белую рубашку фламского полотна, красные шаровары из замши, кепи с назатыльником — и стал мало чем отличаться от остальных туркестанцев. К тому же Татаринов помог ему обзавестись саблей с ножнами.
— Из трофейных, пан Крашевский, — подмигнул он, намекая на свои обширные связи. — Ох и на крупную же авантюру я из-за вас отважился, сыграл на грани! Едва ли ссыльный вправе носить оружие без специального разрешения, но вы потомственный дворянин, и я не мог смотреть на эту несправедливость без сочувствия.
Милентий Николаевич поручил поляку перевод одного из трудов начальника комиссии о жизни и быте кочевников Средней Азии на английский язык. Но приоритетным заданием был перевод его собственных острых заметок о викториях нынешнего генерала и о промахах предыдущего. Как полагал секретарь, географические и этнографические сведения о диком крае, о доблести русского воинства и отвратительном положении туземцев при старой власти, которую должна сменить русская администрация, вызовут в Европе фурор и прославят составителя этих отчётов. А перевод труда начальника был чем-то вроде карты в запасе, которую Татаринов решил припрятать в качестве последней соломинки.
Первое время Крашевский не искал возможности с кем-либо сблизиться и был совершенно удовлетворён отсутствием внимания к своей персоне. Он был доволен собой, его почти перестало терзать отчаяние по поводу выпавших на его долю испытаний, столь несоизмеримых с никчёмным вкладом в дело освобождения Польши.
Устраиваясь у бивуачного костра, он доставал из кармана фотокарточку Лизы и предавался сладостным воспоминаниям, ожидая только одного — окончания войны и первой оказии вернуться в Ташкент. Ему даже нравилось представлять, будто он, прогрессивный польский дворянин, пребывает в лагере русских войск инкогнито, и никакого ареста и поражения в правах не было вовсе. Это было нетрудно, поскольку никому не было дела до переводчика, корпевшего над текстами по ночам. Разве что интендантский чиновник поглядывал на него неприязненно и напоминал о положении ссыльного, когда он заходил за очередной связкой свечей.
Поскольку он не получал никакой корреспонденции, а лишних денег на кутежи и карточные игры у него не было, он мог часами разглядывать изображение любимой и мечтать. Он вспоминал бесстрашную девушку, её искреннее желание отправиться в войска, чтобы помогать солдатам, её женское, материнское чувство жалости к беднякам, раненым и увечным, отсутствие всякой робости или брезгливости — всё, всё, что относилось к любимой, воодушевляло его.
Но вскоре одиночество стало тяготить.
Спустя пару недель после прибытия в войска Крашевский увидел отца Андрея, с которым он потерял всякую связь. Этот воин Христов, как величал его Кирсанов, занимался именно тем, о чём ходили толки ещё в Ташкенте: нёс своё пастырское слово солдатам, помогал доктору и особенно фельдшерам, и при этом, когда гудел рожок боевой тревоги, он становился позади стрелковой роты с оштыкованным ружьём, в то время как штатские люди предпочитали оставаться при обозе. Все эти усилия не могли не привлечь сердце польского шляхтича, даже не упорством вояки и презрением к опасностям войны, но теми качествами, которыми отец Андрей напоминал ему о храброй возлюбленной.
Какое-то время Крашевский наблюдал за священником: то скурит лишнюю папироску возле удлинённой палатки полевого лазарета, то расспросит о нём бывалого казака. Но подойти и испросить благословения он не решался. Его тянуло к священнику только потому, что и он имел счастье знать Лизу. А больше ничего их не объединяло, думал Крашевский.
Солдатская грубость, а ещё пуще их наивная, крестьянская темнота отталкивали шляхтича. Сидеть рядом с ними у вечернего костерка, как это делал священник, распевать песни о жатве и хрюкать от удовольствия, поглощая жидкую ушицу с сухарями, было для него всё равно, что распивать горькую со своими холопами в подольской усадьбе. И хотя он старался держать себя достойно, помня мужество Лизы перед толпой персидских невольников, стоило ему услышать отрыжки мокрого кашля из лазарета, крики очередного раненого на операционном столе, или вдохнуть густое зловоние, когда промывали желудок изрыгающему блевоту больному, он готов был бежать к реке, чтобы смыть с себя иллюзорную грязь. Перебороть себя он не умел.
Но был в лагере ещё один человек, которому повезло видеть ангела. Крашевский вспоминал о своём приятеле, о том, как они хорохорились, расписывая достаточно сносную, почти светскую жизнь при туркестанских войсках, которой они намеревались предаваться между взятием туземных городов и крепостей. Правда, намеренно искать общества поручика казалось не по чести хотя бы потому, что тот не проявлял никакой заинтересованности в продолжении народившейся дружбы. Тем не менее шляхтич прощал ему эту бестактность, объясняя её естественной занятостью офицера на войне, и терпеливо ожидал органичного случая встретиться.
Как ни странно, такой случай представился, когда прибыл начальник комиссии.
* * *
После Ирджарской виктории потянулись долгие знойные дни. К удивлению генерала и некоторых назначенцев из Петербурга, войска эмира больше не стремились собираться воедино и тем предоставлять возможность разделаться с собой, закончив войну столь неблагоприятным исходом. Вместо этого, имея подавляющее превосходство в коннице, отдельные отряды заходили глубоко в тыл русскому отряду, доходя даже севернее Ташкента, налетали на аулы и караваны, атаковали небольшие разъезды, хватали гонцов, почтарей, купцов и разведчиков.
Такой дерзостной тактики командование стерпеть не могло. В штабе было принято решение совершить демонстрацию в устрашение врагу. В конце мая с тяжёлыми потерями войска заняли крупный город Ходжент и несколько близлежащих укреплений. Этот казус вызвал настоящий дипломатический скандал и череду взаимных посольств с требованиями и угрозами. Не было смысла напоминать раздражённому генералу о том, что Ходжент не принадлежал эмиру Сеиду Музаффару, но платил дань хану Коканда, с которым уже больше года был заключён мирный договор. С упорством, способным повергнуть в немощь даже самые светлые головы, в реляциях утверждалось, что город имел решающее значение для дальнейших боевых действий против эмира, а бухарские войска, хоть и не понесли никаких потерь, устрашились и попрятались по своим курганам после сей демонстрации.
Пока велись переговоры с недоумевающим кокандским ханом, лагерь русского отряда расположился между Сырдарьей и новым приобретением генерала — Ходжентом.
— Пан Крашевский! — секретарь Татаринов налетел на поляка сразу, как только тот вошёл в палатку по его зову. — Дело не терпит промедления. Слышали вы, что прибыл начальник нашей комиссии?
— Да ведь вы же мне об этом и говорили.
— Правда? Говорил, говорил… Не вспомню! — чиновник выглядел крайне возбуждённым. — А говорил я, что он уже начал ревизию нашего с вами хозяйства?
— Что ж, здравый подход. Я слышал он из эстляндцев, а оттуда происходят весьма педантичные особы.
Но Татаринову было не до шуток. Тревогу выдавали крупные капли пота, а ещё отсутствие в палатке привычного штата обслуги секретаря.
— Вы что, не понимаете?.. Если он продолжит в том же духе, то к завтрашнему утру обнаружит все наши… манипуляции.
— Если вы имеете в виду перевод его очерков, то уверяю, нынче ночью я глаз не сомкну, но переводы закончу. Что касается вашей оды генералу Романовскому, то хоть завтра отправляйте в печать. А ещё вернее, отошлите-ка лично его превосходительству, или при наихудших обстоятельствах хотя бы его адъютанту.
— Я не о том! — Татаринов невозмутимо отмахнулся от насмешки, потом подумал с минуту и вдруг вспылил: — Комиссионная казна почти пуста! Если Грейф обнаружит, что я взял вас в штат и выплатил некоторый аванс… Да ещё и разрешил носить саблю…
Шляхтич выпрямился ещё пуще обычного. Но выдавать восторженное умиление от сего нелепого блефа он не спешил. Подаренный клинок висел на кожаном ремешке, креплённом к поясу, и выглядел от него совершенно неотделимым. И когда он присел прямо на стол, спиной к достойному Милентию Николаевичу, кончик стукнулся о спинку выдвижных ящиков.
Татаринов вздрогнул.
— Уж не будете же вы утверждать, что ваша, с позволения сказать, казна, была потрачена на эту железяку и ту мелочь, что вы изволили мне выплатить?
Секретарь сначала нахмурился, но быстро убедился в тщетности такого подхода. Он решил переменить тактику.
— Какая у вас короткая память, пан Крашевский, — едва не плача произнёс он, оседая на кресло и зажимая голову руками. — Я ведь за вас в знатную авантюру… И с мундиром помог, и с палаткой. Вошёл-с в положение… А теперь, когда казна опустела…
— А мне что за дело? — удивился Крашевский, продлевая муки секретаря. Он бросил любопытный взгляд за спину, чтобы поглядеть на незадачливого благодетеля и готов был поклясться, что его округлые, румяные щеки покрывала влага от горьких потоков. — Что вы от меня-то хотите, Татаринов?
— Самую малость, самую малость, сердечный пан! — всполошился секретарь и стал судорожно вытирать фальшивые слёзы. Чудесным образом в его руках оказалась готовая к употреблению сигара, которую он поднёс шляхтичу. — Карты на стол, пан Крашевский! Прошу, полюбопытствуйте.
Он угодливо взял поляка под руку, усадил на своё кресло и выдвинул нижний ящик. Оттуда явился футляр длиной в аршин, выполненный из резной слоновой кости с окантовкой из золотой канители. Крышка издала приятный щелчок, и взору Крашевского предстала прекрасной работы булава, по всей видимости, церемониального назначения.
— Эта вещица покроет ставки, пан Крашевский, да к тому же удвоит их!
— Какая удача! — усмехнулся поляк. — А владелец пернача что об этом подумывает?
— Шутите, пан Крашевский… Ваше право, ваше право. Это я, и никто другой не удосужился тотчас выложить вам истину со всей откровенностью, — произнёс он извиняющимся, но решительным тоном. — Но не извольте тревожиться. Вещица досталась мне честным путём. На то мы и учёная комиссия, чтобы сюда приносили всякие подобные безделки. Вот некто мне её и передал, дабы я опытным глазом определил ценность. Я назначил хорошую цену и выкупил её на деньги комиссии. Кто же знал, что Грейф сразу ринется с корабля на бал — проверять наши ведомости!
— Так-так.
— Но, сердечный пан, мы с вами не первый раз за картами. Я уже нашёл покупателя для этой булавы, известного коллекционера и человека чести. У него скопилась порядочная коллекция азиатских ценностей. Однако дело в том, что он и сам не знает, что предложение исходит от меня. Я внушил ему, что являюсь всего лишь посредником, а настоящий продавец — человек с безупречной репутацией, к тому же потомственный польский дворянин!
— Однако, если вы уже имели с ним дела, то отчего на сей раз решили просить меня быть вашим гонцом?
— Скажете тоже, пан Крашевский. Если бы мне требовался гонец, я бы послал одного из этих бездельников, — он величаво взмахнул рукой, совершенно не обращая внимание на опустевшую с прежнего времени палатку. — Покупатель не будет иметь дело с кем попало. А у вас древняя и благородная родословная налицо, уж простите.
Нарочно так вышло или от дури, но пощекотать самолюбие шляхтича ему удалось.
— Как же фамилия этого антикварщика?
— Барон Ренар. Понимаете, сам я провернуть это дельце никак не могу, — развёл руками Милентий Николаевич. — Беда в том, что барон велел доставить товар нынче же, а это положительно невозможно-с. Так вышло, что он сегодня весь день охотился на кабана, прости господи, в компании своего неразлучного приятеля поручика Кирсанова. Прошёл слух, что кабана они загнали, поэтому преферанс, который намечался в палатке поручика, боюсь, затянется до рассвета.
Видя, что лицо Крашевского просветлело, он поспешил закончить исповедь:
— Но мне никоим образом нельзя показываться перед глазами поручика. Карточный долг, понимаете? Если он узнает, что эта булава принадлежит мне, то половины казны снова как не бывало. С этим молодчиком шутки плохи!
Услужливо, но ненавязчиво он вертелся вокруг Крашевского, напоминая ему о старых сытых временах, когда вокруг вертелась неутомимая челядь.
— Выручайте, сердечный пан Крашевский! От вас зависит быть мне или нет. Уверяю, эта булава добыта честно, за нее уплачено. А как только мы завершим этот манёвр, я тотчас рассчитаюсь с долгом, пополню казну, да ещё средства к существованию останутся. Иначе Грейф меня со свету сживёт!
Крашевский готов был согласиться, уже когда услышал о Кирсанове. Но хотелось немного помучить секретаря ради потехи. Его забавляла возможность облагодетельствовать благодетеля, который не далее как получасом раньше упрекал его своим же подарком и честно заработанным жалованьем.
Он откинулся на спинку и пыхнул синим дымом. Выдержав паузу, которая была для Милентия Николаевича подобной ожиданию сурового судейского вердикта, произнёс:
— В ваших же интересах, чтобы вещица эта не оказалась краденой, Татаринов. Святая истина, я ведь ссыльный, дальше меня едва ли упрячут… Даже если мне заблагорассудится проделать несколько дырок в брюхе какого-нибудь вороватого чиновника. — Он глубоко затянулся, и лицо покрылось дымным туманом, так что перепуганный визави получил полную возможность осознать сказанное. — Но правда и то, что у меня нет коня.
* * *
Поручик встряхнулся и подтянул штаны.
Шум вокруг палатки, весёлые выкрики казаков, сопровождавших успешную охоту, треск костра — или кожи кабанчика, что вертелся поверх — и металлические перестуки котелков время от времени перешибал зубодробительный гудок парохода. Красавец «Перовский» стоял у пристани со спущенным трапом, а вокруг стайками бороздили самодельные лодочки. Второй пароход, имени этой реки, стоял поодаль. С него разгружали привезённое снаряжение и припасы. Взамен на борт «Сырдарьи» боязливо взбирались носильщики и испарялись в темени трюма, занося туда драгоценный саксаул — топливо для этих мифических чудищ, у которых заместо панцирей — проржавленное железо. Две длинные глотки сытыми отрыжками извергли густые чёрные потоки, а из нутра снова раздался длинный гудок.
Кирсанов поморщил одутловатое лицо, понимая, что вот-вот его настигнет мигрень. А ведь застолье едва началось…
Уподобившись пароходам, он, покачиваясь, вернулся в палатку. Ноги едва держали размякшее туловище.
Палатка была наполнена табачным дымом, но он разглядел генеральского адъютанта Ворохова, сидевшего в одной нательной рубашке, полностью расстёгнутой и бесполезной. Напротив, закинув ноги на стол и присосавшись к бутылке, восседал Ренар. Этому современному Онегину, томимому скукой, приканчивать бутылку из горлышка было делом не новым. Впрочем, как и всем остальным в палатке. Поручика едва не стошнило, но не от булькотни последнего глотка, а скорее от того, что отёк вокруг глаз сделался ощутимым препятствием зрению.
Говорить уже не хотелось, раздавать преферанс и того меньше. И поручик рухнул на стул.
Кабанчика они не дождались, и, казалось, лучшим решением будет упокоить хмельную голову прямо на столе. Но тут муть палатки взвихрил посетитель.
Поручик сразу узнал его и первым порывом было кинуться навстречу объятию. Вошедший улыбался, словно ангел, прокопчённый азиатским солнцем, как будто в аду побывавший, и вылезший оттуда невредимым. Он держал правую руку распростёртой, сжимая во второй какой-то предмет и шёл к нему, как к давно пропавшему брату.
Но тут разум Кирсанова одолели сомнения. Он не смог подняться с места. Перед глазами вспыхнула неприятная сцена и его полоснула жгучая ревность.
Он вспомнил, как провожал Лизу, как она, раскрасневшись, со сбившимся дыханием, будто девчушка, которую взрослые вознамерились отправить в постель, рассказывала о происшествии у штаба. И не забывала упоминать о штатском господине, выручившем её из беды. А он и не слушал — что ему какой-то штатский! — он любовался. Расставаясь, девушка дала ему повод надеяться, он это точно увидел. Не она ли сказала: «Право, когда я увидела дядюшку и рядом с ним настоящего гусарского корнета, мне сразу спокойно сделалось, как в храме»?
— Здравствуй, твоё благородие!
Кирсанову показалось, что его окрикнули слишком громко, слишком бестактно.
Всей кожей Крашевский почувствовал, что попал куда надо. По утрам он, конечно, видел, что его физиономия стала изрядно напоминать заморенные лица рабов, что валялись на подворье попа в Ташкенте. Разве что зубы у него были лучше. Но он и мысли не допускал, что поручик может его не узнать. Поэтому он уверенно продвигался вперёд. Он видел, что Кирсанов выжидает, и ему казалось, что вот-вот поручик выдаст какую-нибудь остроту, соскочит с места и обнимет его.
Но шутка затягивалась. Яну пришлось опустить руку. Чтобы не выглядеть полным болваном с нелепым футляром под рукой, он короткими поклонами приветствовал сидевших. Потом вырвал пару виноградин из грозди, что свисала со стола, продолжая глядеть Кирсанову прямо в глаза. Он надкусил ягоды и с хрустом стал пережёвывать, гоняя во рту вкусный сок, и старался казаться раскованным.
«А потом эта загоревшая рожа осмелилась её целовать!..»
— Стало быть, преферанс ещё не раскладывали? — дружески спросил гость, глядя на неподготовленный стол, и представился адъютанту и барону.
Мысли Кирсанова путались, в мышцах разлился свинец.
— Прошу простить моего знакомца, — молвил он, обращаясь к Ренару. — Он, верно, голоден.
Паскудным ошметком разжёванная с косточками кожурка винограда шлепнулась в желудок шляхтича. Хорошо ещё, что не подавился. Почему-то не верилось, что Кирсанов серьёзен. Наверняка этот плут изволит потешаться и того и гляди засмеётся лошадью, и тогда шляхтичу станет стыдно за назревавшую вспышку. Но, матерь Божья, как он отвык от подобающей компании, если готов был взорваться от такого пустяка…
Поручику и вправду хотелось улыбнуться, а потом расхохотаться в голос. И тогда всё стало бы славно. Но улыбка не шла — значит, так и должно. Он брезгливо оглядел одетого как простой солдат Крашевского, у которого опустилась рука, но улыбка ещё не погасла, а как будто зависла в унизительном недоумении. И положение, в котором оказался шляхтич, пришлось поручику по душе.
«Посыльным он, что ли, заделался от нехватки средств? И этого обормота я воспринимал за соперника?»
— Вы, видно, ко мне? — вмешался барон. — Моё имя Ренар. А вы, должно быть, тот самый господин, которого мне рекомендовала… доверенная персона.
Приподнятое настроение и ожидание весёлой попойки в компании весельчака Кирсанова, медленно, нехотя улетучивались. Крашевский и думать позабыл о том, что внешний вид его едва ли расположит благородных господ к непринуждённому общению. Но сама мысль о том, что он будет принят словно какой-то лакей, отпугивала его разум, как чёрта святая вода. Но не протянутая рука его друга, и этот проклятый футляр…
— Поставьте эту штуковину… Да куда вам угодно поставьте, — продолжил Ренар, тоже не протянув руку.
Поляк растерянно огляделся.
— Оставьте, голубчик, оставьте, — добавил Ренар с мягкостью, которую употребляют к выжившим из ума старикам.
Он мягко потянул футляр, но рука поляка сжимала его так крепко, как новобранец стискивает ствол ружья во время первого боя. Футляр непременно бы треснул, кабы не слоновая кость.
— Да, да… Где мои манеры! Присаживайтесь, господин… Крашевский? — Ренар убрал руки и спросил с деланым сочувствием. — С вами, верно, приключилась какая-то беда, голубчик?
— Со мной приключилась ссылка, барон, — отчеканил поляк.
— Позвольте представиться, штабс-капитан Ворохов, — послышался тупой удар каблуков, мало напоминавший лихой щелчок. Но от издавшего этот жиденький звук разило не так сильно, как от остальных господ с улыбающимися усами. — Стало быть, все здесь знакомы, и только я остался непредставленным!
Крашевский кивнул и ещё раз посмотрел на Кирсанова. И увидел незнакомого, озлобленного человека заместо своего друга.
— Прискорбно, что я о вас раньше не слышал, пан Крашевский! — продолжал Ворохов. — И того досаднее, что о вас не слышал генерал!
Его искреннее намерение подтверждал тот факт, что он был единственным пожавшим руку поляка, да с такой настырностью, какую ожидаешь от старого боевого соратника.
— Одного слова поручика будет достаточно, пан Крашевский. Завтра же доложу о вас, и, почитайте, чин прапорщика у вас на плечах. Даю слово офицера!
— Правда, отчего вы без знаков различия, Крашевский? — присовокупил Ренар несколько раздражённо, видно, потеряв надежду заполучить свой футляр и закруглить сделку.
Кирсанов отреагировал первым. Он не сумел подавить глупый смешок. «Оттого, что он трус, Ренар, как и ты, — проплыла пьяная мысль. — А ещё он предатель. Нет, дудки, господа. Он откажется. И не верьте побасёнкам про независимость Польши. Не поэтому он откажется, а потому, что не хочет помирать. Он расчётливый. Он просто хочет вернуться! Невредимым вернуться в Ташкент, чтобы забрать у меня Лизу».
Он видел, какая обида разгорается внутри Яна. И где-то в глубине понимал, что этого довольно, иначе придётся стреляться. Но видел он и то, что шляхтичу просто нечем крыть. Он пришёл сюда победителем, покорителем дамских сердец, а уйдёт, как жалкий отброс.
«Господи, отчего ты занёс его в ссылку сюда, а не в дикую сибирскую тайгу?» — подумал поручик, когда снова представил Лизу, танцующую с этим высокомерным либеральным выскочкой, который почитает себя цветом общества.
Видя, что поляк не отвечает, чуткий Ворохов проявил образцовую учтивость, пусть и по-офицерски грубоватую, и переменил разговор.
— Ну, как? Разопьёте с нами рюмку-другую? И не думайте отказываться, Крашевский. Ибо пока мы пьём, снаружи подрумянивается наша добыча. Нам всем не помешает отведать кабанятины. В конце концов, пора признать, господа, что пить наравне со штабс-капитаном вам не по чину! — заявил он своим собутыльникам.
Он налил рюмку коньяку и пододвинул ближе к гостю. Поляк взглянул на его приветливое лицо. Но в душе как будто плескалась липкая фекальная жижа. На Кирсанова он отныне смотреть избегал, ибо опасался схватить нож и зарезать его, без формальностей.
Он встал.
— Благодарю, господа. Уверен, наши вопросы мы решим после, — сказал он невпопад и вышел.
Позади послышалось:
— Да погодите вы, Крашевский!
Сердце ёкнуло. Всё ещё очень хотелось, чтобы это крикнул Кирсанов, и вся эта сцена оказалась не более, чем продуманным до тонкостей розыгрышем поручика.
Но это кричал адъютант.

От Сырдарьи доносился скрежет металла. Как будто ещё не очнувшись от дурного видения, Крашевский брёл по лагерю, пока не вляпался в илистую кашу у бережка этой бестолковой реки. Тогда уж лопнули путы оцепенения, и злость стала прорываться наружу. Хлюпая сапогами, он с натугой продвигался вперёд, проклиная всё вокруг, включая эту изменчивую реку.
Сырдарья мало чем отличалась от здешних песков, хотя и была создана их антиподом. Такая же бежевая и не освежающая ни капли. Но впечатление обманчиво — это не более, чем азиатское притворство. Она всячески вихляет в своей змеиной пляске, как танцовщица перед каким-нибудь падишахом, загребает ручками земляные островки, а где-то и вовсе невидимо покрывает трёхсаженные камыши до половины. Думаешь это берег, надежная пристань, и ступаешь в трясину степного болота.
«И когда ты успел стать такой размазнёй, милостивый пан? Не вернуться ли? К завтрашнему вечеру эта свинья проспится, и никто не сможет упрекнуть тебя, если покончишь с ним на дуэли. А может, он всё-таки пошутил?
Но, право, на что ты рассчитывал? Чем ты отличаешься от той солдатни, что спешит снять кепи завидев размахивающего крестом попа за полверсты от себя? Неужели ты взаправду поверил, что на твоём благородном лице написана вся родословная, как говорил этот бездельник?
Татаринов! Вот кто залил в твои уши масло, а сам остался в тени!» — решил свои сомнения Крашевский и с твёрдым намерением вогнать биток булавы в елейную рожу секретаря, выбрался на всё ещё зыбкую, но сухую поверхность.
Левую половину тела сковывал тяжёлый футляр, с которым пришлось носиться половину вечера, как какому-то школяру-музыканту. Проделав обратный путь, Крашевский изрядно запыхался и вспотел. На шее и на щеках явственно ощущалась клейкая мокрота от перемазанных комариных полчищ и растёртого пота.
В этой части лагеря звуки как будто приглохли. Офицерские палатки располагались не здесь, а штаб и вовсе временно обустроили внутри крепостных стен Хождента. Но в палатке Милентия Николаевича ярко мерцали многочисленные огоньки лампад, а снаружи суетилась поредевшая прислуга.
Из откинутого полога послышался начальствующий голос секретаря, а на подметённой площадке у входа лежала чья-то тень. Крашевский понял, что в палатке посетитель, и на мгновение задержался у входа.
— Вот тебе, Егорка, пятачок рубликов. Гляди, ассигнацией даю! Даже разменивать не придётся у этих татарских ловкачей. Они с вас, балбесов, три шкуры сдирают, а вы и зенки вылупаете — благодарствуем, мол! — Милентий Николаевич величаво протягивал бумажку стоявшему напротив солдатику.
Тот и вправду выкатил глаза. Но не благодарственно, а скорее удивлённо. Потом улыбнулся одной стороной губ, а во взгляде сверкнула дерзкая зарница.
— Благодарствую, вашбродие, — он даже не подался вперёд, где в воздухе плавала ассигнация. — Только трошки накинуть бы надобно… Мы сей сундучок всем взводом брали. А под конец по справедливости — на всех поделить порешили.
Татаринова раздражала даже не строптивость солдата, а то, что пришлось стоять с протянутой рукой.
— Ты мне зубы-то не заговаривай! А чего не на всю роту делить удумали? Ишь! На толкучке за свиные ушки торг учинять будешь, а здесь тебе не это самое! — строго произнёс он. — Но да Господь с тобой! Эх, в настроении я нынче! Уважу тебя, Егорка, так и быть. Держи пять рублей, а перед тем, как в казарму вертаться, загляни к моему кашевару. Он тебе литру спирта выдаст.
— За спирт-то братки вам в ножки покланяются, вашбродие. А всё одно, мо́лодцы постановили: дабы по пять рублёв на душу снёс. Как же я, с одной сигнацией-то?..
Тут Татаринов вспыхнул. Бывалый попался служака: физиономию скорчил смиренную, а улыбка всё одно — с наглецой! Но и он сам тёртый волк, не первый раз за столом.
— Условия мне выдвигать удумал? Я за тебя на такую авантюру отважился, на грани! Честь на кон поставил!
Крашевский услышал знакомые выражения. Входить он уже не решался, ожидая, чем дело закончится.
— А ты, разбойничья рожа, за краденое ещё и спор затеял!
Солдата как будто в грудь толкнули. Тень удлинилась, и поляк понял, что он попятился, как будто бы со страху. Но он ошибался. Согбенная словно от природы спина, которую даже муштра до конца поправить не сумела, вдруг распрямилась, плечи раздвинулись вширь. Тень передавала эту перемену тем пуще.
Взор солдата сделался твёрдым, как у стародавнего патриарха.
— Не ворованное то, вашбродие. С бою взяли! По первости взвод наш врата твердыни занял, а там и дале прорвались, — тут голос солдата дрогнул и снова стал каким-то просящим, жалобным: — Сёмке три перста саблей отсекли, Никите — кузнецкому внуку — осколком щеку выдрало. А Яшку Коновала, того… Отпели уже…
Секретарь хмыкнул. Его эти подробности мало тронули. Но последнюю перемену он приметил, и усилил напор.
— Да я тебя!.. Тотчас вашему поручику доложу! Сёмка, Яшка, Никитка? Кто ещё, а ну? Всем взводом на гауптвахту и попрут, корки грызть будете! А ты, как зачинщик и главный вор — через строй пойдёшь, и на каторгу, ежели живое место на спине останется!
— Дык ведь… Не ворованное то… Не вор я!.. Али не брали мы Ходженту?..
— Вам велено было цитадель брать, а не сундуки! Сей сундучок должно было офицеру снести, а там, глядишь, и благодарности бы получили от командования. А вы чего учинили? Тайком умыкнули сундучок-то.
— Дык ведь договорено было… Вашбродие… Полтинник. А спирту мы сами раздобудем… — голос солдата совсем упал, когда он уяснил, что товарищи могут не только без денег остаться, а и без скудной солдатской воли. Пострадают братки по его глупости.
Только когда он совершил эту глупость, Егор сообразить не мог.
— Ступай и не гневи Бога! На, погляди, от себя лично ещё пять рубликов добавляю, дабы выпили за генерала Романовского, — Татаринов порылся в кармане, потом в другом и, видно, передумав, выдвинул полку ящика под столом, достал оттуда казённую ассигнацию и хлопнул на стол поверх первой. — Ух, жулье! Ломаешь голову, как бы копеечку раздобыть, дабы собственные штаны поддержать можно было, а они рты раззявили! Ну, ступай вон!
От гордого достоинства солдата не осталось и обрывка. Он поспешно приблизился и с поклоном сгрёб десять рублей. Только глянул на Милентия Николаевича из-под бровей. И взгляд его выражал покорство и униженную признательность, какую испытывают к бескорыстному заступнику или кормильцу.

Как вяло и нехотя струились сквозь песок потоки Сырдарьи, так лениво передвигал ногами Крашевский. Ему наскучил разговор, невольным и незваным свидетелем которого он оказался.
На душе стало ещё противней от всего, что довелось пережить за этот день. И пакостнее всего было от собственного участия. Как эта река, которая стремилась быть похожей на окрестные степи или пески, смотря по потребности, и ничуть не напоминать самую себя — голубую животворящую воду, так и он, едва не перестал сегодня быть тем, кем привык себя считать.
Кого можно винить, как не самого себя? Разве не вздумал он обзавестись конём? Что же, гуляй теперь, шляхта, на своих двух!
Ноги оказались не такими равнодушными, каким представал разум. Он и сам не заметил, как оказался перед небольшой, крытой камышом саклей, в которой тоже горел огонёк. Постучавшись, Крашевский вошёл.
Полковник Антон Казимирович Грейф оказался человеком тучным, но как будто гладким, так что каждая округлость была завершённой. И круглая же борода словно выросла ровно настолько, чтобы покрывать половину лица и весь подбородок — не чета тем ошмёткам под висками, что так любили отращивать русские офицеры. И хотя Крашевский успел убедиться в высочайшей компетентности и учёности этого человека, пока занимался переводом его труда по этнографии киргизов, он не мог отделаться от впечатления, будто Грейф чуть не на прошлой неделе прибыл из российской глубинки, из какого-нибудь села под Рязанью. Как будто вглядевшись поближе, непременно обнаружишь в бороде, в волосах, в одежде — запутавшиеся пучки сена и капусты из вечерней мисочки щей.
Поляк устало кивнул и был благодарен за такой же сухой кивок и указание в сторону стула. Ноги признательно загудели.
— Господин Крашевский, чувствуйте себя запросто, — сказал Грейф. — Письмо Родиона Васильича я получил ещё накануне. Он вас рекомендовал. Чайку?
— Не откажусь, — ответил поляк и улучив момент, поставил на стол свою тягостную ношу. И даже в мыслях пренебрёг поблагодарить Саблина за его участие. — Я к вам не с пустыми руками, ваше высокоблагородие.
Антон Казимирович приподнял бровь, раскинул руки и ахнул. Крашевский вовремя подскочил, чтобы взять у него стакан с кипятком. Такая бурная реакция от вымотанного заботами человека, весь день подводившего сальдо через запутанные документы комиссии, заставила поляка посмотреть на футляр по-новому.
Он лежал перед ними на столе, в свете нескольких свечей, и учёный начальник ласково провёл рукой по декорации из слоновой кости. Подушечки пальцев нежно и почти незаметно касались золотого шитья. И как будто не желая больше томиться, плавным движением приподнял крышку футляра.
Он стоял полубоком, как бы приглашая Крашевского разделить с ним наслаждение, но взор поляка и так был прикован к великолепно сработанной булаве. Бережно, обеими руками Грейф вынул её из футляра, покачал, поднёс к уху, к свечам. Затем прикрыл веки, как будто перестав доверять собственным глазам, и стал ощупывать обтянутую листом из чистого золота рукоятку. Ян обратил внимание на тиснение со сложными изображениями, но ещё больше на камушек лимонно-жёлтого оттенка, которым была декорирована крепёжная шейка.
— Приходилось вам видеть такой камушек, господин Крашевский?
— Боюсь, что только в фантазиях, ваше высокоблагородие. После прочтения каких-нибудь романчиков о копях индийских раджей, — ответил он, заворожённо глядя на камень.
В первый раз он даже внимания на него не обратил, впрочем, как и на изысканность остальной отделки.
— И вы не сильно бы погрешили против истины. Я уже почти убеждён, что камушек происходит из копей Голконды в Хайдерабаде.
— Матерь Божья! Откуда на этом перначе мог оказаться такой камушек?
— А вот это самое интересное! — радостно распаляясь, продолжил Антон Казимирович. — Булава-то, вовсе не бухарской работы, это исключено. Потому как, во-первых: учитывая количество золота, булава явно имеет церемониальное назначение, а значит, здешней едва ли является. При дворе эмира для таких целей используют топоры: айбалту или чекан. Во-вторых, извольте взглянуть на орнамент. Видите вы в нём сюжет или нет?
Крашевский присмотрелся внимательнее, и точно! Тиснение на рукоятке булавы было обвито спиралевидной полоской, а в получившихся делениях как будто повествовалась целая история. Там были изображены различные сценки, переходящие одна в другую, с участием людей, животных, растений, колесниц, кораблей… Это напоминало барельефы колонны Траяна в Риме, изображавшие дакийскую войну, только в изящнейшей золотой миниатюре. Эти люди проживали целые жизни и шли вверх и вперёд, пока не доходили до крепежа с камнем. Только теперь Крашевский увидел, что голкондский камень олицетворяет солнце.
— Это имитация эпохи зороастризма, дражайший, отсылка к Сасанидской Персии. Почему, спросите? А потому, что бухарские мастера ни за что бы не решились изображать людей, тем более поклоняющихся солнцу. Ислам это возбраняет. А вот шиитские мастера в Персии, которые почитаются здесь за еретиков, а может, и современные язычники, вполне себе могли обратиться к мотивам своей истории.
— Однако на футляре изображений людей как будто нет, — вставил поражённый шляхтич.
— Верно, верно! — заулыбался Грейф. — Вижу, Родион Васильич в вас не ошибся. Впрочем, за несколько лет знакомства, я не припомню, чтобы он ошибался. Этот прекрасный растительный орнамент из слоновой кости, равно как и сам футлярчик исполнен бухарскими умельцами.
— Стало быть, камень индийский, булава персидская, а футляр бухарский?
— В точку, дражайший! Ведь это самое интересное! Попытаться проследить путь этих великолепных вещиц… до сегодняшнего дня.
Крашевский улыбнулся, увидев внезапное затруднение начальника. Фантазии о персидских крепостях с тайными орденами огнепоклонников и об алмазных месторождениях Голкондского султаната померкли и вернули разум к ничтожным делам нынешнего дня.
— Вы хотите спросить, как она попала ко мне, пан начальник, — он увидел смущение Грейфа и поспешил опередить учёного, которому удалось на время осветить его тусклые мысли. — Уверяю, в этом нет никакой тайны. Господин Татаринов, ваш секретарь, просил доставить эту штуку прямиком к вам. Должен сказать, он с большим трудом уберёг её от попыток всякого рода гешефтов.
— Вот как? — Антон Казимирович нахмурился. — Видите ли, я уже как будто составил некоторое впечатление об этом человеке. Должен признаться, не самые лестные впечатления. Что ж, пусть это будет мне уроком. Привык, видите ли, делать учёные выводы по бумажкам!.. А оно вон как обернулось…
Грейф заразительно рассмеялся, и Крашевский последовал его примеру.
— Нам пристало уберегать подобные вещи, особенно когда речь идёт о трофеях. Иначе эту булаву разденут, как легкомысленную барышню, снимут всё золотишко и применят по назначению, а следовательно, окажется она промеж рёбер одного из наших солдат.
* * *
Усилия бухарских военачальников давали свои плоды. Первое время казалось, что туркестанский отряд генерала Романовского получил возможность передохнуть во вновь занятом городе, но это оказалось иллюзией. Над городом день и ночь нависала угроза в виде несокрушённого и ещё более многочисленного войска эмира. А над его населением витала чудовищная тень возможной расправы со стороны единоверцев. Потому о спокойствии можно было говорить только в глубоком тылу, в Ташкенте, а всё, что южнее, если не полыхало пожаром войны, то искрилось и шипело, подобно подожжённой боевой ракете.
Пока генерал улаживал дела с ханом Коканда, отправлял гонца за гонцом в Оренбург и проклинал медлительность тех, кто ещё не удосужился связать телеграфом Ташкент с Петербургом, каждодневно происходили нападения на русские разъезды. Еженедельно из Ходжента выходили стрелковые роты, дабы подальше отбрасывать зарывавшиеся конные отряды, а казачьи сотни и вовсе редко когда возвращались на постой.
И тогда генерал снова отдал приказ выступать. Пришло время положить конец дерзости этих хищных скопищ, шаек, партизан и разбойников, повалив столб, о который они опирались. Бухарское войско нужно было настигнуть в самой степи, и разбить безусловно. Предстояло продолжить кампанию там, в засырдарьинских голодных степях, и, если Богу будет угодно, он дойдет до той самой твердыни, об которую обломал клыки Черняев, этот Ташкентский Лев! От одной этой мысли застывали сердца строевых офицеров, служивших в Азии не первый год, но в штабе их опасениям придавали мало значения. Там только и ждали, когда эмиру надоест губить своих людей и он запросит мира, дабы они могли отправиться из этих гиблых мест в столицу и стяжать заслуженные лавры.
После ходжентского недоразумения, которое генерал на первых порах ставил даже выше Ирджарского триумфа, но воспринятого в Петербурге в штыки, ему нужна была новая реляция. Та, что положит конец пересудам и возвысит его над предшественником раз и навсегда.
В Ходженте был оставлен гарнизон, и порядком измученный русский отряд вышел в летнюю безводную степь. Именно так, как ожидали бухарские военачальники.

В последующие месяцы полковник Грейф не баловал Крашевского своим обществом, хотя они и пришли к полному взаимопониманию. Остался шляхтич на короткой ноге и с Татариновым, который каким-то поистине чудесным образом сумел избавиться от нехваток и сохранить своё место. Не прошло и нескольких дней, как чиновник переменился донельзя, обратившись из временного предводителя комиссии в подобострастного, весьма исполнительного и толкового бюрократа. Законодательная комиссия пополнилась сведущими людьми и занялась своим делом, в то время как Крашевскому по-прежнему поручали отдельные переводы.
Штабс-капитан Ворохов оказался честным человеком, несмотря на то, что дал обещание спьяну. Крашевский даже удивился, когда Антон Казимирович вызвал его к себе и с какой-то обидой рассказал о бумаге из штаба. Генерал предлагал шляхтичу чин пехотного прапорщика и был готов принять его в штабе в самые короткие сроки.
— Если вы не имеете на то возражений, ваше высокоблагородие, я бы предпочёл остаться при вас. А это… — он указал на генеральский приказ о назначении и, уже наученный опытом, сдержанно закончил: — Это не более чем недоразумение. Карты, выпивка со знакомыми офицерами…
Полковник Грейф счёл инцидент улаженным и остался весьма удовлетворённым лояльностью своего образованного сотрудника. Нельзя было сказать, что он доволен действиями командования. Он не упускал случая поворчать и посетовать на истомлённость войск, большое количество раненых, учащающиеся случаи болезней от обезвоживания, ибо солдатам приходилось пить воду из почти осушенных мутных колодцев — и то только в случае, когда их удавалось отыскать. Но тем не менее, как человек бескомпромиссный, он, а вместе с ним и вся комиссия, шёл вместе с отрядом и разделял с ним тяготы знойных будней на неприятельской земле.

В самое жаркое время Сырдарья совсем прохудилась и стала напоминать лабиринты непокорных ручьёв, что плескались вокруг старого точёного русла. От неотступного чувства жажды расплавленный солнцем рассудок иногда направлял Крашевского к реке, будто подначивал утопиться к чертям. Но казалось, что даже и утонуть в этой реке невозможно. В таком обличье, как будто выпитая солнцем, окружённая жёлтой глиной берегов, она вдруг стала похожа на родной приток Днестра, что проникал сквозь известняковые скалы, а её корявые ветки — на мелкие водопады, стекающие с жёлто-белых стен Смотричского каньона.
И всё же, думал поляк, она такая же, как и здешний народ, эта река. Она подобна кочевнику. Проснёшься рано поутру, когда солнце сожрёт ночную прохладу и темень, а её здесь и нет, Сырдарьи. Вся утекла, укочевала на новые пастбища. Впрочем, как ни посмотри, в этих бесконечных азиатских степях, горах и долинах, был её дом. А где твой дом, Ян Жигмонд Крашевский?
В одну из тоскливых звёздных ночей, которая дарила так мало облегчения, он бродил по берегу и пытался воссоздать в памяти дедовскую усадьбу. Это ему не удавалось, несмотря на усилия, и когда он услышал впереди плескание, то перегретый разум сразу струхнул, как будто увидал водяного или ещё какого-то чёрта.
Приглядевшись, поляк увидел перед собой человека в папахе и с оголённым торсом. Рядом лежал длиннополый чекмень с пристяжными, голубыми погонами, которые говорили за то, что он из оренбуржцев.
— Цыц, друзёк, рыбку спужаешь, — обернувшись, сказал казак.
На вид он разменял четвёртый десяток. Из-за обмотанной через подбородок головы он походил на деревенскую бабу в платке. Только его платок был белым, а сбоку, в области уха, багровело пятно.
— Тю! Не обессудьте, ваше благородие. Не признал в темноте.
— Ничего, ничего, уди себе.
— А? Вы бы с ентой стороны подошли, ваше благородие, туточки ничего не слыхать, — сказал казак, указывая на кровавый развод на перевязке. — Я из лазарету утёк, дюжа рыбки захотелось, истомился!
— Что ж ты кого помоложе не послал за рыбкой? Лежал бы уж…
Пока казак что-то бормотал, Крашевского внезапно пронзила догадка, и он содрогнулся от овладевшего сердцем ужаса. Ему явственно померещился бухарский богатырь, скачущий по караванной дороге. Из уст его гремела победная песнь, когда породистый аргамак с цокотом влетел на главную площадь. Богатырь спешился возле дворца диванбеги, зашёл внутрь и без церемоний разбросал по столу свои трофеи, за которые счетоводы спешили отсчитать вознаграждение. И среди трофеев было отрезанное ухо этого пожилого казака.
— Скажи, браток. Где нынче обитает отец Андрей? — спросил Крашевский.
— Батюшка? — отчего-то перепугался казак, а потом улыбнулся, как мальчишка, которого поймали за шалостью, так что отпираться уже нечего и думать, и шёпотом добавил: — Так бишь он меня и выпустил порыбалить. Баит: улов твой, сыне, мы потом на ушицу зараз приговорим, пока дохтур в отлучке.
В ту ночь улов безухого казака отведали втроём. Отец Андрей, с которым поляк не виделся уже больше двух месяцев, встретил его как давнего друга, настолько давнего, что даже и слов не требовалось, а только всепонимающая улыбка раскрывала врата к задушевному разговору. Он всё больше молчал, и вскоре Ян обнаружил себя без умолку повествующим о подольской усадьбе его деда, Лукаша Крашевского, и о том, как душу разрывает тоска по родному Смотричу, когда он смотрит на невозмутимые сырдарьинские потоки.
С той ночи Ян сблизился со священником и стал часто сопровождать его в обходах лагеря и вести с ним беседы. Разве мог он подумать, что в ту первую ночь хитроумный поп дал ему высказаться, излить душу, почти исповедоваться — только для того, чтобы больше никогда не позволить и рта разинуть! С тех пор приходилось только внимать, вслушиваться в интересные бытовые рассказы и порой выдерживать длительные отступления, состоявшие из фрагментов Священного Писания, баек о чертях и ангелах, о загробной жизни и прочем мракобесии. Впрочем, священник воспринимал сарказм поляка открыто и с юмором, так что Крашевский быстро определил, каких широких взглядов и глубоких познаний в области человеческих чувств был отец Андрей.
* * *
В начале октября лагерь снялся с места, и туркестанский отряд несколькими колоннами двинулся вперёд. Генерал намеревался штурмом взять самую мощную бухарскую крепость и провести там новую границу с неуёмным эмиром.
Туркестанцы двигались в жёлтом, сухом мареве степи. За войсками тянулся обоз в тысячу верблюдов, которые несли на себе ячмень, крупы, спирт, зимние одежды, офицерскую утварь, юрты и палатки, штурмовые лестницы и боеприпасы.
Измученное войско шло в надежде взять ещё один город и окончить опостылевшую войну, пока не показались вдали исполинские стены Джизака. Зубчатые фортификации окружали город тремя рядами, так что даже издалека он выглядел устрашающе: будто левиафан разверзнул свою пасть в бешеном порыве поглотить небесное светило. Окружностью вёрст в двенадцать, с сообщениями и дорогами во все стороны, крепость выглядела неприступной для поредевшего, измотанного месяцами походов, боев и лишений русского отряда. Даже многие строевые офицеры засомневались в возможности раскусить этот орешек, ибо по докладам киргизских лазутчиков внутри крепости засел пятитысячный корпус регулярной пехоты сарбазов, а то были не вооружённые чем попало крестьяне, но обученные воины. Возглавлял сей гарнизон Аллаяр-парваначи, главнокомандующий войсками эмира, который получил строгий приказ — возвращаться в Бухару с победой или не возвращаться вовсе, ибо поистине лучше для него было сложить голову в Джизаке, нежели склонить её перед эмиром после поражения. В последнем случае эта бедовая голова, а также головы всех его родичей должны были украсить зубцы стен цитадели в Самарканде, где временно пребывал азиатский государь.
Но генерал Романовский был непреклонен. Крепость нужно было брать любой ценой, поскольку любое отступление в Азии почиталось за трусость и малодушие. Но главное, он помнил, что именно из-под стен Джизака отвёл свои войска его прославленный предшественник. Этим, по мнению генерала, Черняев вызвал на своё имя презрение неприятеля. Северный Лев, как величали его прежде азиатские полководцы, отступил в обритыми бровями, едва завидев мощь эмировой твердыни. Отступил, а потом и вовсе был снят с должности туркестанского главнокомандующего, — к этому генерал Романовский приложил немало усилий.
Сам же он не намеревался жертвовать своей славой, а тем более должностью. Он знал, какую цену заплатил Михаил Григорьевич за тактическое отступление, но не знал, сколько солдатских жизней он сберёг, не решившись на самоубийственный штурм. И сколько из них теперь подходили к Джизаку вторично.
* * *
Орудийный выстрел возвестил вечернюю зарю. Барабанный бой сопровождали сигналы рожков. Вместо вечерней молитвы солдаты тремя колоннами двинулись на приступ.
Джизак отличался от прочих азиатских городов тем, что город не был окутан со всех сторон садами. И только колонна капитана Шадрина оказалась на выгодной позиции, укрытая не успевшими отцвести виноградниками. Зима здесь наступала поздно. Эта колонна должна была ударить из засады, с прикрепостных полей и из приречных садов, что обеспечивали здешнее население съестными припасами.
Колонны продвигались беглым шагом, сопровождаемые звуками артиллерийского обстрела городских стен. Основной удар предполагался на пути центральной колонны, и пушки били по стенам возле ворот, успев проделать солидную брешь в первом круге.
Третья же колонна обходила крепость с другой стороны и исполняла роль приманки, дабы отвлечь часть защитников на себя.
Бомбардировка не смолкала.
Когда Крашевский услыхал, что отец Андрей собирается сопровождать первую колонну, чтобы выносить с поля боя раненых, помогать в лазарете и, главное, возбуждать в солдатах мужество и не давать им пасть духом, то решил присоединиться к нему. Он вооружился своей плохонькой персидской сабелькой и так, налегке, чтобы проще было помогать раненым бойцам, отправился вместе со священником.
И тут раскололись небеса. Крепость грянула громом, левиафан раскрыл свою пасть, явив миру огненные клыки.
— Горе живущим на земле и на море! К вам сошёл диавол в сильной ярости. Но знает он, что немного ему остаётся времени, ибо Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими! — ревел отец Андрей, едва не перекрикивая отрывистые приказы офицеров.
Это были не те люди, что баловались картишками в палатке барона Ренара. Строевые офицеры среднего ранга, заслуженные туркестанцы, кавалеры орденов Святой Анны, Белого Орла и Святого Станислава, были солдатам отцами. И возглавлял их капитан Шадрин — некрасивый офицер, который вёл подчинённых за собой, показывая пример не столько храбрости, сколько осмотрительности.
Ухали снаряды, крепостные пушки с грохотом изрыгали смертоносные бомбы, щедро посыпая ядрами и гранатами поля за городом, не щадя ни пашен, ни деревьев, ни тем более христианских солдат, которым было уготовано усеять своими костями эти и без того плодородные земли.
Никогда прежде Крашевский не был в настоящем деле. За прежними битвами он наблюдал со стороны, будучи сам в безопасности. И вот теперь грохот снарядов и взрывы гранат разрывали уши, а тишина, которую велел соблюдать капитан после каждого залпа неприятеля, вгоняла его в смертельный трепет. Пришло время на своей шкуре ощутить, что приходилось переживать солдатам и полевым офицерам в настоящем бою, а не в какой-то лихой вылазке с целью отбить у разбойников угнанное стадо.
Каждый взрыв грозил стать для Яна последним, грозил не только окончить его жизнь, но и разорвать его тело на сотни кусков, так что даже собирать и хоронить будет нечего. И ни выхолощенный конь, ни современная винтовка, ни его жалкое… да-да, именно жалкое панское достоинство не могли бы выделить его среди сотен небритых солдат, которых дома ждут их пышнотелые простоволосые жены, огурцы да картошка на грядках и полдюжины сопливых малюток.
Крашевский вертел головой и уже чувствовал боль в шее, но всё равно продолжал вертеть, в поисках укромного места, ободряющей улыбки, поповского креста, чего угодно, способного угомонить разбившую члены трясучку. Сердце рвалось наружу, и он ощущал, будто оно готово вот-вот остановиться и лопнуть. Стукнуло что-то в руке, и он подумал, что взрывной волной её вырвало вместе с мышцами. Голова ныла так, словно по ней стукнули перначом и череп вот-вот расколется, как яичная скорлупа.
Видано ли, подохнуть среди каких-то виноградников, как последний пёс, и даже не вступить с врагом в бой, не скрестить с ним саблю, не пальнуть даже в его сторону? Такой смерти не заслуживает даже последний холоп, не то, что благородный шляхтич!
Смятение охватило душу поляка, и он оробел. Так, что готов был навсегда похоронить гордость и честь. Страх этот грозил обратить его в панику. Ян хотел оказаться в другом месте, хотел уйти, наплевав на панское достоинство, на всё, что прежде его так занимало. Он проклинал Польское восстание, в результате которого оказался в этом проклятом месте, он проклинал и русских офицеров, и бухарских пушкарей, и всех черномазых туземцев. Мысли о бегстве одолевали его. И сознание уже чертило логичные, казалось бы, честные, правильные доводы, к которым он будет апеллировать потом, когда окажется в безопасном месте, у палатки генерала, в тылу. Ведь он не русский офицер, не воин, он презирает бухарцев, ненавидит войну. Он человек прогрессивных взглядов, он пацифист. Можно даже бросить с присущим ему высокомерием, что не желает он проливать кровь за царя-захватчика. Да, надо бежать!
А вокруг чернели щетинистые лица солдат, которых гусар Кирсанов звал не иначе, как Гаврилычами, презирая их холопские родословные, их отцов и всего больше — их самих. Молча, пригибаясь, они продвигались вперёд, шли обычным шагом, не бежали, не орали «ура», как прежде он представлял себе любую атаку русских полков. В тишине солдаты несли штурмовые лестницы. Ядра пропахивали землю чище самой глубокой и острой бороны, снаряды разбивали огромные валуны, будто не камень это, а фарфоровые кувшины. Вокруг свистели пули и картечь ливнем сыпалась на ветви деревьев. А взвод капитана Шадрина всё продвигался вперёд, медленно и бесстрашно.
И Крашевский не смог убежать. Этих солдат, этих офицеров и этого попа он теперь не мог ненавидеть. Они заставили себя уважать. От их выражений кровь тише бежала по венам, и он чувствовал, как унималась трясучка, как возвращалось чувство собственного достоинства, едва не растоптанное страхом за жизнь. И он шёл вперёд. Больше всего он хотел быть одним из них.
— Не пора ли, вашбродие? На «ура»? Во имя Христа, я заведу! — крикнул один солдатик, обращаясь к капитану.
— Не кричать, чтоб вас, окаянные! Фролка, я тебе зубы вышибу, шляндра! — ругался в ответ капитан. — Рано, черти. Обнаружим себя. Это ещё так, Божья роса, чтоб её! А заорём — выдадим себя раньше времени!
— Может, хотя бы залп дадим, вашбродие? Видали, бухарец сам напрашивается. Вона как шибко со стен лезет! Я бы во-он того мигом к праотцам отправил.
— Не стрелять! Не стрелять! Кто огонь откроет, ей-богу, собственноручно перед строем высеку, так что из спины шнурки вязать можно будет! Тихо, бес тебя задери!
Капитан и его солдаты усмехались. Поляк понимал, что это они так переругиваются-перешучиваются, чтобы поднять свой боевой дух, а вовсе не потому, что кому-то хотелось нарушить тишину.
Это была странная атака. Даже отец Андрей молчал. В те жуткие минуты Крашевского не покидало впечатление обречённости перед стихией, неподвластной ни ему, ни доблестному капитану, ни даже служителю Господа, как будто и он угодил в ад, в лапы к Нечистому.
Но вскоре гуща деревьев стала редеть. Закончились виноградники. Впереди расстилалось чистое поле, сажень сто пятьдесят беспощадно ровной земли отделяло колонну от стен. Рота засела в овраге — на последнем рубеже, где хоть что-то прикрывало их от прицельного огня.
Время пришло, и капитан Шадрин встал на возвышенность, оглядел поле предстоящего боя и уже собирался оголить свою казачью златоустовскую шашку. Солдаты крепче сжали ружья, проверили на остроту свои штыки. Отец Андрей беззвучно, одними губами, молился. С Крашевского струились потоки пота, и он ощущал себя грязным, обделавшимся щенком.
Все ждали приказа. Все стремились в бой. И даже шляхтич, не желавший сражаться за царя, теперь был среди солдат и намеревался, несмотря на отчаяние, последовать за ними на стены.
Но приказа не раздалось. Донёсся хлопок со стены, взорвалась рядом с возвышенностью граната, и некрасивый капитан Шадрин упал, как поломанная кукла: согнулся пополам и рухнул на землю.
— За мной, сынки, ранили капитана! — вдруг рявкнул священник и за воротник, будто малолетку, потянул Крашевского за собой.
Здесь было не до церемоний. Поляк молча последовал за попом, а со стен громыхнули новые выстрелы.
Тут ворота крепости, которые глядели на первую колонну, отворились, и оттуда раздался боевой клич. С тяжёлым топотом из этих врат адовых, как глашатаи конца всего сущего, вылетели всадники.
— Матерь Божья! Что же это такое?.. Что такое?.. Отче, как же это?.. — Крашевский приостановился.
— Иди за мной, чадо, и извергни страх из души своей!
— Отче… Да ведь они нас… В куски… Как же так, отче, как же так?!
«Разве могут русские войска терпеть поражение?! Как же все эти истории о подвигах? Как же все одержанные победы?» — отчаянно вопрошал Крашевский в уме.
Солдаты замерли в нерешительности. Не вражеская конница, которая мчалась на них, и даже не то, что они были обнаружены раньше времени, поселило в их сердцах робость, а то, что их капитан Шадрин, отец родной, был ранен. Двое солдат погрузили его на носилки, отец Андрей держал голову умирающего и страстно молился, глядя в его глаза, а Крашевский, обезумев от ужаса, спотыкаясь, поспешал за носилками, неся в руках скользкие кишки капитана.
Бухарцы кричали своё «Аллах, Аллах!» и с пиками и саблями мчались на солдат, казалось, готовых рассеяться при их приближении. Но грянул стройный залп, потом второй — и вражеская конница откатилась. Атака русских захлебнулась, не успев начаться, но и бухарская вылазка не удалась.
Приказ оставался в силе — требовалось идти на штурм. Но солдаты Шадрина не могли этого, поскольку у них на глазах медленно и мучительно умирал их командир. Младшие же офицеры не смели взять на себя командование и вести бойцов на стены — на верную гибель. В тыл был отправлен гонец за дальнейшими распоряжениями, а беднягу Шадрина понесли вослед.
— Иди и ты, чадо, сопроводи капитана, он своё ратное дело уже совершил. И ты своё окончи… — велел отец Андрей, но Крашевский не послушал его.
Ещё полчаса назад он всё бы отдал за такой повод убраться, но теперь он этого не мог. Он подумал, что на его месте могла быть Лиза. И она, несомненно, осталась бы среди солдат, перевязывала бы раны, отирала пот, пела бы песни… Вот таким людям, как умирающий капитан, как раненые солдаты вокруг, нужны были песни! А ведь он тогда посмеялся в душе, окрестил Лизу наивной шалуньей и, как последний павлин, глядел на неё с высоты своего мужского самолюбия.
Ещё дюжина солдат лежала среди садов: раненые, контуженные, грязные и жалкие. А вокруг копошились их однополчане, подносили им воды и пытались подбодрить страдальцев.
И тогда Крашевский вспомнил слышанную от казака песню, когда-то совсем давно, в тихие, счастливые дни другой жизни, и запел:
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.


Отец Андрей, сидевший рядом прямо на земле, слушал бархатный баритон с укающим польским «л». Стали оборачиваться солдаты и заслушались тоже. Батюшка отечески хлопал шляхтича по плечу.
Так коротала время их рота под затихающей пальбой неприятеля. В двух других местах штурм продолжался, и, видно, бухарцы оттянули артиллерию туда.
— А! — заорал неподалёку знакомый голос. — Да никак это мои старые знакомцы! Батюшка!
Отец Андрей и Крашевский поднялись.
— Пан брат! И ты здесь! Ей-богу, вот не ожидал! Ты что же, решился послужить его величеству императору? Каков красавец! Раньше меня в бой пошёл!
Приветливо улыбаясь, румяный, сияющий Кирсанов соскочил со своего лоснящегося карачаевца. Крашевского он как будто впервые увидел после Ташкента. Он проскакал верхом от самого штаба, тем выказывая презрение к неумелой вражеской пальбе. В то же солдаты ходили полусогнувшись, как старухи, собирающие урожай моркови, пригибались к земле и не смели выпрямится, как сделал их бравый капитан.
Генерал поручил Кирсанову возглавить запаздывающую роту, которую в штабе уже окрестили трусливой. И тот намеревался вести её в бой. Все его мечты и чаяния, вся его лихость и бахвальство теперь должны были пройти проверку на деле.
Унтер-офицеры взяли под козырёк, стали подниматься и солдатики.
— А ну, братцы, вставайте! Хватит здесь виноград пожирать, ей-богу. В штабе уже засомневались в вашей отваге! Или вы и вправду в штаны надули? А, Гаврилыч? Обделался небось? Ха-ха!
Слышавшие его солдаты стали выпрямляться, возмущенно глядя на новоявленного командира. Они его знать не знали, а он уже честил их в хвост и в гриву. Даже отец Андрей болезненно поморщился.
— Там две роты в бой идут, а вы тут чего, окопались? В бой, в бой! Эй, фельдфебель! Собирай людишек! В атаку пойдем!
Унтер-офицер бросился исполнять приказ Кирсанова, этого человека с напомаженными усами, одетого парадно, с несколькими невесть откуда взявшимися орденами и погонами с бахромой.
— Или чего, братцы? Испужались? Ха-ха!
Поляк явственно услышал разницу между тем, как солдат бранил капитан Шадрин и как обманчиво ласково обращался к ним Кирсанов. Солдаты глядели на первого с такой поистине собачьей преданностью, что на их лицах читалась готовность последовать за ним хоть в преисподнюю, а на Кирсанова, казалось, тут же люто ополчились, ибо за его словами слышались презрение и насмешка.
— Трусливому зайчишке и пенёк волк, слыхали такое? Эх, пехота!
— Разумный воздержан в словах своих и хладнокровен. Не кричи, не подобает так с солдатами, — вступился отец Андрей.
— Ради Бога, батюшка. Будь по-вашему, — согласился Кирсанов после недолгого раздумья. Он знал, какое влияние имеет отец Андрей на солдат. Потом обратился к Крашевскому: — Пан брат, оставайся, пожалуй, здесь за старшего. Вижу двух-трёх зайчишек, которые вряд ли изволят подняться на атаку. Раненым тоже потребна помощь. Ну, бывай, Крашевский!
Он указал на лежачих солдат. Одному из них выбило плечо, у другого оторвало часть пятки, а третий лежал без сознания, весь будто обмотанный колючими виноградными ветками.
— А ну, братцы, грянем! Выходим из садов и открываем огонь! Пуль для басурман не жалеть! Ура! Ура!
Кирсанову нельзя было отказать в смелости. Надо было поднять в атаку упавших духом солдат, и он поднял. На войне ведь что солдатам велят, то им и исполнять надлежит. Велит пришлый офицер подставить живот под саблю, солдат и подставит, во славу Божью. Велит при этом песню исполнять, да улыбаться — стало быть, пойдёшь под пулю весельчаком.
Поручик первым сделал выстрел из своей винтовки, затем ещё один. После этого он вынул офицерскую саблю и, встав в полный рост, пошёл вперёд. И хотя вначале он отвратил от себя сердца солдат, сейчас они не могли не признать его лихости.
Поднялся и Крашевский. Присутствие его бывшего приятеля и его обидные слова, на удивление, не пробудили в поляке ни боевого задора, ни даже пресловутой шляхетской гордости. Ему было плевать. Он встал рядом с отцом Андреем, который держал в руках, будто посох, оштыкованное ружьё.
Солдаты жаждали рукопашного боя, стремились скорее добраться до стен, дабы отомстить неприятелю за своего капитана. От нахлынувших чувств или от собственного грозного «ура» они словно позабыли все разумные команды и ринулись на приступ как попало, издалека палили по защитникам стен, которые изредка показывались между зубцами, зря расходовали боеприпас, кричали и вопили в боевом исступлении, пока не привлекли к себе внимание бухарской артиллерии со второй стены.
Они бежали в огонь, в самое пекло, где снаряды разрывались уже не рядом с ними, а на них самих. На их плечи и в их лица летели теперь не только клочья земли, камни и шальные пули, но и кровавые сгустки, и будто кузнечным мехом обожжённые осколки снарядов, которые рассекали тела, как заточенный топор мясника. На них летели оторванные куски плоти, их товарищей и их собственной.
Каждый глядел только перед собой, и благодарение Богу, если видел там спину соратника, а остальное, всё вокруг, вихрило бурей, пылью и копотью, туманом застилая пространство. Не видно было лежащие повсюду обезображенные трупы, застывшие силуэты павших при контратаке бухарских коней, образовывавших вместе со своими всадниками груды безжизненных тел.
Вокруг царило безумие. В лихой атаке, как оказалось, не было ничего романтичного или красивого, как читывали дворянские дети в новеллах. Воняло мочой и по́том, железистый вкус крови витал в воздухе и заглушал даже запахи пороха и гари. Чувствовался сладковатый привкус жареного мяса, и Крашевский давно смирился с тем, что белая его косоворотка туркестанца была вся заблёвана.
Но рота неумолимо продвигалась вперёд. И хотя под стенами они недосчитались доброй четверти состава, но опасное расстояние, обстреливаемое перекрёстным огнём из навесных бойниц, преодолели.
Взмыли в небеса осадные лестницы.
У шляхтича засосало в животе. Он вдруг с совершенной ясностью понял, отчего раненый капитан не велел стрелять раньше времени. Теперь, для стрельбы почти в упор, эти пули ох как пригодились бы, а вместо этого они были израсходованы на беспорядочный, бестолковый огонь на бегу. Он понял, отчего было велено сохранять тишину и не бросаться на «ура». Ведь пока добежали до стен, успели себя обнаружить, привлечь огонь артиллерии, а заодно растерять весь боевой пыл.
Тут, под стенами, уже никто не кричал «ура». И с какой ясностью Крашевский почувствовал разницу между грубым, как кабацкая шлюха, грязным и небритым капитаном и лощёным Кирсановым, впервые поведшим их в бой и так бестолково загубившим много жизней…
Но самое страшное, поистине способное сломить дух даже самых доблестных, было ещё впереди. От изнеможения и усталости Крашевский перестал чувствовать вовсе. Чувства отупели и всё тело будто покрыло слоновьей коркой.
Несколько лестниц взмыли и опустились на стены, и на какое-то время поляку показалось, что дело окончено. Нет удержу русскому духу. Нет равных в упорстве этим воякам, которые, столько пережив, всё идут и идут вперёд!
Солдаты стали карабкаться по лестницам вверх. И тут внезапно обнаружилось, что высоты пятисаженных лестниц не хватает. Они едва достигали подножия стенных зубцов и не доходили до верха почти на целую сажень. Вина ли это разведчиков, интендантов или плотников, офицеров или самого генерала — кому какое до этого дело, когда на головы льётся раскалённая смола, сыплются пудовые острые камни и брёвна!
И всё же штурмующие лезли наверх.
Метаморфозы, произошедшие в душе Крашевского за последние несколько месяцев, когда он познакомился с Лизой, сблизился с отцом Андреем, и особенно те, что произошли с ним за нынешний день, были для поручика Кирсанова недоступны. В свою очередь, поляк не мог знать того, что ещё с обеда, когда состоялся совет у генерала, было известно и Кирсанову, и даже смертельно раненному капитану Шадрину. Ведь вечерний штурм Джизака был не более чем рекогносцировкой, проверкой воли бухарского гарнизона к сопротивлению.
Крашевский вспомнил, как улыбнулся ему князь, в доме которого в Оренбурге он репетиторствовал, как оживлённо его светлость хлопал поляка по спине, приговаривая, что Туркестанский край — это страна возможностей. Оттуда либо возвращаются героями, увешанными медалями, либо не возвращаются вовсе. Вот и генерал, в меру своих скудных полководческих талантов, стремился занять как можно больше городов и крепостей, не задумываясь о возможных потерях ни среди русских солдат, ни среди бухарских сарбазов. И Кирсанов, со всеми свойствами своего темперамента, но вовсе не характера толкового командира, желал ценой жизни солдат, да и своей собственной, прославиться и прослыть героем. А вот капитан, стремившийся сберечь бойцов, получил осколок в брюхо и уже, скорее всего, отдал Всевышнему душу…
— За мной, братцы, за мной! — услышал Крашевский голос возле одной из лестниц неподалёку от себя. — За царя и Отечество — за мной! Ура! — орал Кирсанов.
Он стал подниматься по одной из лестниц. Этот идиот даже не видел, что солдаты пытаются укрыться от сыпавшихся сверху камней и снарядов. Иные смельчаки бросались к другим лестницам, предпочитая залезать на стены рядом со своими проверенными соратниками, а не с пришлым офицером. Лестницы стояли друг от друга в пяти-шести саженях, и наверху каждой из них солдаты карабкались друг по другу на открытые, свободные от зубцов участки стены, где их клинками встречали воины гарнизона. А за Кирсановым не следовал никто.
Забравшись на последнюю ступень, поручик все же умудрился подпрыгнуть и зацепиться руками за край стены. Сверху его, похоже, никто не видел, и, ловко подтянувшись, он взобрался на стену, вынул свой многозарядный револьвер и уложил на месте двоих противников. Это сберегло ему жизнь, но к нему уже бежали другие сарбазы. Ещё несколько мгновений — и поручик, который полагал, что за его спиной лезет по меньшей мере взвод туркестанцев, оказался в смертельной опасности, брошенный солдатами на произвол судьбы.
И тогда Крашевский ринулся наверх. Он проделал тот же трудный путь, что удалось совершить Кирсанову, и вскоре оказался на стене.
— Что, пан Крашевский! — обрадовался Кирсанов. — Не правда ли, там, внизу, слишком уныло? То ли дело здесь!
Барабан револьвера вскоре иссяк, и он снова схватился за саблю.
— Я, знаете, успел соскучиться по вашему обществу, поручик, — отвечал шляхтич, вынимая из ножен свой плохонький, но хорошо заточенный клинок.
Кирсанов не мог скрыть радости, ибо ещё мгновение назад понял всё. Солдаты за ним не пошли, не признали в нём ни командира, ни даже одного из своих.
С двух сторон бежали бухарцы, вооружённые длинными пиками, которыми они, по всей видимости, намеревались утыкать русских наглецов с безопасного расстояния или сбросить со стены.
Белые пятна туркестанских рубах виднелись где-то далеко внизу. Там же слышался знакомый голос, воинственно ревевший что-то о Спасителе.
А внизу, на внутренней стороне стены, Крашевский и Кирсанов увидели широкую эспланаду — площадь, ведущую ко второй, не менее неприступной стене. А за ней виднелась третья…
О решительном штурме крепости можно было забыть, коль скоро даже первую стену они одолевали с таким трудом и потерями. Увидев эти могучие преграды, души молодых людей опустели.
— Господи Боже, вооружи меня силой и мужеством… — Кирсанов перекрестился, но, прежде чем успел сделать выпад саблей, крякнул и опустился на одно колено.
Крашевский увидел, как из-под рёбер поручика вылезло окровавленное острие пики.
Он успел подумать о Лизе и пожалеть о том, что больше не увидит её. Зато он умрёт в бою, как честный шляхтич, не оставивши друга в беде. Она простит ему то, что он не сдержит обещание — они с ней уже не смогут прогуляться по саду и помечтать…
Через мгновение на голову шляхтича опустилась дубина со свинцовыми шипами, и звуки битвы для него утихли.

Часть 2. Пленный

В самом начале месяца джумада-ас-сани[54] затрещало небо. В одну из ночей жители предгорий Мальгузара стали свидетелями падения светил. Ливневыми потоками на землю хлынул огненный дождь.
Ещё раньше река Джилан-уты, поившая здешние кишлаки, разлилась так, что даже старожилы не умели найти брода. И хотя горы, как бывает в начале осени, только успели надеть снежные шапки, потоки талой воды с вершин грозили затопить все окрестные селения.
Жителей вилайета охватил необъяснимый ужас. В ту ночь отцы укрывали свои семьи в домах, матери прятали детей под кровати и в сундуки. Те, кто имел достаток, закрывались в погребах, а люди пожившие, аксакалы, на вид безучастно, а иногда и с улыбкой, читали молитвы и говорили о неизбежности рока.
Всю ночь осыпались потерявшие опору звёзды и острыми, ядовитыми струями стремились к земле, обещая светопреставление.
В одном из самых высокогорных селений, где звездопад был виден с особой ясностью, благочестивый мулла вдруг вспомнил слова священного Корана:
— Когда расколется небо, когда рассыплются звёзды, когда взорвутся моря и опрокинутся могилы, — тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя! Готовьтесь, правоверные, готовьтесь! Ибо настал час суда!
Не было места, где не поселился бы страх перед неизбежным концом. Эхо разносило горестный плач матерей и жуткий вой перепуганного скота, истошные крики младенцев проникали в самые отдалённые закутки некогда неприступных гор.
* * *
Сколько столетий назад эти отвесные скалы наблюдали за неудержимыми войсками Зулькарнайна Искандера?[55] Это могли посчитать только учёные-улемы. А простым служилым-сипахам[56] и мирным дехканам эти героические легенды были известны разве что из путаных баек стариков… Теперь всем жителям межгорья Нураты и северного отрога Туркестанского хребта предстояло удостовериться в дальновидности великого мужа, строившего крепости на этих высотах, дабы защищаться от диких народов Яджудж и Маджудж[57].
Но сколь бы ни была велика слава древнего праведника, разве может она соперничать с могуществом амира Тимура, меча ислама? Именно он раскинул полы халата своей власти так далеко, что северным варварам оставалось лишь трепетать перед ним и прозябать на дне своего убожества.
Оттого жители Мавераннахра называют ущелье, открывающее путь в благодатную Зеравшанскую долину, Тамерлановыми вратами, и ни один неверный доселе не смел приближаться сюда иначе, чем распростёршись ниц, униженно моля наследников «железного амира» принять его.
В начале месяца джумада-ас-сани в Тамерлановы ворота постучались. И это не был робкий стук случайного гостя. То был ломовой удар осадного тарана, подкреплённый громом огнедышащих труб.
Наравне с роковыми предзнаменованиями, приход воинственных народов Яджудж и Маджудж ясно свидетельствовал о конце всего земного и о начале бесконечного.
Но рано утром, выходя из своих укрытий, из скалистых пещер и подземных хранилищ, после бессонной ночи поедавшего их ужаса жители Джизакского вилайета обнаружили над головами ясное небо. Носы вдыхали густой, почти осязаемый дух свежести, а ледяные ручейки ветра окутывали тела приятной прохладой. Весёлыми мелодиями в уши проникали птичьи переклички, и сплочённые пернатые стайки вихрями рассекали вкусный воздух. Посреди ущелья, над щедрым горным великолепием, величаво парил сытый орел.
В 1283 году Хиджры[58] Тамерлановы ворота распахнулись перед неизвестным.
* * *
Под крутыми обрывами скал, у самого подножия Мальгузара раскинулись обработанные ровными рядами поля. Между небольшой крепостью Янги-Курган и речкой Джилан-уты на лугу мирно паслись бараны. Местность была укрыта вечерней тенью.
Над предгорным кишлаком витали ароматные дымки. Люди хотели отпраздновать чудесное избавление от конца всего сущего. Видно, Аллаху было угодно помиловать правоверных, и отсрочить день суда. Ведь звёздный дождь миновал землю, его смертоносные снаряды пролетели мимо и были поглощены темнотой.
Маленькие аккуратные домики, слепленные из глины и камыша, будто заключили союз с самим временем и почти наполовину уходили в землю, как малыш, уютно укутанный в одеяла. Изнутри доносились звуки весёлых песен, ленивых ударов в бубен, домашней суеты. Соседи деловито обходили друг друга и, сцепив руки за спиной, с важным видом обсуждали предстоящий базарный день, а их жены хлопотали на кухнях, раскатывали лепёшки, посыпали их кунжутными семечками, ожидая, пока нагреются стенки тандыров. По окрестным полям бегали и шумно играли дети в одних набедренных повязках, несмотря на осеннюю прохладу, а вдалеке слышалась перекличка чабанов, сгонявших скот на ночёвку.
Самый большой дом в кишлаке, с однокомнатной башенкой на крыше посередине, как бы надзирал над всей округой. То был дом арык-аксакала, человека уважаемого и властного. Он унаследовал этот титул от отца, а тот — от своего отца, а тот — от своего, получившего привилегию распределять воду из реки от самого эмира Хайдара. От его воли зависело, будет ли вода в домах, будут ли политы поля и сады, сумеет ли житель кишлака помыть своего коня или набрать воды для питья. В знойных степях и пустынях Азии никому не нужно объяснять значение воды и тем более доказывать авторитет арык-аксакала, от щелчка пальцев которого зависело, быть человеку сытому или погибать от голода и жажды. В небольшом кишлаке арык-аксакал поистине был повелителем, и каждый стремился ему угодить, хотя он и слыл человеком справедливым.
Даже местному мулле, лицо которого первым видели новорожденные сельчане и последним — те, кто уходил к Всевышнему, сегодня пришлось подойти к дому арык-аксакала. Мулла считался главным толкователем священного писания в округе, а благодаря его знанию хадисов был желанным гостем в любом доме. Поэтому, когда он подошёл к невысокой стенке из необожжённого кирпича, что огораживала жилище арык-аксакала, сидевшие во дворе кру́гом мужчины привстали и поклонились, дабы выказать ему своё уважение. Здесь собрались самые богатые и важные люди кишлака. Между ними частенько возникало соперничество за внимание и уважение жителей, которое, впрочем, всегда оканчивалось миром и дружескими шутками.
Только аксакал приветствовал муллу лёгким кивком головы, но не поднялся. Мулла был вынужден приблизиться к нему сам и отдать салем[59], после чего отошёл на другую сторону круга и присел на корточки напротив.
После всех положенных церемоний собравшиеся заняли привычные места, уселись на корточки и, посасывая насвай, приготовились слушать мудрые речи или, если повезёт, словесное состязание двух славных стариков. Один из дюжины внуков поднёс арык-аксакалу кальян и тот сладостно затянулся через трубку, глядя на своего друга и соперника — муллу. Тот глядел в ответ и, обнажив крепкие зубы, поглаживал длинную бороду, напоминавшую хвост гнедого аргамака. Лучики морщин, что разбегались от кончиков глаз муллы, выдавали человека смешливого и умного.
— Во имя Аллаха милостивого и милосердного… — начал было он.
Аксакал, дав ему сказать самое главное, сразу перебил:
— Как ты объяснишь вчерашний звездопад, хазрет?[60] Урожай в этом году был отменный. До сих пор люди срывают плоды, дарованные Аллахом, и запасаются впрок.
— Благодаря вашей щедрости, ага! — выкрикнул какой-то подхалим. — Вашими стараниями поля насыщаются водой!
В другом случае аксакал отмахнулся бы, как от назойливого овода, но теперь, при мулле, гордо приосанился и медленно моргнул, давая понять льстецу, что оценил его порыв.
— Но всем известны священные слова: «Когда расколется небо, когда разольются воды, когда запылает пожар…» — Аксакал остановился, чтобы не переврать. Он не очень хорошо запомнил вчерашние крики муллы и, пытаясь выдать его слова за свои, несколько смутился. — Это ведь не к добру.
— Иншаллах, аксакал. На всё воля Всевышнего, — не без усмешки отвечал мулла.
— Так что это значит? — стал раздражаться хозяин дома.
— Это — к добру, — спокойно заявил гость.
Мужчины сплёвывали пережёванные коричневые комки и закидывали под губу новые щепотки насвая; иные тихонько посасывали мягкую курагу, боясь отвлечь мудрецов от спора, хрумкая миндалём или раскалывая фисташки. От такого добра пухли карманы у каждого гостя.
— Звёзды упали с небес! Вода вот-вот затопит всю округу, и теперь каждый проходимец берёт себе сколько угодно без моего разрешения! От обилия воды люди нарушают вековечные устои. Даже просто на поклон ко мне не желают приходить, не то что привести ягнёнка в виде пожертвования. А ты ничего не делаешь, чтобы удержать их на благом пути повиновения!
— Не переживай, почтенный аксакал. В пустыне пошли дожди после воззвания к Аллаху, ведь он произвёл всё живое из воды. Видно, сокращение твоих доходов угодно Всевышнему. — Мулла потешался над стариком, так скоро обнаружившим свою обиду и корыстные помыслы.
Хозяин дома прекрасно понимал, что его соперник может до бесконечности сыпать словами Корана, применяя их к любой жизненной ситуации так, как ему вздумается. На этом поле войска аксакала не могли одержать победы.
— У меня не было и толики подобных мыслей, хазрет. Я лишь говорю о всяких дармоедах, которые не желают платить справедливую цену, установленную нашим благородным эмиром. Не сулит ли этот огненный дождь огорчение для нашего падишаха, вот что я хотел узнать.
Теперь пришло время смутиться мулле. Неуплата пошлин в казну государя, пусть даже большая часть этих денег оседала в кармане арык-аксакала, каралась неумолимо.
— Я думаю так, — сказал мулла, выверив каждое слово. — Царственная душа нашего эмира неустанно печётся о благополучии своих подданных, и, видит Аллах, благодарность за это, живущая в наших верных сердцах, не знает границ. А нынешний звездопад — не что иное, как доброе предзнаменование. Ибо если бы Аллаху было угодно назначить день последнего суда, звёзды упали бы прямо на землю, а не пролетели бы мимо.
Этот довод показался всем справедливым, и присутствующие согласно закивали, поддерживая муллу.
— Значит, по-твоему, сердце моё должно ликовать, когда всякие мошенники грабят нашего благородного эмира, прикрываясь какими-то «предзнаменованиями»?
— Истинно, человек переходит границы справедливости, когда чувствует себя обделённым. Попробуй заполнить своё сердце благодарностью за то, что воды у нас в изобилии, и пусть карманы твои немного отдохнут от тяжести золота.
— О каком золоте ты говоришь? В последний раз я видел золотую тиллю[61] ещё при прадеде нашего благородного эмира!
Эти пререкания или учёный спор могли продолжаться до самого вечера, пока не подоспеет мясо и жёны не призовут своих мужей по домам, к ужину. Но сегодня, к неудовольствию жителей кишлака, этому не суждено было произойти.
Резкий свист нарушил мирную тишину округи. Ему вторило эхо, снова и снова хлеща слух, до боли в перепонках. А едва оно стихло, послышался отдалённый гул боевых рогов.
К кишлаку приближались вооружённые всадники. Это не сулило ничего хорошего его жителям, ибо отряд двигался со стороны неприступного Джизака.
* * *
Вечер того дня выдался торжественно-тихим. Только слышались осторожные всхлипы женщин да сдержанные переругивания. Многим пришлось устраиваться на ночлег прямо на улице, хотя собственные их дома находились у них перед глазами. Сельчане не отведали ужина, так заботливо приготовленного их жёнами. Они только робко бранились на пришедших аламанов[62], занявших их дома и беззастенчиво опустошавших погреба. В кишлаке хозяйничал отряд бухарских всадников.
Шумно было только возле дома арык-аксакала. Но это не был шум веселья, как бывает, когда к порогу являются долгожданные гости или собираются родичи для тоя.
С женской половины дома доносился громкий, пронзительный плач:
— Лев наш пал, о горе! Из глаз льются слёзы, словно потоки горной реки. Бек наш сделался шахидом, о горе! Гнев неверных теперь падёт на нас. Улетел наш сокол к Всевышнему, о горе! На кого ты нас оставил? О горе нашему народу, о горе! Сила гор — в скалах, сила нашего бека — в его храбрости! Увидим ли ещё его мужественный лик, увидим ли его степенную походку? Аллах, смилуйся над нами!
У дома аксакала, вдоль всей передней стены, стояли караульные с факелами. Возле ворот приосанились двое сарбазов[63], которым было велено никого не пускать. Один из них держал в руке реющий на ветру байдак — знамя туксабо, главного военачальника бухарского эмира, а перед ним была воткнута в землю длинная пика с чёрным стягом, говорившим о том, что военачальник вручил душу Всевышнему.
Хозяин дома, арык-аксакал, сидел снаружи, вместе со своим другом муллой. Ему дали лишь несколько минут, чтобы он наказал своим женщинам не высовываться и петь поминальный плач. И он был безмерно благодарен за это, ибо даже мечтать не мог, что дом его посетят столь знатные люди. Таким благородным вельможам, которых, ко всему прочему, сопровождали несколько сотен вооружённых всадников, была дозволена любая бесцеремонность. Самому аксакалу велели резать барана и ставить казаны для плова, а по приготовлении разрешили зайти в собственный дом и присоединиться к гостям.
А пока в его комнате проходило тайное совещание.
Когда умершему оказали должное уважение и плач по нему приутих, трое бухарских военачальников провели ладонями по бородам. Смирение на их лицах тут же сменилось неприязненными гримасами. Они обменялись гневными взглядами.
— Горе нам, горе! — Один из мужчин, по виду старший, с проседью на висках, но могучим телосложением, будто вторил словам погребального плача. — Как мог я послушать тебя, Искандер-хан, позор на мою голову! Как я позволил уговорить меня покинуть крепость! Теперь моя жизнь стоит не больше медного фалса![64]
Человек, к которому были обращены эти упрёки, сидел откинувшись на подушки. Его коричневое, с бронзовым оттенком лицо напоминало морду затаившегося в тени тигра. Тонкие усы над выпирающими губами и короткая бородка отличались от курчавых, солидных усов и бород бухарской знати. Змеиный изгиб бровей и складка между обведёнными сурьмой глазами делали взгляд его острым, подобно лезвию шамшира[65], что лежал возле него в изогнутых ножнах. Искандер-хан казался расслабленным, даже надменным.
Людям, с ним незнакомым, он мог показаться беспечным сыном какого-нибудь владетельного бека, благодаря положению отца получившим от эмира серебряный с чернью топорик как знак высокого положения в войске.
— Ты всего лишь наёмник, Искандер-хан, и я не могу судить тебя… — продолжал сокрушаться старший мужчина.
Ярлык мирахура — начальника конюшни, дававший право въезжать во дворцы верхом, был заткнут в складки его чалмы. Это был храбрый Ахмад-бахадур из узбекского племени мангытов — того же, из которого происходила династия самого эмира. То были наиболее воинственные части бухарской конницы, которую повелитель отправил укрепить джизакский гарнизон, под начальством ныне покойного Аллаяра-парваначи[66].
— Что тебе до нашего поражения, до павшего на милость неверных Джизака? Всего лишь очередной лоскут, вырванный из халата нашего падишаха. Ты давно лишился своей родины, и теперь… Эх!..
Улыбка исчезла с лица Искандер-хана. Следующие слова, уже готовые сорваться с уст Ахмада, могли привести к непоправимому.
Но тут в разговор вступил третий мужчина, с пышной чёрной бородой, округлым лицом и светлыми бровями, будто выжженными азиатским солнцем, с прошитой золотыми нитями такией[67] на выбритой голове. Его звали Осман.
— Что толку в причитаниях, Ахмад-мирахур? Свершённого не воротить. Парваначи Аллаяр погиб. Нет больше Аллаяр-бека, равно как и его войска, а Джизак достался русским.
Глаза мирахура[68] блеснули. Все знали о его беспримерной смелости, о многочисленных лобовых атаках, в которые он водил своих узбеков, глядя прямо в жерла огнедышащих пушек христиан. До нынешней поры, когда он разменял пятый десяток и мышцы его стали обмякать, уступая всё больше места подкожному жиру, он считался одним из лучших наездников ханства и в конной борьбе мог одолеть даже молодых. И хотя его всё реже называли бахадуром[69], — как во времена лихой молодости, когда он вышибал воинственных туркмен-теке[70] из пределов Бухары, дважды во главе эмирова войска брал Коканд или первым взбирался на стены мятежного Шахрисябза, — все помнили о его славных делах. Теперь он носил титул мирахура и был одним из самых приближенных людей эмира.
Такого человека, как Ахмад-бахадур, опасно было оставлять при войске, да ещё и во главе узбеков, готовых пойти за ним хоть в пекло ада. Поэтому эмир Сеид Музаффар предпочитал держать его при себе во дворце, тонувшем в роскоши и неге. И только когда войско христиан, покоряя одну крепость за другой, подошло к Тамерлановым воротам, эмир решился пойти на крайнюю меру — дозволить Ахмаду-мирахуру снять ржавчину с его славной сабли, оседлать застоявшегося, раскормленного коня, призвать своих мангытов и отправиться в Джизак.
Сегодня глаза постаревшего бахадура блестели не искрами гнева, а слезами горя и отчаяния. Он сожалел, что покинул Джизак, предпочтя сохранить жизнь своим доблестным узбекам, вместо того чтобы последовать примеру Аллаяра — истинного героя.
Когда христианские воины прорвались в цитадель, главнокомандующий бухарского войска Аллаяр-парваначи принял роковое решение. Все были свидетелями того, как он обещал эмиру удержать Джизак, пусть даже это будет стоить ему головы. И потому пути обратно, дабы пасть к ногам эмира, у Аллаяра не было. Он решил самолично подорвать погреб с боеприпасом и порохом и заодно прихватить с собой в иной мир десяток неверных, уже праздновавших победу. Страшный взрыв будто поколебал саму основу мироздания, и земля треснула под ногами штурмующих.
Но даже этот подвиг ненадолго охладил пыл русских, которым поистине помогали все шайтаны преисподней. Подобно песчаной буре, толпы неверных продолжали накатывать волна за волной, пока не обезоружили и не перебили всех защитников.
Когда стало ясно, что жертва Аллаяра оказалась напрасной, Искандер-хан, глава отряда наёмников-афганцев, убедил Ахмада-мирахура и Османа-токсабу[71] уйти через калитку самаркандских ворот, дабы сохранить хотя бы часть боеспособного войска. Он говорил, что они смогут пополнить поредевшую армию новыми храбрецами и явиться с ней к эмиру, которому виднее, как распорядиться их жизнями. Тогда доводы наёмника показались Ахмаду вескими, но теперь он с ужасом думал, что согласился отступить не из здравых рассуждений, а из мерзкого малодушия, охватившего их всех после взрыва склада.
Ахмад-мирахур был подавлен. Казалось, только сейчас он осознал своё бессилие. Плечи его опустились, а огненные глаза погасли и из когда-то грозных предвестников бури превратились в подслеповатые очи старика.
— Ты ведь русский, Осман-мирзо[72]. Объясни же мне, как они могли нас одолеть? — недоумевал Ахмад.
Осман попробовал поймать его взгляд, но глаза бахадура смотрели сквозь него. Он понял, что тот не в себе. Будь на месте Ахмада другой человек — да хотя бы этот жалкий наёмник, Искандер-хан, — Осман непременно вспылил бы, и одному Богу ведомо, каким насилием это могло бы обернуться. Никто из троих не доверял двум другим, а Осман с того времени, как они покинули крепость, только и думал, чем оправдаться перед эмиром, как сохранить свою жизнь после поражения.
— Что тут скажешь, почтенный Ахмад… Их было меньше — это правда. И начальник у них — штабная крыса, не в пример храбрецу Аллаяру. Доблестью русские, пожалуй, не превосходят твоих узбеков… Зато они лучше умеют стрелять из пушек.
— Но не ты ли обучал сарбазов эмира обращаться с пушками? Не ты ли натаскивал их воевать против твоих бывших братьев?
— Верно, обучал и натаскивал. Да ведь все они сейчас при его величестве, нашем светоче учёности. Он их никуда от себя не отпускает. А в Джизаке были только минги Аллаяра и твои мангыты.
— Что ты хочешь сказать?
— Твои узбеки отважны в полевых сражениях, хороши во фланговых атаках. Им бы терзать неторопливые обозы, совершать ночные вылазки, отравлять колодцы… и вообще — не давать покоя вражеским тылам. А вы вместо этого посадили их за стены вместе с лошадьми, — Осман хлопнул себя по животу, как по куску пышного теста.
Этот человек умел воевать. До недавнего времени он пользовался полным доверием эмира, поручившего ему обучать его пехоту по примеру христиан. И Осман учил их, искренне стараясь передать им свои знания, ибо меньше всего желал мира с русскими. Он точно знал, что в случае мира первое, чего потребует русское командование, — это безоговорочная выдача пленных, перебежчиков и ренегатов. И тогда он, Васька Сизый из оренбургских казаков, будет непременно вздёрнут на ближайшем от русского лагеря карагаче, как шелудивый пёс.
Осман-токсаба, военачальник эмировой пехоты и советник, ставший после принятия ислама одним из самых доверенных лиц, не желал вновь примеривать на себя старый, продырявленный казачий чекмень. Теперь его душа была связана с Аллахом так же, как раньше принадлежала Христу Спасителю. В каждом городишке от Бухары до Джизака Османа ждала молоденькая жена, а дом его в Самарканде превосходил пышностью и блеском дворцы некоторых бухарских беков. Но после джизакского поражения он мог лишиться всего этого, а заодно и головы.
— Твои всадники храбры, Ахмад-мирахур. Но с христианами нужно воевать по-другому, — задумчиво продолжал Осман. Он не желал обижать стареющего бахадура и наживать себе столь могущественного врага. Перед очами эмира ему понадобится союзник. Или козёл отпущения. — Вот наши друзья-афганцы знают толк в войне с белолицыми сагибами. Правда, Искандер-хан? Вот я никак не возьму в толк, почему именно ты настоял на отступлении, когда за тобой три сотни закалённых воинов с британскими ружьями? Уж ты-то должен был исполнить свой договор, скреплённый печатью царевича, и отстаивать Джизак до победы!
Искандер-хан закинул руки за голову, тем выражая презрение к словам Османа. Он по-прежнему молчал, испытывая терпение своих спутников, с дерзкой улыбкой, обнажившей хищные клыки. Он был младшим в комнате, но своим высоким происхождением мог соперничать с самыми владетельными беками государства, а его боевой отряд из трехсот до зубов вооружённых афганских горцев внушал соратникам уважение.
Ахмад-мирахур решил поддержать бывшего казака.
— Мы вняли твоим советам, Искандер-хан. Ты говорил, что мы, отступив сейчас, впоследствии ещё повоюем. Но как мы сможем это сделать, если эмир лишит нас голов? — буркнул он, а потом снова впал в отчаяние и стал причитать, ни к кому не обращаясь: — Но почему, почему, во имя Аллаха, мы проиграли?! В наших сердцах было жарко, как в вулкане, а глаза метали молнии. Нас было больше, чем бывает цветов по весне, а пушки наши гремели, словно труба Джабраила! Почему, почему кафиры нас выбили из города?
Осман только покачал головой. Он досадовал, что здравые его доводы не убедили бахадура, и даже стал подозревать, что тот окончательно лишился рассудка.
— Потому что Аллах решил одобрить дело неверных, — впервые нарушил молчание Искандер-хан.
Чувства заслуженного воина трогали его ещё меньше, чем страх девицы перед тем, как её возьмут силой.
* * *
Пока вельможи совещались, во дворике дома арык-аксакала, покрытом плотными циновками из камыша, происходила суета. Двое кулов — невольников копошились возле большого казана, в который мог поместиться целый ягнёнок. Они переговаривались между собой на простонародном фарси.
Кул помладше — оголённый по пояс юноша с крепкой грудью, густо покрытой волосами, — наполнял тарелочки лёгкими закусками и ставил на широкий поднос. Он готовился отнести еду в дом и спешил, поскольку хозяин, арык-аксакал, с недовольством поглядывал в сторону кухни. Он всегда кормил своих рабов досыта, так что у тех не было повода на него обижаться. Но сегодня они решились на небольшое своеволие.
Кул-пловчи зачерпнул широким капкуром[73] риса с самого дна казана, где перемешанная, уже готовая еда пропитывалась курдючным салом, — и высыпал в простую глиняную миску, явно не предназначенную для подачи высоким гостям.
— Слишком жирно, — сказал молодой. — Добавь-ка немного рассыпчатого риса сверху. Аллах, как вкусно пахнет!
Пловчи принял похвалу с улыбкой, но тут же обрушил свою исполинскую ладонь на голову молодого раба. У того так полыхнуло в глазах, что он на мгновение увидел россыпь звёзд. Пловчи всего лишь хотел наградить своего несмышлёного напарника подзатыльником, но перестарался.
— По-твоему, они будут восседать за дастарханом, нюхать ароматы и выбирать кусочки, как эти господа в доме? Олух! Если понадобится, зальёшь растопленный жир прямо в их глотки, понял? Им нужна сытная пища, а не изящные лакомства. Иначе помрут.
— Машаллах, — сказал молодой, оправившись от удара.
И всё же он засунул под кушак, обвивавший его вспотевшее от жара казана тело, несколько кусочков сахара, втайне надеясь, что они не растают.
— Поспеши! А не то хозяин нас с тобой в этом казане сварит.
Молодой кул тенью метнулся прочь. Наученный многими годами рабства быть незаметным, он как кошка прокрался прочь со двора. Смуглый от рождения и обожжённый горным солнцем, он был подобен ночному демону и темнотой кожи едва ли уступал жителям африканских пустынь.
Воинов-афганцев из отряда Искандер-хана накормили гораздо раньше господ и гораздо проще. От страха перед вооружёнными людьми, тем более иноземцами, жители кишлака, которым вменили в обязанность приютить пришлых воинов, постарались во всём последним угодить. Так что теперь афганцы, усталые и осоловевшие, пребывали в полудрёме и лишь лениво переругивались.
Это позволило молодому кулу незаметно подкрасться к арбе, где на тонкой соломенной подстилке лежал человек. Ещё один неподвижно сидел рядом на земле, опёршись спиной на круглое колесо размером в человеческий рост. Казалось, что оба мертвы.
Их разбитые, перекошенные носы не дышали, а потрескавшиеся губы напоминали источенные червями гнилые сливы. Судя по всему, их одежды когда-то были белого цвета, но теперь коричневой коркой стояли на телах, будто накрахмаленные. Вокруг несчастных назойливо роились зелёные мухи.
— Аллах милосердный! Бедняги… — прошептал молодой кул.
Он прокрался под арбой и вынырнул перед умирающими из темноты с миской плова в руках. Пленники, которых должны были охранять афганцы, едва заметили его. Один, сидевший возле арбы, открыл глаза, но тут же зажмурился и застонал.
Молодой кул испугался, что стон услышат стражники, и снова скрылся, но потом вспомнил наставления пловчи. Он сжал пальцами слипшуюся от жира горсточку риса и, другой рукой подтянув пленника за шиворот, запихал ему в рот.
Тот сначала сопротивлялся, с ужасом глядя на чёрное лицо, пытался отплёвываться, но, когда вкусный жир стал растекаться по его горлу, затих. Потом дёрнул кадыком, сглотнув, блаженно улыбнулся и закрыл глаза. Он что-то прошептал на некрасивом, шепелявом языке, и молодой раб понял, что они с пловчи ошиблись. Эти двое не были их соотечественниками-персами, взятыми в рабство страшными афганцами.
«Наверное, это уроженцы далёкой Кашгарии», — подумал кул.
Но это не пошатнуло его желания помочь несчастным, попавшим в такое же горестное положение невольника, в какое десять лет назад угодил он сам, когда дикие туркмены пришли с аламаном в их мирную деревню под Мешхедом. Многих тогда угнали в рабство, вот и он оказался на невольничьем рынке сначала в Хиве, а потом и в Бухаре, где вместе с пловчи был продан арык-аксакалу из горного кишлака.
Второй раненый не сопротивлялся, и кул затолкал несколько порций риса в его рот, который напоминал охотничью яму в густом лесу. Потом он засунул кусочки сахара под заблёванные рубашки бедняг и, передвигаясь по-паучьи, поспешил скрыться, поскольку шепелявый стал громко икать и этим привлёк внимание деревенских собак, которые спали неподалёку и даже во сне нервно скалили зубы, как будто рычали, обратив морды на пленников.
* * *
В комнату внесли несколько подносов с чаем и сладостями: белым изюмом и сахарными конфетами. Кул-перс поставил перед гостями фарфоровые пиалы и разлил солёный чай с курдюком. Следом вошёл второй слуга. В руках у него было блюдо, на котором громоздилась гора пахучего оранжевого плова, приправленного барбарисом и зирой.
Вельможи несколько расслабились и постарались на время забыть о постигших их неудачах. Арык-аксакал взглядом прогнал персов, а сам стал аккуратно отделять рёбрышки друг от друга. Это не требовало ровно никаких усилий, поскольку мясо ягнёнка было приготовлено как надо и мягкостью могло соперничать с зефиром.
— Сколько жителей в этой деревне? — спросил старика Осман, с жадностью посасывая корейку, заправленную сладкой морковью с корочкой.
— Сорок два дома, таксыр[74].
— А стадо вы пасёте совместно? Или есть в вашей деревушке ещё богачи, кроме тебя? — Осман ткнул старика в бок жирным от плова пальцем и сощурился.
Аксакал едва не провалился под землю от страха. Он упёрся взглядом в ковёр на полу и прошептал еле слышно:
— Совместно пасём. Стадо у нас небольшое, всего не больше сотни овец, десяток коз…
— Хорошо, хорошо. Думаю, моим воинам этого хватит, чтобы не подохнуть с голоду в пути до Самарканда. — Осман отрыгнул.
Искандер-хан, умудрявшийся вкушать плов не сгибая спины, улыбался одними глазами, будто наблюдая за боем борцов-палуанов[75], где против быкоподобного силача зачем-то выставили безбородого мальчишку.
— Помилуй, таксыр! Как же мы будем зимовать? Вы оставите нас без еды… — взмолился аксакал.
— Не хочешь ли ты, старик, чтобы ваше стадо досталось поганым кафирам? Они ведь идут за нами по пятам и скоро будут здесь.
— Аллах милостивый! — Хозяин дома больше не мог сдержать слёз.
Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, насколько прав заезжий господин. Лучше пусть их маленькое стадо достанется защитникам ислама! Аксакал вытер побледневшее лицо.
— Иншаллах, таксыр, пусть будет по-вашему. Храбрецам нужно мясо, а мы уж как-нибудь протянем на плодах земли. Но как же наши жены? Ведь придут неверные… И их много…
— Пророк Иса! — заорал Осман, выкатив и без того круглые, выпуклые глаза. — Что говорит этот похотливый старик? Сколько же лет твоей жене? Застала ли она царствование хромого эмира?[76] Поверь мне, если твоя ненаглядная жёнушка не сумеет насчитать больше трёх зубов у себя во рту, то даже самый бедный ак-сарбаз на неё не позарится!
Арык-аксакал огляделся в поисках поддержки. Он надеялся на защиту вельмож от такого оскорбления. Но Искандер-хан глядел на него безразлично, и казалось, что он скорее примет участие в судьбе медного чайника, что стоял на низком столике, а Ахмад-мирахур пребывал в каком-то отупении, сидел покачиваясь, и даже не притронулся к еде.
Униженный старик поклонился и вышел, чтобы знатные гости не видели его горьких рыданий.
— Итак, Аллаяр мёртв, а мы живы, — снова завёл Осман. Его больше всего волновало, как они предстанут перед глазами государя, в то время как над Джизаком реют штандарты его бывших соплеменников. — Что будем делать?
— А что здесь поделаешь? — будто очнувшись ото сна, произнёс Ахмад. — Если эмир, пусть он царствует до седины в бороде, решит насадить наши головы на пики, то, видит Аллах, он правильно сделает. Мы недостойны лобызать даже пыль его следов.
Осману такой ответ не понравился.
Всем было известно, как Сеид Музаффар велел выколоть глаза своему сокольничему, кушбеги Амиру-ходже, и живьём содрать с него кожу на бухарском регистане. В начале лета кушбеги оставил христианам крепость Ура-тюбе после того, как они заняли кокандский Ходжент, а сам бежал в Бухару. Поговаривали, будто ради спасения своей жизни он переоделся в женское платье и переждал в гареме, пока кафиры не насытились кровью, а после ускакал верхом на осле. Даже то, что он был зятем эмира, не уберегло его от жестокой расправы за трусость.
Искандер-хан продолжал улыбаться, и это наконец вывело Османа из терпения.
— Чему ты так радуешься, хан, не пойму! Как будто ты поверг войско неверных в прах, а теперь идёшь доложить об этом средоточию благодетели!
— Тень легла на нас, когда мы согласились с твоими речами. Уж лучше бы мы захлебнулись кровью там, в Джизаке, и сделались бы шахидами рядом с Аллаяром, — снова вступил в разговор Ахмад-мирахур. Он винил себя, винил Искандер-хана и даже на Османа глядел как на виновного в своём слабодушии.
Искандер-хан отбросил кончик чалмы с плеча.
— Ты отважен в прошлом, мирахур.
Хан изъяснялся на причудливой смеси пушту и фарси. Это мало кому резало слух, ибо говорил он редко.
Но Ахмад-мирахур понял его. Афганец направил острие своих скупых слов прямо в его душу, повергнутую в уныние. Вчера, а не теперь нужно было быть отважным — и взорваться вместе с Аллаяром. Ахмад был человеком, которому в жизни выпало немало испытаний. Но такая лютая и славная гибель, какую принял Аллаяр, внушала ему искренний трепет.
— Поистине это был поступок, достойный льва Божьего, хазрета Али. Теперь Аллаяр встретится с ним в небесных садах.
— Аминь, мирахур. Думаю, мы все с ним скоро встретимся. Ровно в тот час, когда окажемся в Самарканде, где пребывает светоч милосердия, — сказал Осман.
На этого старика надежды нет, думал он. Ему не страшна смерть ни от рук эмирова палача, ни от самого дьявола. Он сошёл с ума.
— А ты совсем спокоен, хан. Может быть, ты вынашиваешь какие-то тайные замыслы? Почему ты не трепещешь перед скорой встречей с падишахом? Или тебе есть что предъявить повелителю, дабы он тебя помиловал?
— Свершится то, что предопределено.
«Видно, этот наёмник и правда считает себя незаменимым, раз не выказывает никакого беспокойства. Или просто хорохорится, думает, что высокое происхождение убережёт его. Паршивый пёс!» — думал Осман.
Сейчас, когда жизнь его висела на волоске, он не желал открытой вражды с афганцем, ибо знал, что прямое оскорбление непременно закончится пролитием крови. И неизвестно ещё, чьей крови. Ходили слухи, будто горцы-пуштуны никогда не оставляют долги неоплаченными, а уж этот хищник ханских кровей непременно будет мстить за любое неосторожное слово. За неловкую шутку он может отрезать язык, за случайный жест в его сторону — отсечёт руку.
Осман был опытным царедворцем и привык держать свои мысли при себе. Другое дело будет в Самарканде. Уж там он сумеет сбить спесь с этого наёмника — либо полностью возложит вину за поражение на него, и тогда пусть хоть все горцы спустятся со своих вершин ради столь любимой ими мести, это не убережёт царевича от гнева эмира.
— Да, мы сумели вывезти из Джизака часть казны. Но главное, мы сохранили наши бунчуки, а большое знамя парваначи не досталось русским. Разве этого недостаточно, чтобы падишах простил нас? — размышлял вслух Осман. — Ты прав, Искандер-хан. И мы были правы, когда последовали твоему совету. Но послушайте меня! Думаю, мы правильно сделаем, если будем меньше утомлять слух нашего господина, рассказывая о геройской гибели Аллаяра. Зачем лить мёд о храбрости мученика в его уши и одновременно раздражать его взгляд лицами тех, кто отступил?
Эта спасительная мысль, как только была высказана в ходе размышлений, так понравилась самому Осману, что он обнажил в улыбке крупные зубы.
— Мы должны убедить падишаха в том, что жизни мы сохранили только ради того, чтобы продолжить борьбу! — Глаза его сверкнули.
Даже забывшийся Ахмад-мирахур был восхищён порывом соратника. Он слышал всё сказанное, и, конечно, его отважному сердцу было противно от предложения не выпячивать подвиг Аллаяра перед эмиром. Ему опостылели дворцовые интриги, тайные сношения и заговоры, достойные лишь баб да скопцов. Он понял, отчего сам так не желал представать пред очами эмира. Не от трусости, нет! Этого чувства он не ведал даже вчера, когда согласился отступить в боевом порядке, дабы сохранить жизни своим славным узбекам.
Ведь если его казнят, то кто сумеет соединить в одном кулаке всех мангытов? Только у него, Ахмада-бахадура, достанет влияния, чтобы не только собрать их в единый кулак, но и уберечь от взаимных склок между многочисленными родами воинственного племени. У эмира Музаффара слишком много дел, чтобы заниматься разбором ссор среди мангытов. Ведь ему подчинены сотни племён, и десятки народов ходят под тенью от его царственной длани. А теперь, когда христиане вот-вот ворвутся в благодатную долину Зеравшана — самую печень государства — не время для взаимных обид и расправ. Ахмад-бахадур решил ещё послужить своему государю.
— Сам того не ведая, ты указал мне путь, Осман-токсаба, и я восхищаюсь твоим разумом, — изрёк он и замолк.
Осман лишь убедился в том, что старик сбрендил.
В любом случае оставалось ехать в Самарканд, ибо если Осман не поспешит, то всякие святоши и миролюбцы могут убедить эмира заключить мир. Этот страх был в нём даже сильнее, чем боязнь казни.
* * *
Наутро джизакский отряд выступал из кишлака.
Несколько молодых мужчин собрались у дома арык-аксакала. За кушаками у них торчали рукояти кухонных ножей, а в руках были косы и топоры, предназначенные для колки дров. Несмотря на столь жалкое вооружение, вид у них был боевитый, а на лицах лежала печать решимости. Старший из них попросил Османа взять их собой, чтобы они могли воевать с христианами в рядах бухарского войска.
Осман ответил:
— Пророк Иса! Посмотрите на этих ослов, которые хотят уподобиться крылатым коням! Зачем нам брать на себя заботы о ваших прожорливых желудках, когда настоящим воинам нечего есть?
Ранним утром его люди отогнали за околицу сельское стадо. Жители кишлака ещё не осознали, что зимой их ждёт голод. Люди Османа-токсабы всю ночь рассказывали им истории о зверствах кафиров, об их кровожадности и хитрости. Говорили, будто их полчища вот-вот хлынут в Тамерлановы ворота и заполонят всю долину Зеравшана, пока не достигнут самой Бухары. Их сорок тысяч — тьма — рассказывали сельчанам, и скоро мусульман ожидает незавидная участь. Посему не стоит роптать, но следует вооружиться терпением и положиться на милость Всевышнего…
Так они пытались оправдать своё отступление, когда на них глядели детские глаза, а из кухонь слышались всхлипы женщин.
Узбеки Ахмада-бахадура развернули свои байдаки с изображением тамг[77] мангытских родов на зелёных и синих полотнищах. Лошади их были напоены, а желудки полны. Их военачальник грузно запрыгнул в седло. Вместо атласного халата-туна с золотым полумесяцем на спине вроде того, что красовался на плечах Османа-токсабы, и бархатного бешмета с расшитыми жемчугом галунами, какой носил Искандер-хан, грудь бахадура прикрывала лишь толстая суконная безрукавка. Вместо чалмы на голове возвышался овечий тельпек.
Вид выступающих из кишлака узбеков говорил о том, что они не собираются ехать в Самарканд вымаливать прощения. Бахадур горячил своего аргамака, заставляя грызть удила, а тот, как будто бы нервно, но на самом деле игриво, даже жеманно пританцовывал, выписывал круги и красовался на месте.
— Мы решили не доставлять огорчения нашему повелителю. Мы пойдём в горы и будем воевать с неверными, пока нас не постигнет участь славного Аллаяра или пока эмир не призовёт нас к своему стремени. Храбрым отступать стыдно. По наущению дьявола мы оставили Джизак. Но теперь мы исправим свою ошибку.
«Хитёр старик!» — подумал Осман.
Хоть бахадур со своими узбеками и подвергнется всяческим лишениям в горах, а вероятней всего будет схвачен в плен казачьим разъездом, всё же так он убережёт свою жизнь, не поднося её эмиру на блюдечке… Хитёр и умён!
Дальше Ахмад обратился к жителям кишлака:
— Поистине мир идет к своему концу! Когда неверные нагрянут — все пойдёт наперекосяк и настанет конец всему живому! Голубь решит воспарить выше сокола, мышь станет пожирать кота, а жалкий кул возомнит себя халифом. Молитесь же — и может быть, вам посчастливится стать мучениками и попасть в рай, когда придут кафиры…
Осман по-прежнему не мог отделаться от мысли, что старик утратил разум. И всё же, несмотря на глупые речи, его поступок казался правильным. Сам Осман не мог последовать примеру бахадура, ибо вся сила его и вся власть зависели от одного человека — эмира, и единственным, чего он желал, было найти способ получить прощение за бегство из Джизака.
Узбеки ускакали.
Осман оглядел потупившихся мужчин с нелепыми топорами в руках. Когда-то и он был таким же. Обычным крестьянином. В это время года мать занималась солением огурцов и капусты. Иногда делала ягодное варенье на зиму. А Васька с отцом, заготовив сена и надёжно уложив его в сарае, чинили инструмент, точили вот такие же топоры и косы — разве что иные по виду. Праздновали. Выпадет на Покров снег — стало быть, зима будет лютой, а девка молоденькая — жениха найдёт. Так говорили…
— Лучше спрячьте топоры и ведите себя смирно, а не то русские сожгут селение. Занимайтесь обычными делами, убирайте урожай, — сказал Осман жителям кишлака и тихо добавил по-русски: — Русский солдат хлебороба не обидит.
Он резко дёрнул удила и, повернувшись спиной к Тамерлановым воротам, отдал приказ уходить в Самарканд.
Искандер-хану было наплевать на жителей бухарского кишлака. Во главе своих афганцев и небольшого обоза, который они умудрились вывезти из Джизака, он последовал за Османом.
* * *
В утреннем небе устало повисла стареющая луна, будто полумесяц лежал на лопатках.
— Ну что ты теперь скажешь, хазрет? — невесело улыбнулся арык-аксакал. — Сдохнем с голоду, если раньше нас не растерзают неверные. К добру было предзнаменование или нет? Эх…
— К добру, к добру, аксакал, — ответил мулла. — Аллах лучше знает.
* * *
Холодно. Тело бьёт озноб. Сотрясает до основания. Тысяча морозных иголок протыкает кожу и мясо. И всё равно лоб, спину и грудь сплошь обволакивает пот.
Рёбер как будто бы и нет. Тело не чувствуется от шеи до пояса. Зато всё лицо болит так, как будто вот-вот взорвётся. Вот и губы загноились. Лучше бы их отрезали вовсе. Каждое движение отдаёт режущей болью.
В узких щёлочках глаз вспышками мелькают окрестные виды. Нос иногда вдыхает дивный воздух, свежий, дурманящий.
Тряска — не то от озноба, не то от езды — доходит до своей кульминации: кажется, что сейчас всё тело выкрутят, как постиранную тряпку, — и настанет конец. Каждое невольное движение оборачивается судорогой, а беспрестанный лай и скулёж каких-то шавок пугает настолько, что хочется провалиться в сон.
Внезапно учуяв резкий смрад, он чихнул — и тут же потерял сознание.
* * *
Вспышки стали ярче. И длиннее. Щёлочки глаз как будто расширились. Уши стали различать что-то. Пока смутно, ну и ладно, потому что звуки резкие, отрывистые. Неприятные, как всё вокруг. Кроме вида.
Вид был поистине потрясающий. От него захватывало дух, трудно было дышать. Вспышки всё продолжались.
Потом были видения и сны. Знакомое лицо старика. Строго сдвинутые брови, надутые губы. Жёсткая щетина и грубые, мозолистые руки. Внешность его не соответствовала действиям. Как будто медведь пришёл в дом и стал хозяйничать, стряпать, петь, рассказывать сказки. Так не бывает, но жуткого вида старик неотступно сидел рядом, покачиваясь, гладил его по голове и рассказывал сказки.
Он засыпал от впечатлений и проваливался в другой мир. И там было страшно, ибо это был кошмар. А дедушки с его мозолистой рукой рядом не было. Как Всевышний, он вещал что-то с небес, как будто рассказывая, чему быть. А были там головы, которые венчали острия пик, окровавленные холщовые мешки, из которых, будто грибы, вываливались уши и носы.
Он просыпался.
И видел возле себя кудахчущую толстую нянюшку с глуповатым лицом, тёплое пламя и над камином — дедушкину секиру.
— Проснулись, пан! Вот как хорошо! И пропотели, Иисус-Мария! А ну-ка, давайте бульончика, бульончика!
И ему становилось хорошо.
* * *
Нянюшкин бульон оказался мутной водой, которую в него влили на очередном привале, когда тело перестала сотрясать дорожная качка.
Блеяли овцы, и слышалось мычание коровы, почему-то показавшееся столь родным, что в груди потеплело. Вокруг смеялись какие-то люди. По смеху было понятно, что они не литовские крестьяне, а какие-то иноземцы.
Ночью кто-то зашептал под ухом, больно хлопнул по опухшей щеке. Прямо под носом ощущалась вонь чьего-то пота. И даже запах этот, очевидно, принадлежал инородцу.
Схватили за волосы, задрали голову. Он подумал, что его снова будут бить, и застонал. Но вместо удара ему затолкали что-то в рот. Иссушенное горло болезненно, нехотя заработало, проталкивая вниз кусочки чего-то съестного. Чего-то приятного и сочного. Желудок от удивления забурлил, моля о добавке. И добавка последовала. Блаженство растеклось по телу, и от удовольствия захотелось петь. Но получалось какое-то невнятное хрюканье.
Перед глазами, как начало нового кошмара, мелькнула чёрная морда. Сейчас отнимут, понял он, и больше не дадут. Это черти. Демоны-искусители. Затягивают его в пекло ада.
Он зажмурился. И постарался провалиться в сон, в старое поместье, в потрепанную временем, обветшалую башню замка. Он провёл там не одно лето, гостя у дедушки, и это были лучшие месяцы детства. Над покосившимися массивными воротами, видно когда-то укреплёнными железными листами и призванными выдержать удары тарана, был прибит щит с изображением. На лазоревом поле герба, деля его по диагонали пополам, замерла секира, будто отведённая для удара. В левом нижнем углу был изображён лапчатый крест, а в верхнем правом — полумесяц. Щит венчала дворянская корона.
«Верою преодолеваю!» — гласил девиз снизу.
«Так ведь это наш герб!» — вспомнилось.
* * *
Крашевский проснулся от нестерпимого зноя. К ударам о камни, к тряске арбы, не иначе как предназначенной для перевозки дров, и к головной боли он уже привык. Но вот жара была нестерпимой. Ночами он старался зарыться в солому, сжимался и прятал ступни и кисти под себя, чтобы согреться. А теперь ворочался, раскидывал руки, рвал на себе рубашку, лишь бы отделаться от всего лишнего, мокрого, липкого.
Глаза сегодня открывались ещё шире. Отёк на лице спадал, и казалось, что щёки отвисли, как мокрые тряпки. Но двигать мышцами лица было легче.
— Проснулся, красавчик! Гляди, Бабак! — Какой-то косоглазый, лежа на земле, головой на снятом седле, тростинкой указывал на Крашевского.
— Тьфу, свиное рыло! — отвернулся Бабак.
— Ты ничего не понимаешь в красоте, Бабак, вот в чём твоя беда. Иначе ты бы не женился на горбунье.
Бабак улыбнулся.
— Посмотри на его светлые глаза, а? Такие бывают у уроженок Белуджистана. Кожа тёмная, волосы светлые, а глаза — как сапфиры!
— Много ты видел сапфиров, ослиная твоя душонка? — Сначала Бабак не поверил.
— Как же, видывал…
— Хотя погоди. Не тогда ли ты видел настоящий сапфир, когда наш хан ударил тебя по лицу рукоятью своей сабли? Аллах, поистине сапфир на этой рукояти размером с персик. И стоит, наверное, половину Герата…
— Он не ударил, он только хотел напугать. Да и то, ты ведь знаешь, я немного перепил тогда и едва не уронил пушку с обрыва.
— Если бы уронил, хан вогнал бы саблю тебе в глотку.
— Аллах не зря запретил употреблять это пойло.
Бабак отмахнулся:
— Ты говоришь так каждый раз, на следующий день после выплаты жалованья.
— А всё же я бы хотел иметь у себя в доме такого кула. Правда, пришлось бы отрезать ему всё лишнее, чтобы он мог помогать моим жёнам по хозяйству. А я бы любовался цветом его волос.
— Если у тебя есть золотишко на кула, то я, пожалуй, добуду для тебя кое-что получше. Прокрадусь ночью в лагерь кафиров и выкраду свинью. Тогда ты сможешь любоваться светлым цветом её шкуры и прекрасными волосиками на рыле!
Собеседник Бабака не обиделся. Он продолжал пялиться на Крашевского, который, хоть и не понимал ни единого слова, пытался взъерошить свою спутанную и слипшуюся шевелюру и гладил себя по заросшим щетиной щекам.
Он глядел прямо на афганцев, расположившихся у костерка, и ощущал, будто какой-то всемогущий дитятко-великан оторвал ему голову, водрузил заместо неё сваренное вкрутую яйцо, а потом размозжил его в порыве детской жестокости.
Крашевский поёрзал и начал оглядываться. Афганцы хоть и обеспокоились, но не подали виду. Никому из них не хотелось становиться объектом насмешек за излишнее волнение по поводу полуживого кафира.
Возле небольшой речки раскинулся лагерь. Слышалось журчание воды и фырканье коней на водопое. Под деревьями, что торчали тут и там без порядка, стояли треугольные парусиновые палатки. Крашевский понял, что бред продолжается, ибо он видел такие на армейской выставке в Лондоне.
Отряд стоял на привале, видимо, готовясь перейти реку вброд. Повсюду торчали железные треножники, и на них висели купола больших чугунных котлов, именуемых в Азии казанами.
Арба, на которой Яна везли, стояла накренившись, распряжённая, а сам он до того, как очнулся, лежал на ней под углом. Солома скатилась на землю и валялась у него под ногами. Старый мерин, что тащил арбу, щипал траву рядом со стражами. Те сидели в тени дерева, а арба стояла рядом, прямо на солнцепёке.
«Пить дайте!» — хотел гаркнуть поляк, но из глотки вырвались какие-то хриплые стоны, похожие на лай беззубого пса. Он откашлялся, но даже не сумел сплюнуть. Если бы и была капля слюны во рту, насколько лучше было бы её проглотить.
Афганцы захохотали, да так весело, как будто увидали обезьяну, прыгающую по канату и вдобавок выкрикивающую непристойности.
Разбитый лихорадкой, Ян сполз с арбы и понял, что ни распрямиться, ни встать на ноги не может. Внутренности казались высушенными, будто в нём закончилась кровь. Нос Крашевского, стоявшего на четвереньках, уловил вкусный, манящий запах. Запах воды. И никакие мысли о чести и достоинстве не могли его сдержать.
Пересохшее горло благодарно пропустило влагу, и она бальзамом пролилась в иссушенный желудок. Вонючая мутная водица казалась свежее той среброподобной жидкости, что ключом била из скал Смотричского каньона неподалёку от Подольска, и живительнее воды, в которую маленького Яна троекратно погружали при таинстве крещения.
Никогда прежде сердце его не билось с такой охотой, а душа так не жаждала жизни, как теперь, когда он прильнул губами к грязной луже.
— Смотри, как пьёт! Бабак, он хочет пить! — констатировал косоглазый страж.
— Думаешь, следует сходить на речку и набрать ведро свежей холодной водицы?
— Аллах, Аллах! Гляди, у него вместо губ одни трещины. Может, и правда сходишь?
— Не забывай, Косоглазый, это ведь я обеспечил ему мирную дорогу и здоровый сон. Если бы не я, он бы по-прежнему брыкался.
Косоглазый был вынужден согласиться, вспомнив, что именно Бабак метким, налаженным ударом по голове уложил пленника так, что тот не мог ни умереть, ни очухаться раньше времени.
— А я? Разве не я ухаживал за ним всю дорогу? Разве не проверял каждую ночь, как родного сына? — парировал он, указывая на приклад своего джезайля, которым еженощно лупил подопечного по рёбрам, дабы убедиться, что тот ещё жив.
— Хан велел сохранить ему жизнь, — заключил Бабак. — И мы должны быть благодарны, что нам не подсунули того, второго, которого поручили этим разбойникам из рода тарзи. Я слышал, что за его жизнь они головой отвечают перед ханом.
Крашевский наконец напился. Вода из лужи как будто придала ему сил, он сел на землю и с хрустом распрямил спину, второй раз ощутив райское блаженство. Разговор стражей звучал для него тарабарщиной, он вслушивался и пытался определить, как ему следует себя вести. Две ночи густых, необузданных кошмаров не прибавили Яну уверенности. Сердце всё ещё предательски колотилось. И всё же привычки оказались сильнее.
— Ну чего пялитесь, чернобровые? — выговорил он даже с некоторой угрозой.
Стражники как будто перепугались. Они запричитали своё «алла-алла», стали качать головами. Один ладонями прикрыл глаза, а второй так их расширил, что, вместе с открытым ртом, лицо его стало напоминать арбуз на ташкентском базаре, когда из него вырезали и вынули кусочки на пробу покупателям. Потом оба поднялись и робко подошли к Яну.
«То-то же! Азиаты уважают силу…» — успел подумать поляк, прежде чем у него пресеклось дыхание. Затем в глазах вспыхнула россыпь звёзд, и через мгновение он обнаружил себя вновь стоящим на земле по-собачьи. Появилась слюна. Ещё минуту назад он был бы этому рад. Она струйкой вытекала изо рта вместе с кровью.
Стражник, у которого на лице красовались крупные оспины, а глаза глядели куда угодно, только не прямо, схватил Крашевского за воротник и красноречиво приложил клинок кинжала к его уху.
— А что, Бабак, разве хан запрещал нам отрезать ему уши? Зачем ему уши? — с упоением объяснял он свои действия.
Крашевский едва не завизжал от бессилия, но тут послышался новый голос.
— Эй, Косоглазый! Где ваш кафир? — кричали тревожно.
— Погоди немного, тарзи. Чего кричишь? Не видишь, ослик пьёт водичку. А ежели хочешь присоединиться, занимай очередь!
Косоглазый с Бабаком рассмеялись. Но прибежавшему было не до шуток.
— Аллах, похоже, разгневался на нас! Выручайте! Наш кафир решил раньше отведённого срока отправиться в огонь.
— И чего ты от нас хочешь? Чтобы мы его омыли и выкопали могилу? — задумался Бабак. — Или у кафиров принято сожжение, как у нечестивых бенгальцев?
— Я же говорю, мне не до шуток. Мы отвечаем перед ханом, вы же знаете. У нашего горячка, он весь белый, хотя мы прижгли его рану.
— Твоя правда, тарзи. Нам попались какие-то хлипкие кафиры. Едва тронешь — сразу краснеют, как девицы. — Косоглазый облизнулся, бросив безумный взгляд на Крашевского.
— Он что-то кричит, зовёт кого-то. Воду, что мы даём, выплёвывает. Ну, поможете? Дайте мне вашего неверного — может, он сумеет разобрать, что нашему надо…
— Мне нравится твоя винтовка, тарзи. Многозарядная? — спросил Бабак.
Мужчина из племени тарзи улыбнулся, но покачал головой.
— Я отнял её у знатного фаранга, — ответил он, имея в виду англичанина, как презрительно именовали их афганцы. — Слишком дорогая… — Но быстро сообразил, что просителем является он, и добавил: — Другой у меня нет, и без неё я не смогу воевать. Хан выгонит меня из отряда.
— Тогда возьми мой джезайль, — охотно предложил Бабак и стянул со спины длинноствольное ружье ручной работы. — В нём есть нарезы, не переживай. Мне не повезло так, как тебе, и я отобрал ружье у какого-то жалкого солдата. Но замок на нём оказался вполне пригодным, так что я поручил оружейнику врезать его в джезайль. Гляди! Бьёт дальше любого оружия кафиров. Кроме пушек, конечно.
Тарзи оценил джезайль. Это действительно оказалось улучшенное, к тому же оформленное с претензией на изящество оружие: с узорным вырезом на прикладе. Что ж, решил он, с таким ружьем, пожалуй, можно добыть себе новую винтовку. Или даже офицерский револьвер.
Афганцы обменялись оружием, и Крашевского тут же подняли с земли, отряхнули, а Косоглазый даже пригладил ему волосы. Для порядка Бабак дал Яну понюхать кончик своего кинжала и едва не срезал волоски, торчавшие у поляка из носа.
После этого Яна отвели немного в сторону, где стояла похожая арба, только укрытая ветками наподобие лесного шалаша.
* * *
— Матерь Божья, Кирсанов! — Крашевский рухнул на колени перед распростертым поручиком.
У того вокруг дыры на рубашке бурело пятно. Под ним угадывался кратер прижжённой раны.
Хлопнула болью макушка, как будто напоминая ему о произошедшем. Он вспомнил наконечник пики, торчавший из бока Кирсанова, вспомнил удар по голове… Как давно это было? Значит, они с Иваном в руках воинов эмира…
Но тогда почему они всё ещё живы? Почему им не отрубили головы, чтобы получить от эмира награду? Или живые они стоят дороже? Крашевский напрягал мозг, превозмогая боль, и одновременно пытался привести Кирсанова в чувство. Лицо у поручика горело.
Ян вспомнил отца Андрея, солдат на штурмовых лестницах. Неужели они были отброшены, неужели потерпели поражение? Господи помилуй…
Страх овладел им внезапно и необоримо, как будто его окатили ледяной водой. Руки затряслись, из глаз едва не хлынули слёзы. Осознавая, какой жалкий имеет вид, поляк всё же нашёл в себе силы поднять глаза на стражников. Он готов был молить о пощаде… Просить сжалиться… Отпустить…
Но Кирсанов не смог бы уйти, даже если бы эти бородачи поверили их честному слову и согласились на выкуп.
Они глядели на Яна без злости, даже вопросительно, как будто ждали от него приказаний. Но он уже понял, как ошибочны могут быть его заключения о состоянии умов этих странных людей и как обманчивы могут быть их улыбки. Это были люди из другого мира.
Крашевскому было слишком страшно. И тут его придавило воспоминание о недавнем: как он лакал воду из лужи, как его согнули пополам незаметным ударом и как он хотел разрыдаться, лишь бы этот косой убрал кинжал от его ушей.
— Дайте воды, — попросил он смиренно, поясняя свои слова жестами.
Афганцы закопошились, поставили перед ним кожаный сосуд, принесли ведёрко, а один даже подал дорогую фляжку, обтянутую телячьей кожей с тиснением. Оно изображало льва. Английского, сразу понял Крашевский и вытер лицо ладонью, отгоняя мысли о судьбе прежнего хозяина фляжки.
Такого случая могло больше не представиться, поэтому он схватил флягу и сам сделал несколько глотков. Потом залил остаток Кирсанову в рот и вернул её удивлённому стражнику пустой. Затем напился воды из ведра, умыл лицо. Найдя более или менее чистый кусок ткани на своей рубашке, он оторвал его. Смоченной тряпицей вытер лицо поручика, выжал воды на его грудь и омыл вокруг раны.
Снова воспоминание-вспышка. Лиза… Не так ли она помогала персидскому рабу? Её нежные и обманчиво хрупкие ручки водили по лбу темнокожего перса, а когда кулачок водворился на груди, выжимая прохладную воду из полотенца, поляк готов был сам рухнуть без чувств, лишь бы оказаться на месте вшивого невольника.
И вот он оказался на его месте. Только Лизы рядом не было. И слава Богу.
Крашевский осмелел, поскольку стражники не противодействовали.
— Ещё! — Он указал на флягу, а потом на рану. — Чистить надо.
«Спирт и молитва, иного врачевания не ведаю…» — так, кажется, говаривал отец Андрей. Воспоминания о нём успокаивали Крашевского. Неопрятная борода и кривые зубы батюшки, вечная спешка и стремление помочь всем вокруг хотя бы добрым словом или даже взмахом кулака перед носом… Сердце поляка обволокло теплом.
А короткая, пропорхнувшая мысль о Лизе его и вовсе воодушевила. Он припрятал эту мысль подальше в чертоги разума, желая сберечь, оградить от окружавшей его грязи, от требовательных, наглых взоров и лживых улыбок. Но позже, когда останется один, он эти фантазии возродит и сможет придать им любую форму, вызвать образ Лизы в уме. Этот замысел настолько понравился поляку, что он почувствовал безудержную волю к жизни — хотя бы до ночи, когда он сможет предаться сладостным воспоминаниям и ещё более сладостным грёзам.
— Господи Иисусе Христе, не остави нас в греховнем плену, да не будем в радость врагом нашим и не умрём в лукавых деяниях наших… — прошептал Крашевский и огляделся, будто испрашивая позволения.
И перекрестился.
И страх отступил.
Вот до чего глубоко проникли в его душу речи доброго священника! Даже молитву вспомнил.
Ян поднялся на ноги и посмотрел прямо в глаза стражнику, который принёс флягу. Тот казался наиболее заинтересованным в судьбе поручика. Сдержанно жестикулируя, боясь как-то озлобить этих и без того враждебно настроенных людей, он стал объяснять:
— Воздуха, нужно побольше воздуха! Воды, побольше воды! И спирта. Я буду с ним. А не то он помрёт… Якши? Хорошо?
— Если помрёт — на то воля Аллаха, — изрёк Косоглазый, но другие стражники, видно, с ним не согласились.
Они забегали, исполняя просьбы поляка. Впрочем, первое время они глядели на пленных с недоверием и не отходили далеко, пока Кирсанов вдруг не закашлялся. Будто очнувшись от затяжного кошмара, он громко втянул в себя воздух, приподнялся, как оживший мертвец, и круглыми глазами уставился на окружающих.
— Пан брат! Ты где был? Господи, мне нужно семьсот рублей! — проговорил он отчётливо и снова рухнул, провалившись в забытье.
Это «воскрешение», вызванное, вероятно, глотком отличного коньяка из фляжки, было воспринято стражниками как чудо. Они стали что-то говорить и всячески выказывать своё одобрение. Потом те двое, что отвечали за Крашевского, после коротких переговоров с остальными, взялись за оглобли и отволокли арбу с Кирсановым поближе к своему расположению.
— Теперь ты отвечаешь за него, Бабак, — сказал мужчина из племени тарзи, обладатель серебряной фляжки, который на стене Джизака ранил и взял в плен поручика Кирсанова, в то время как Бабак оглушил и пленил Крашевского.
* * *
Так прошёл ещё день. Крашевскому пришлось идти пешком рядом с арбой, на которой лежал поручик. Реку перешли по мелководью, и поляк понял, отчего колеса арб почти достигали его роста. То, что на них везли, не намокало, и это было важно, поскольку на других арбах бухарцы перевозили порох и тяжёлые стволы пушек.
Когда ехали по однообразному ландшафту, не лишённому деревенской прелести, Крашевский взобрался на арбу и сидел рядом с поручиком. Стражники от такого поведения пришли в истинный восторг и долго хохотали, указывая на него пальцами. Он совсем позабыл, что азиаты считают зазорным ездить на арбе, если только ты не умирающий или не женщина. Или не арбакеш, что правит повозкой. И хотя поляк заприметил, что пленившие их азиаты непохожи на привычных его взору ташкентцев или бухарцев, всё же сознание его отказывалось проводить различия между здешними дикарями.
Вечером пленникам принесли две миски каши из гороха и риса. Эту простецкую еду Ян умял с жадностью, уподобившись давно не кормленой собаке, и стал было поглядывать на миску Кирсанова. Но тот, даже будучи без сознания, заглатывал пищу почти не жуя, словно ему подавали мороженое. Удивительно, но и вторую флягу, наполненную, однако, не коньяком, а какой-то кислятиной, умирающий выхлебал.
Казалось, самое дурное миновало. Стражники переменили своё отношение к двоим христианам и точно не стремились отделить их головы от тел. Во всяком случае, до тех пор, пока не достигнут места назначения…
Наконец поздней ночью отряд прибыл в караван-сарай, расположенный в нескольких верстах от хранимого Аллахом Самарканда.
* * *
Косоглазый обиделся на своего напарника Бабака. Когда тот выторговал у тарзи отличную винтовку за помощь в лечении второго пленного, то даже не спросил его мнения. А когда Косоглазый хотел осмотреть приобретение, примериться и похвалить удачливого приятеля, Бабак разозлился, грубо выхватил винтовку и пожелал ему быть изжаренным шайтанами. Конечно, Бабак десятник и не обязан отчитываться перед Косоглазым. Но ведь они друзья!
Тогда Косоглазый напился. Он знал, где раздобыть хорошего пойла, которое редко водилось в отряде Искандер-хана, и отправился в лагерь Османа-токсабы. Бухарцы, приближенные к Осману, пристрастились к виноградной водке. Их начальник этого не запрещал…
— Вот, таксыр. Это забулдыга из отряда хана. — Дюжий сарбаз в красном кафтане указывал на распластавшегося Косоглазого.
Тот спал беспокойным сном пьянчуги и что-то бормотал под нос.
Осман понимающе кивнул. Один из его гулямов — личных гвардейцев, лучших из обученных им воинов-бухарцев, привёл его в свою палатку.
— Как вы и велели, мы весь день следили за лагерем Искандер-хана. Но этих афганцев трудно разговорить, как будто хан отрезал им языки. Мы уже совсем расстроились, потому что пришлось бы принести вам неприятные вести… Но тут пришёл этот осёл, выложил свои медяки и попросил выпивки. Мы его и напоили как следует, так что даже выведывать ничего не пришлось. Он рассказал, что в лагере Искандер-хана есть два бледнокожих кафира!
— Вот как! — обрадовался Осман и стал потирать бороду, которая при изменчивом свете лампы отдавала золотом пшеничных полей. — Ха! Вот, значит, отчего этот афганец был так самоуверен! Он взял пленных и хочет предъявить их средоточию благородства и тем спасти свою голову. Хитёр, пёс, хитё-ё-ёр! А ну-ка, разбуди этого…
— Просыпайся, скотина! Перед тобой сам Осман-бек! — рявкнул сарбаз и стал звонко хлестать Косоглазого по щекам.
Тот очнулся и увидел перед собой мужчину в халате из светло-зелёного ситца с узорчатой каймой, с могучим выпирающим животом, двумя саблями на поясе и сверкающими кольцами на пальцах. Тень от широченного тюрбана, увенчанного крупным ограненным топазом, покрывала половину палатки.
— Говори, кто такие эти пленные?
— А? — не сразу сообразил Косоглазый, но очередной шлепок ладонью, попавший на сей раз по губам, привёл его в чувство. — Ах да, пленные, пленные…
Осман велел сарбазу принести штофик водки, и тот нехотя повиновался. Бутыль положили прямо перед Косоглазым, и взгляд у того сделался почти прямым.
— Эту бутыль можешь забрать с собой, а заодно и вот это, — Осман отстегнул от кожаного пояса увесистый кошель. — А теперь расскажи нам о пленных кафирах.
— Как же, пленные… — Косоглазый трезвел на глазах. Он склонил голову, дабы высокий господин не принял его уродство за неуважение. — Один из них — высокий чин ак-сарбазов. Но он почти помер. Один тарзи проткнул ему брюхо пикой на стене Джизака. А второй — так, мелкая сошка. За такого нам не выручить и двухсот тилля. Но Искандер-хан велел беречь и его, обещал нам награду. Наш хан щедр…
— Вот как, вот как… Что же, афганец, отдыхай. Пей, спи сколько влезет. И знай, Осман-токсаба ещё более щедр, — сказал Осман и пошёл к выходу.
— Таксыр, мне что, оставить этого поганца в своей палатке? Не лучше ли вышвырнуть…
— Он может ещё пригодиться. Так что пока пусть пользуется твоим гостеприимством! — рассмеялся Осман и обратился к другому гуляму: — Позови-ка мне того торгаша из Бухары, что изъясняется на языке русских.
«Жаль, что храбрый Ахмад-мирахур не узнал о хитрости, которую придумал Искандер-хан, — подумал он. — Возможно, двух этих пленных хватило бы, чтобы эмир помиловал всех. А теперь этот безумец со своими узбеками будет разбит при встрече с первым же казачьим пикетом».
* * *
Сопровождаемый коротконогим стражником, у которого из-за спины торчал ствол новоприобретённой винтовки, Крашевский ходил к колодцу. Афганец постоянно что-то жевал и сплёвывал бурую липкую жижу. Впрочем, делал он это почти пристойно и постоянно отирал бороду кончиком чалмы, потом гладил её и со значением произносил: «Уалла». Этот, хоть и пугал поляка до чёртиков, всё же выглядел человеком, с которым можно иметь дело, в отличие от его косого напарника, на лице которого лежала печать безумия.
Караван-сарай был чем-то вроде постоялого двора. Жилые помещения и кладовые располагались в одноэтажных строениях из кирпича и глины, расположенных в виде квадрата, наподобие крепости. С внутренней стороны к ним примыкали кухни, стойла для коней и верблюдов, навесы для арб и прочих повозок. Посередине пыльного двора располагался колодец.
Судя по всему, до прибытия отряда караван-сарай пустовал. Но как только вооружённые воины расположились на постой, из зданий стали выбегать люди, они принимали поводья коней, распрягали арбы и всячески стремились услужить. Распахнулись деревянные ворота склада, и наружу стали доставать тюки сена, разрывать обвязки и рассыпать его вилами. В арыках, больше похожих на канавы, зажурчала вода, и корыта у стойл начали наполняться. У колодца выстроилась очередь, люди набирали воду в вёдра, в казаны, в кувшины, в кумганы[78] для умывания.
Из-за войны торговля шла вяло. В караван-сарае сейчас пребывали только несколько бухарских купцов, когда-то возивших товары из-за Тамерлановых ворот в Самарканд.
Афганцы Искандер-хана и сарбазы Османа-токсабы были обученными и опытными частями бухарского войска. Сразу по их прибытии на крышах караван-сарая были выставлены орудия, у ворот расположилась стража, по окружности затопали конные караульщики, а двор осветился пламенем факелов. Заполыхал огонь в небольшой кузнице, застучали удары молотка об изношенные подковы, заискрил точильный камень.
Каждый час слышался мерный стук барабана, не дававший Крашевскому уснуть.
У колодца его напугали собаки. То были откормленные местные псы, непонятно с чего решившие напасть на него. Он позорно отскочил, перепуганный, и расплескал добрую половину набранной воды. Но псы не спешили кидаться на него, а только с какой-то необъяснимой ненавистью рычали, скаля клыки и упираясь лапами в песок.
На сей раз стражнику, который сопровождал поляка, не удалось сплюнуть так удачно, как прежде. От приступа смеха струйка угодила ему на бороду и на белую ткань на груди. Но он так отчаянно хохотал, что Крашевский мог поклясться, будто видел самую его поганую душу через раскрытую пасть.
Наконец афганец угомонился, видно, осознав, что потехой, кроме него, никто насладиться не может. Остальные спали. Тогда он топнул ногой — и внезапно, все псы, как будто знали его всю жизнь и питались с его рук, ещё когда были безобидными щенками, разбежались, потеряв всякий интерес к пленнику.
— Уалла, какие хорошие собачки! Я и не знал, что они так хорошо натасканы. Завтра нужно повторить эту забаву, — говорил Бабак сам с собой, а потом добавил для Крашевского, словно тот мог его понять: — Видишь, даже эти четвероногие могут отличить кафира от правоверного. Эх, бедняга!..
Он вообще часто смеялся, несмотря на то, что казался старшим и более рассудительным.
Вернувшись на своё место, этот бравый воин поглядел на спавшего с открытым ртом косого приятеля, над которым он часто потешался, и покачал головой, будто моля Аллаха уберечь его самого от такого нелепого вида. Потом положил голову на свой кожаный щит с серебряной окантовкой и уснул.
Поистине странно выглядели эти люди, облачённые в белые балахоны с красными кушаками. Иные носили по две сабли, да ещё кинжал и прямой палаш. У многих к сёдлам были пристёгнуты маленькие щиты и короткие копья, больше напоминавшие дротики. И при этом у каждого имелось длинное ружьё, а у иных — и нарезные винтовки, и даже револьверы.

Поручик застонал. Крашевский только что перевязал его рану. Для этого поляку пришлось разорвать остатки своей рубахи, и теперь китель болтался у него прямо на голом теле.
Ян влил в поручика последний глоток вина из фляги.
Жар у Кирсанова спадал, хотя вид раны продолжал внушать Крашевскому ужас. Нужно было позвать лекаря, но стражники в ответ на просьбы поляка только непонимающе кивали и хлопали его по спине.
«Видно, не потребуется нам доктор, — думал Ян. — Зачем пытаться лечить рану на животе, когда вот-вот отсекут голову?»
Его передёрнуло. Припомнился казак, что удил рыбку в Сырдарье, рассказы про отрезанные уши и носы. Про головы на пиках. Не то от отчаяния, не то просто зная, что никто за ним не наблюдает, он сидел прямо на земле, обняв руками колени, и дрожал, уже не стесняясь своей жалкой позы.
— Что, совсем плохо, Ян? — спросил Кирсанов.
Поляк бросил на него взгляд и тут же выпрямился. Потом подполз ближе.
— Очнулся?
— Воды дай.
Крашевский попробовал приподнять товарища трясущимися руками, но быстро бросил эту затею, подтянул его сзади за плечи и уложил голову себе на живот. Потом напоил, выплеснув при этом половину воды ему в лицо.
— Тьфу, чёрт! — отплёвывался Кирсанов, как конь на водопое. — Хватит, пан брат. Утопишь, ей-богу!
Крашевский принудил себя улыбнуться:
— Как ты, Ваня?
— Пузо жжёт, будто черти раскалённой кочергой проткнули.
— Ничего, потерпи, браток.
— Что там, Ян, а? — Кирсанов с надеждой смотрел на товарища снизу, сам не решаясь взглянуть на свой живот. Глаза его выдавали такой ужас, что поляк едва не прослезился.
— Царапина, поручик.
— Не пулевое?
— Нет, что ты! Не о чем беспокоиться. Так, ткнули… неглубоко.
— А пахнет, как будто во мне гниёт что-то… Господи помилуй! — промолвил Кирсанов и в отчаянии зажмурился.
— Твоя правда, поручик. Смердит от тебя, что от старого козла! Но это к лучшему. Вонь не даст тебе помереть во сне.
Иван хохотнул над шуткой друга, и рана в животе отозвалась горячей вспышкой боли, как будто кто-то подкинул в топку щепок сухого саксаульника.
— Тихо, Ваня, тихо, — Крашевский гладил его по голове, стараясь сдерживать и свой страх.
— В плен угодили, стало быть… — прошептал Кирсанов. — Боже, спаси и помилуй!
— Да. Но лучше возрадуйся, поручик. Наконец-то сможешь лицезреть самого эмира.
На сей раз Кирсанов не засмеялся, а только вздохнул. Видно было, что и это далось ему через страдание.
— Пожалуй, ступай к нему один и передай от меня поклон. А я бы ещё полежал. Не смеши, брат, у меня нутро полыхает.
— Без тебя, поручик, мне этого удовольствия не доставят. Один сарт рассказывал мне, будто солдат здесь не больно ценят. Уши сковырнул, нос отрезал, а дальше кинжалом по глотке — вот и вся недолга. За каждое ухо казначей эмира отсчитает по сотне таньга, а про нос скажут, будто он принадлежал другому солдату. Получится, что двоих заместо одного укокошили, — говоря это, Крашевский вспоминал, как принимали его в палатке Кирсанова, словно он солдатик на побегушках, а не равный. Вспоминал он об этом с болью, но уже совсем не так гнушался сравнением с простым туркестанским солдатом. — А вот офицерам сохраняют жизнь — надеются на богатый выкуп. Я смогу сойти за адъютанта при тебе или за денщика. Так что покуда не спеши помирать. Договорились?
Они помолчали какое-то время.
— Стало быть, мы друг другу нужны, — изрёк Кирсанов с улыбкой, но потом добавил жалобно: — Ты уж меня не бросай, брат! Не бросай…
— Не мели вздор, сделай милость.
— Вот что я тебе скажу, любезный мой пан. Я думал, что в Петербург мне дороги нет. Я там понаделал столько долгов, что и внукам моим не расплатиться. Отцовское имение заложил, земли… Пришлось убраться оттуда. Ты видел, в каком я был состоянии, когда мы встретились. А здесь, в Азии, только сливки снимай, ей-богу! Добыча, трофеи, победные реляции… Вот, уже две награды на грудь повесил. Усиленное жалованье своё ежемесячно умножаю. Немного удачи в карты… Солдатики исправно отчисляют в офицерскую казну, задарма добычу отдают. Принесёт Гаврилыч колечко золотое, а фельдфебель ему за это — ногу баранью. Другой притащит булаву какого-нибудь пансата[79] с камушком, а ему выдадут охапку дров. Да ты об этом и сам знаешь, — Кирсанов подмигнул, как соучастнику, а заодно перевёл дыхание. — Кольцами да булавами сыт да согрет не будешь. И знаешь ли, ко мне вернулась надежда! Ещё год-другой — и воротился бы я ко двору, как падишах на переносном троне. А медали да ордена мне бы репутацию поправили. Глядишь, там бы и в гвардию попал. А оно вон как вышло…
— Знаю, как вы хорошо устроились.
— Но ведь и службой я не пренебрегал! Боя не боялся, да генерал не допускал. А тут прибыл гонец из вашей роты: капитана, мол, убило. Я и сорвался. А оно видишь как…
Вижу, Кирсанов, вижу, думал поляк. Мы-то с тобой живёхонькие, хотя и приходится нам горе мыкать, а Гаврилыч и прочие — те джизакскую землицу костями удобряют.
— А ведь я и за тебя, Ян, в штабе словечко замолвил… Ну, скажи, звали тебя в штаб?
— Звали, Ваня.
— И чин прапорщика для тебя выбил у его светлости!
— Знаю, как же.
— Да-с, принимал участие, — кивнул своим мыслям поручик. — А с Лизой я первый познакомился, разве нет? И, ей-богу, меня как ошпарило — влюбился! И тебе об этом поведал, как брату. Но ты отчего-то стал действовать… сам по себе. Втайне встречался с ней. А потом ещё и целовал на глазах у всего Ташкента!.. Но и за это я на тебя не в обиде.
При упоминании о Лизе поляк вспыхнул. Неужели всё так, неужели он этого не увидел? Он ведь полагал, что поручик хорохорится, а более того ничего на уме не имеет относительно Лизы. А выходило, что он имел свои виды, и потому… Потому воспринимал его как врага, о которого следует вытереть ноги.
И всё же было в исповеди Кирсанова что-то детское, как будто подросток перечислял свои заслуги перед сверстниками, дабы они приняли его в своё общество. Жар теперь спал, и Кирсанова трясло. Может, от озноба, а может, и от страха перед маячившей впереди казнью.
Борясь с одолевавшей его слабостью, поручик всё-таки повторил, как нечто важное:
— Уж не бросай меня, Ян!.. Пропаду ведь…
Вскоре он уснул, а Крашевскому вдруг бросился в глаза кирсановский мундир, аккуратно сложенный рядом с ним. Стражники сняли медали, висевшие на груди, но не тронули галунных погон. Крашевский нащупал что-то во внутреннем кармане, и тут его как молнией стукнуло.
Он полез в собственный нагрудный карман. Акт о назначении на службу с государевым гербом исчез, по всей видимости его забрали при пленении. Но документы ссыльного и пропуска были на месте. А между всем этим бумажным хламом, теперь годным лишь на растопку, лежала драгоценность.
Фотокарточка Лизы.
Он воровато оглянулся по сторонам и освободился от уснувшего поручика, положив тому под голову охапку соломы. Кирсанов был не лишён обаяния и, как типичный дворянин — прожигатель жизни, привлекал Крашевского тем, что навеивал воспоминания о его собственных лучших временах. Ведь когда-то Ян и сам любил выпить и покутить. Но теперь очарование этого человека для поляка померкло. Не оттого, что поручик ещё недавно стремился отдалиться от нищего ссыльного, нет. Ян видел, как своей бестолковостью и амбициями Кирсанов погубил половину роты при штурме Джизака. А теперь, когда он признался в том, что им руководит циничный расчёт, поляку стало совсем не по себе.
Крашевский знал, что и прочие офицеры из Петербурга наживались на безграмотности и доверчивости солдат — тех солдат, с которыми Ян бок о бок пошёл в бой, которые помогли ему преодолеть страх и тем спасли от позора. Сложись обстоятельства по-другому, он мог сложить голову рядом с этими небритыми мужиками, разделив с ними клочок земли — или, наоборот, праздновать победу.
И от схожести, от принадлежности к одному миру дворянского братства с этим рвачом и подобными ему — будь они даже польские шляхтичи, литовские помещики или обрусевшие бароны — Крашевскому стало стыдно. А уж то, что этот пустозвон, оказывается, был влюблён в Лизу, и вовсе показалось кощунством!
Ян поёжился. После услышанного ему не хотелось находиться рядом с поручиком, словно тот мог претендовать на общество прекрасной девы с изображения.
Со своими мечтами поляк хотел побыть наедине. Он отошёл немного и устроился возле стенки под навесом так, чтобы были видны звёзды. Тёмно-синее небо как будто позволяло помышлять о свободе, затягивало глаза в необъятные просторы. При взгляде на него даже воздух казался другим — прохладным, приятно щекочущим ноздри.
Тогда только Крашевский вынул фотографию и позволил себе всмотреться в любимое лицо. Дерзкий взгляд и лукавая, манящая улыбка сразу же заставили его сердце биться быстрее, в груди стало жарко. Он перевернул карточку, как будто этого взгляда ему хватило с лихвой. В мыслях он пронёсся по ташкентским садам, выискивая какой-нибудь затенённый уголок с цветником и прудом. Увидел мазанку и стал в своих грёзах перестраивать её в добротную кирпичную усадебку, непременно с алькежами[80]. Стены он бы выкрасил белым, а над ними соорудил бы шатровую крышу, как в усадьбе рода Огинских в Полесье. В одном из флигелей обустроил бы кабинет, где мог бы заниматься переводами, а в другом — летнюю кухню, в которой собирались бы дети после знойного дня… Да-да, дети. Он желал бы иметь много детей с Лизой. И он снова осторожно глянул на фотокарточку, как бы спрашивая мнения своей любимой.
Но она глядела на него с шутливой усмешкой. Нынче, вероятно, лицезреть её имеет счастье какой-нибудь вонючий раб… А может, и удачливый солдатик, которого вывезли в тыл после Джизакской бойни. Может даже тот, что бежал рядом с ним.
Тут совсем неподалёку грохнул удар в барабан. Караульные что-то рявкнули и, убедившись, что Крашевский едва не обезумел от испуга, прошли мимо, перешучиваясь, смеясь над бессонницей пленного.
Когда они отдалились, Крашевский бережно спрятал фотокарточку в карман.
«Псы безродные», — скривился он и, как будто в отместку, стал тщательно готовиться ко сну. Вытянул ноги, заставил себя зевнуть, но мысли отгоняли сон. Некоторое время он старательно закрывал глаза и ворочался с боку на бок, но потом плюнул, прекратил это насилие над собой и уставился в темноту.
И вдруг увидел приближающийся силуэт.
Человек шёл тихо, и поляк понял: это по его душу. А когда в изменчивой полутьме под навесом выросла фигура, то он не поверил своим глазам.
Перед ним стоял бухарский купец.
— Ассалям алейкум, Яхья! — приветствовал его Ибрагим кивком и тут же повернулся в сторону стражника.
Тот уже сладко спал с приоткрытым ртом и иногда жмурился, с напряжением и оттяжкой портя воздух.
— Ибрагим! Ты! — едва не вскрикнул Крашевский, но сарт заткнул уши, показывая, что кричать не стоило. — Здравствуй, здравствуй! Иисус-Мария, откуда ты здесь?
Ибрагим не изменился за те несколько месяцев, что они не виделись. Казалось только, живот его стал солиднее, а манеры — напористее. Ведь он теперь находился у себя на родине и не должен был ни перед кем сгибаться в три погибели, как наивно полагал Крашевский.
Ибрагим подошёл к лежащему Кирсанову и присел перед ним на корточки. Потом прикрыл нос платком и тяжело вздохнул.
— Где же мне ещё быть, мой друг? Да, торговля совсем остановилась, и я почти склонил голову на лоно безнадёжности. Теперь, милостью Аллаха, я прибыл сюда, в жемчужину мира — Самарканд, ибо здесь расположился наш царственный повелитель. А где наш благородный эмир, там и благодать, — улыбнулся Ибрагим.
Ян готов был обнять сарта, столь близким тот показался ему в этом страшном месте. И даже замашки пронырливого купца не отталкивали его более. А русская речь, приправленная упоминаниями Аллаха, и вовсе показалась ему почти родной.
— Значит, мы возле Самарканда?
— Да, до города не больше одного фарсаха[81] пути.
— Скажи, Ибрагим, сумеешь ли ты разыскать доктора? Моему другу очень худо.
— Худо? — искренне встревожился Ибрагим.
— Да. Сегодня ему несколько полегчало, но всё же…
— Значит, он выживет?
— Выживет, я уверен. Но могут быть осложнения…
— Аллах милостив, — успокоился Ибрагим. — Вижу, вы попали в большую беду. Хотя и говорят, что пленение врагом — причина благословенной кончины, я тебе этого не желаю, мой друг. Вам не повезло угодить в плен к страшным людям. Это афганцы-наёмники.
— Так что же… это не твои соотечественники? — смутные подозрения Крашевского оправдывались, причём самым ужасным образом. Он уже ломал голову над тем, отчего ему всё ещё не отрезали уши, и эта неопределённость радовала днём, но ещё больше устрашало ночами.
— Нет, мой друг. Мне придётся сбросить покрывало беспечности с твоих глаз, уж прости. Это люди Искандер-хана, гератского наследника. Три года назад его благородный родич, ныне покойный афганский эмир Дост Мухаммад, выбил его племя из Герата, и с тех пор этот мятежный наследник скитался по свету со своими головорезами, пока не нашёл пристанище у трона нашего царственного эмира. Возлюбленный раб Аллаха, наш падишах, приютил его и возвысил, назначил жалование его людям и послал их воевать против неверных.
Поляк слушал с большим вниманием, и сердце его сжималось от предчувствия беды.
— Вы двое, — купец указал сперва на Яна, потом на спящего Кирсанова, — являетесь его законной добычей.
— Что же нас ждёт, Ибрагим?
— Казнь, — вздохнул сарт. — В Ташкенте ты говорил мне о жестокости подданных эмира… Но поверь мне, эта жестокость покажется вам ласками гурий по сравнению с тем, что сделает Искандер-хан.
— Что же это за человек!
— Порождение нечистого. Даже самому лютому врагу я бы не пожелал оказаться в его когтях. Тем, кому не повезло попасть к Искандер-хану, боюсь, будут молить Аллаха, чтобы тот поскорее забрал их к себе. Беднягам придётся вложить ногу в стремя злосчастья и уповать на Аллаха, потому что их ждёт печальная участь рабов. И это не те рабы, которых ты видел в Ташкенте. Те персы хоть и еретики, но всё же чтят Пророка, мир ему и благословение. Но вы христиане, и случись вам попасть в рабство — обратного пути уже не будет. Искандер-хан увезёт вас в горные кишлаки, куда даже орлам тяжело подниматься, и никакие генералы не доберутся туда, никакие огнемечущие пушки не достигнут тех поднебесных высот. Говорят, он отсекает пленным ступни, вырывает языки и ломает пальцы, чтобы никто из них даже не помышлял о бегстве.
— Иисус-Мария… — ужаснулся Крашевский. — Он обратит нас в рабство, потому что мы крещёные?
— Жизнь всех людей подобна дороге, мой друг. Но ваша дорога, похоже, будет усеяна камнями и ямами…
Ибрагим выглядел расстроенным и сочувственно похлопал поляка по коленке.
Крашевский поверил ему. За те полтора дня, что был в сознании, он успел оценить силы пленившего их отряда. Там было не меньше трёхсот вооружённых воинов, каждый с конем, хотя и предпочитал передвигаться пешим, чтобы сберечь их копыта. На арбах они везли две пушки, которые, видимо, успели снять со стен Джизака. Мало кто заботится о таком, когда приходит время улепетывать. Но бегство афганцев скорее походило на дисциплинированное отступление. Эти люди пренебрегали удобствами, не пили и не пели по вечерам, пять раз в день молились, каждый день умывались и, несмотря на трудности горного перехода, выглядели опрятно и чисто. Их хмурые лица с глубоко посаженными глазами не вызывали никакого желания с ними ссориться, а то, что стражник Яна уснул, говорило скорее о его самоуверенности, нежели о беззаботности.
До этого времени у Крашевского не было и мысли о побеге, но теперь он глядел на Ибрагима умоляюще.
— Ты сумеешь нам помочь, Ибрагим-мурза?
Ибрагим покачал головой. Видно было, что он переживает, лицо его выдавало задумчивость и печаль.
— Видишь ли ты меня в числе своих доброжелателей, Яхья?
— У меня нет причин считать тебя своим недругом.
— Я был бы подлецом, если бы пренебрёг возможностью тебя отблагодарить. Ибо ты был единственным, кто заступился за меня перед начальником в Ташкенте. И хотя он отобрал весь мой товар, но обещал не отдавать его в пользу этих ташкентцев-предателей! И главное, он выдал мне пропуск и жалкую горстку монет, чтобы я сумел добраться до благородной Бухары. Поэтому я перед тобой в долгу. Но примешь ли ты оплату этого долга? Я знаю, ты человек благородных кровей и моя благодарность может показаться тебе недостойной. Ведь мы с тобой принадлежим к разным мирам и…
— Матерь Божья, Ибрагим! Говори же толком, прошу! — взмолился поляк.
— Что ж, тогда слушай. Есть только один человек, который способен укоротить нечестивую руку этого наёмника.
— Кто же это? — Надежда вспыхнула в душе Крашевского.
— Это Осман-токсаба. Пусть это имя тебя не пугает, мой друг, ибо этот могущественный бек когда-то был вашим единоверцем, но потом глаза его прозрели, и он открыл душу свету истины. Теперь он правоверный, и наш царственный эмир возвысил его до начальника пеших сарбазов.
— Прости, — Крашевский едва сдерживал дрожь от волнения, — это имя мне ничего не говорит. Он что, принял магометанство? Он русский?
— Да. Правоверный русский, пусть Аллах дарует ему свою милость.
— И он нам поможет?
— Он может помочь тебе, Яхья. Твоему другу поможет только Аллах.
— Но почему?
— Потому что никто не собирается нападать на Искандер-хана, — жёстко отчеканил Ибрагим. — Все мы подданные нашего падишаха, и никто не посмеет проливать кровь перед его взором. Но Осман-токсаба может помочь тебе сбежать. А твой друг — это изрекли твои уста — бежать не может. Лишившись одного пленного, Искандер-хан зарычит, как раненый тигр. Но если он лишится обоих, рана может показаться ему смертельной, и тогда он пустит в ход свои когти и клыки.
Это умозаключение поразило Крашевского не меньше, чем удар, который обрушили на его голову на стене Джизака.
А Ибрагим продолжал говорить:
— Перед самым рассветом, когда придёт время фаджра[82] и правоверные склонятся в молитве, ты подойдёшь к колодцу. Мои люди, из сыновей Якуба, тебя заберут, спрячут в мешок из-под риса и уложат на арбу, а потом отведут к самому Осману-токсабе. Там ты будешь в безопасности.
Крашевский не смел смотреть на Ибрагима, он устыдился уже того, что его уши слушали подобные речи. И когда в голову забралась подлая мысль о том, что Кирсанову всё равно не жить, а у него появилась хоть какая-то надежда, — он отогнал её прочь и от бессилия сжал лицо руками. Сначала ему захотелось застонать, а потом — ударом кулака вдавить нос в загорелое лицо Ибрагима, который теперь казался ему искусителем ещё более лукавым, чем сам Сатана.
— Значит, твой Осман перебежчик… И он сочувствует пленным? — Крашевский искал хоть какую-то спасительную мысль, которая избавила бы его от принятия рокового для Кирсанова решения.
Он уже знал, что никогда себе этого не простит, но жажда жизни, а ещё более страх навеки остаться в руках наёмников толкали его на здравый, но бесчестный поступок.
— Напрасно ты смеёшься, Яхья. Храбрый Осман-токсаба убережёт тебя от унижения, которому ты подвергнешься под пятой Искандер-хана. Но от сиятельного эмира никто не сможет тебя защитить. И всё же Осман-токсаба будет молить его о милосердии, — Ибрагим видел, что душа его собеседника затворяется. Слишком благородным оказался этот человек. — Я тебе уже когда-то рассказывал, что воинственные шакалы заставили нашего благодушного эмира пленить мирное посольство и тем втянуть свою державу в кровавое противостояние. Но теперь, когда заколебалась почва под ногами правоверных, царственный наш повелитель подумал: не это ли причина такой дерзости христиан? И теперь он может отпустить тех людей, а с ними заодно и тебя. Подумай об этом, Яхья. Насколько лучше для тебя будет оказаться в обществе своих и уповать на милость падишаха, чем быть заживо похороненным в горах Герата, откуда родом этот шайтан Искандер-хан! Ты должен вооружиться надеждой, и тогда, может быть, Аллах обратит на тебя внимание.
Да, это походило на правду во всей её жестокости. Ибрагим не мог обещать Крашевскому даже сохранения жизни. Он предлагал только надежду. Да и не было у него никакого резона пробираться сюда ночью, рисковать своей купеческой шкурой, если бы не чувство долга перед Крашевским. Яну стало совестно за испытанное недоверие, за то презрение, которое он питал к смелому купцу Ибрагиму. Что с того, что этот человек жил барышами и торговлей?
— Вот, возьми, — продолжил Ибрагим, видя терзания поляка. Лицо его выражало скорбь, а в руках лежал маленький прямоугольный томик. — Это священный Коран. И да снизойдёт милость Аллаха на тех, кто его читает. Положи его в мундир своего друга. Этим ты, если Аллах будет милостив, сбережёшь ему жизнь. Люди хана могут подумать, что твой друг правоверный. Или, во всяком случае, чтит нашего Пророка. Ведь только приняв истинную веру, можно избежать печальной участи раба. И, может быть, муки его будут не так страшны. А больше я ничего не могу для тебя сделать, мой друг.
Крашевский посмотрел на полумёртвого Кирсанова и содрогнулся от мысли о том, что поручику суждено рабство. Но всё же, может, Господь помилует его душу и приберёт раньше, чем эти дикари доведут его до своих горных обиталищ?
Он положил Коран в китель приятеля и пожал протянутую руку Ибрагима.
* * *
Ночное небо на востоке окрасилось в голубоватый цвет. Звёздная россыпь померкла, уступая место самому сильному светилу, которое лениво разбрасывало первые лучи. Люди нехотя копошились в своих жилищах, шуршали одеждой и бряцали посудой. Не продрав толком глаза, воины Искандер-хана отправлялись в укромные места, отведенные для совершения омовений. Послышался треск первых костерков, сулящий утреннюю трапезу.
Но сначала требовалось совершить молитву. Мечети в караван-сарае не было, зато был азанчи, который, будто только и ждал этого времени, презрев сон, протяжно запел свой призыв.
Мужчины расстилали коврики. Некоторые, особенно сонные, раскатывали их там, где застало пение азанчи, другие искали место поуютнее. Афганские наёмники складывали свои длинные ружья, сабли и ножи возле себя и, встав на колени, устремляли взоры в сиреневое небо.
Крашевский уже не раз наблюдал эти ритуалы. Он был уверен, что его улыбчивый старший стражник обладал поистине лисьим нюхом и, будто имея глаза на затылке, неотрывно следил за своими подопечными. Но сегодня за ними смотрел Косой, а старший занимался другими делами.
Поляк не спал всю ночь, поэтому ему ничего не стоило притвориться ещё более разбитым и слабым, чем он был на самом деле. Вдобавок он поднял спящего и жутко тяжёлого поручика и, ковыляя с отчаянным пыхтением, направился к колодцу. Он даже помахал рукой улыбчивому стражнику.
Тот окинул его понимающим взглядом и едва заметным кивком дал своё разрешение на поход к колодцу. Раз эти кафиры не желают молиться, да покарает их Всевышний, то пусть хотя бы умоются, а иначе мыть этих вшивых псов придётся ему.
Косой же не предпринимал никаких действий по отношению к пленным.
Поляк усадил Кирсанова на землю спиной к стенке колодца, а сам стал тихонько опускать ведро.
Мусульмане склонились в поклоне, и лбы их вразнобой коснулись земли. Даже вчерашние псы и те с понимающими глазами смирно лежали на животах. Жизнь как будто на время остановилась, застыл даже смуглый арбакчи в сером бедняцком платье, прихваченном верёвкой заместо пояса. Но его осел не ведал того, что творит, ибо принадлежал сыну Якуба, и вдруг принялся громко реветь и брыкаться. Никто не видел, как второй еврей ткнул его шилом прямо в круп.
Арба накренилась, и с неё упало несколько тяжеленных мешков. Еврей спрыгнул со своего места и, испуганно пригнувшись, подбежал ко второму, шедшему рядом с арбой. Они бросились собирать рассыпавшийся рис в новый мешок рядом с колодцем.
Оба суетились, и несколько молящихся обратили на них гневные взоры, видно, решив хорошенько поколотить дураков, как только солнце покажется на восточном горизонте и ознаменует конец фаджра.
Крашевский сел рядом с Кирсановым и стал умывать ему лицо. Так их было почти не видно за стенками колодца.
Улыбчивый стражник покосился на них и одобрительно хмыкнул, увидев, как друг ухаживает за другом. Даже на кафиров снисходит благодать, когда столько правоверных разом обращают свои молитвы к Всевышнему. Аллах усовестит людей хороших, а дурных устрашит. И афганец закрыл глаза и посвятил все свои помыслы пути к Аллаху.
Косой тоже видел всё, что происходило у колодца. Но не придал этому значения.
— А, пан брат… Напрасно ты, я и сам сумею, — сонно прохрипел Кирсанов.
— Тихо, Ваня, — Крашевский прижал палец к губам. — Сейчас будем тикать.
Кирсанов удивился, но виду не подал. Он был слишком слаб.
Крашевский снял с него китель и надел на себя, прямо на голое тело.
Еврей пальцем показал, что у него только один мешок, и незаметно бросил его пленным. Крашевский указал на Кирсанова. Сын Якуба пожал плечами.
Поручик не промолвил ни слова, когда ему накинули мешок на голову и ловко натянули на всё тело. Он даже поджал колени, и двое евреев подняли его и водрузили на арбу.
— Храни тебя Пресвятая Дева, Иван!
Крашевский плеснул себе в лицо воды и проводил взглядом удалявшуюся арбу.
* * *
В самаркандском небе краснел некогда величественный, а ныне потрескавшийся от времени купол Гур-Эмира[83], где покоился самый могущественный человек Азии. Бирюза трескалась, отваливалась кусок за куском и все больше обнажала кирпичную кладку, как бы олицетворяя ветхость власти эмиров.
Восточные ворота Ходжа-Ахрара[84] стояли распахнутыми, как будто втягивая в себя бой обтянутых козлиной кожей барабанов. С южной стороны на благословенный Самарканд покровительственно глядели высокие горы, а в остальные края зубчатой стены упирались персиковые и сливовые аллеи, ряды невысоких айвовых деревьев, которые сменялись пашнями. От трёх главных ручьёв, что стекали со скалистых склонов, хрустальными потоками растекалась по арыкам вода. Над пристенными постройками нависали ветвями мощные чинары и тополя, которые соперничали с несколькими самыми высокими минаретами за право делить небесную гладь с куполом Гур-Эмира.
Из-за присутствия в городе государя не состоялся вот уже третий базарный день. Прибывающих со всех концов ханства купцов-арабов, кочевых скотоводов и крестьян разворачивали и велели убираться в свои кишлаки и аулы. Сами самаркандцы не смели показать носа из своих домов. Седельники, гончары, шорники, кожевники, пекари и прочий ремесленный люд, чьи умения вот уже несколько столетий почитались лучшими в ханстве, чьими услугами стремились воспользоваться путешественники и купцы всех окрестных мусульманских государств, сидели по домам и не смели торговать или предлагать свои услуги.
Угрюмые сарбазы, облаченные в алые двубортные кафтаны со стоячими воротниками, в чёрные шальвары и остроконечные шапки с меховыми околышами, казалось, наводнили все улицы, и связываться с ними никому не хотелось. Несмотря на присутствие государя, в войсках царила тревожность, и любой косой взгляд мог повлечь за собой расправу.
В тот день самых почтенных горожан едва ли не силком выволокли на улицу и грубо погнали к регистану. Площадь окружали сарбазы и вооруженные дубинами городские стражники, не подпускавшие толпу к середине. В этом средоточии жизненных сил города, ремесла и торговли, религиозных и политических диспутов, где мерились искусством певцы и танцоры, музыканты, бродячие дервиши и рифмоплёты, в тот день было так же уныло, как в подземелье зиндана. Там, где самаркандцы любили проиграть монету-другую в кости, понаблюдать за боями горных куропаток или петухов, за потешными бегами ослов, в тот день соорудили бревенчатый помост, над которым болтались две верёвки, и каждая кончалась петлей. Петли висели прямо перед изящной аркой медресе Улугбека, украшенной арабесками, живописным орнаментом и вырезанными надписями из священного Корана. Возле помоста важно прохаживался казы-келян[85] в жёлто-голубом полушёлковом халате, а за ним подобострастно бегали трое его помощников-аглямов.
Казни были привычным зрелищем для горожан. На специально отведённом месте за северной стеной частенько из земли торчали головы закопанных преступников, там же в землю вставляли длинные древки, увенчанные головами врагов эмира. Но в тот день предстояло особое зрелище, которое должно было возбудить храбрость в робких и утолить жажду мести в доблестных.
Весть о падении Джизака и гибели лучшего войска ввергла в печаль всех военачальников и сановников двора. Тихо роптали беки Шахрисябза и Карши — тайные недруги эмира. С высоких минбаров в мечетях возмущались наглостью неверных духовные лица, хакимы[86] городишек, что лежали на пути из Джизака в Самарканд посыпали свои головы прахом отчаяния. Но у благородного стремени скопилось такое крупное войско, что никто не смел выказывать свои мысли вслух, ибо это было опасно.
В то утро со стороны скатов Агалык-тау грозно проревела труба, напоминавшая вой загнанной волчицы. С гордо развёрнутыми байдаками и трепещущими на скаку бунчуками гордость ханства — конные мангыты, минги и юзы — вошли в город.
В то утро трое могущественных полководцев предстали перед царственными очами государя. Ещё ночью за их головы вельможи не дали бы и медного пула. Этим неудачникам, потерявшим Джизак, советовали вырвать из сердца Бухару и бежать в Персию. Но доблестный Ахмад-мирахур отверг эти трусливые речи и сказал словами мудрого:
Если повелитель проявит великодушие —
              вот сердца наши,
Если он проявит неумолимость – вот шеи наши[87].


Ибо помимо скорбных вестей о падении Джизака, эти военачальники принесли дары и привели с собой сохранившие боевой дух остатки войска.
Когда они присоединились к знатным вельможам на стене арка — самаркандской цитадели, то воины поняли, что средоточие милосердия, великий эмир Сеид Музаффар помиловал этих троих и решил не подвергать наказанию. Именно им все были обязаны зрелищем, ради которого было велено собраться на регистане.
Не узнать было развязного и дерзкого Османа-токсабы. Этот человек, славившийся своей разнузданностью и своеволием, полным презрением ко всем заслугам беков и хакимов, в тот день пребывал в подавленном настроении, как если бы перебили всю его семью. И хотя все знали, что семей у него насчитывалось более дюжины по всему ханству, и многие подозревали его в родственных связях с Сатаной, выглядел Осман разбитым.
Рядом безучастно стоял гератский наследник, Искандер-хан из рода Баракзаев. Жёсткое лицо его не отражало никаких чувств. Проходя мимо Османа, он слегка покачал головой и пальцем указал на свои глаза, а потом на глаза токсаба, будто желал его в чём-то упрекнуть. Осман нахмурился. Потом отрицательно покачал головой и демонстративно сжал рукоять своей шашки, тем показав, что упрёка он не принимает.
Ахмад-мирахур выглядел как в прежние времена, и многие узнали в нем того бахадура, что повергал в тоску и скорбь всех врагов Бухары.
— Он бахадур, и помощник ему Аллах! — восхищённо шептали придворные.
На помост вывели двоих мужчин. Лица их были синими от кровоподтёков, шаровары разодраны. Они стояли босые, с оголёнными торсами и непокрытыми головами. У одного из них был вырван клок волос на голове, а под рёбрами кровоточила рана. Светлые, соломенного цвета волосы второго напоминали размоченный веник. Руки у обоих были связаны за спиной, а ноги волочили цепи с гирями на концах.
Палач поочерёдно вдел их головы в петли. Для пущей надёжности он затянул узлы так, что у смертников едва не выкатились глаза.
На помост поднялся человек в высокой белой чалме и громко проговорил:
— Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Отрекитесь от своих идолов и произнесите слова шахады[88]. И тогда вы будете помилованы, ибо пред вами откроется свет истины.
Один пленник, казалось, заколебался. Петля тянула его наверх, и он едва касался помоста пальцами ног. Он сделал два шажка вперёд, и мулла наклонился, дабы выслушать его и потом засвидетельствовать появление нового правоверного и подданного эмира.
Сорванным голосом человек хрипло пробормотал:
— Верую во единого Бога Отца, Вседержителя… и во единого Господа Иисуса Христа…
Мулла отшатнулся от него и гневно махнул рукой палачу. А мужчина продолжал все громче:
— …Сына Божия, иже от Отца рождённого, единосущного…
Палач выбил у него из-под ног подставку, и слова навсегда застряли в его горле. Вместо них из раскрытого от удушья рта вывалился посиневший язык.
Второго пленника мулла спрашивать не стал: дикий взгляд умалишённого был красноречивее слов. Несчастный успел взмахнуть завязанными ногами и лязгнуть цепями, проявив своё непокорство.
Мулла вздрогнул.
От тяжести гири, привязанной к цепи, шейный позвонок хрустнул, и мужчина с соломенными волосами мгновенно умер. По ноге струей потекла моча и закапала на цепи.
* * *
За отрядом Искандер-хана тянулся небольшой обоз, ещё меньший, чем когда они выходили из Джизака. Отряд торопливо шёл вдоль Зеравшандарьи и искал удобный брод.
Как будто желая ещё более озлить этих искателей славы и поживы, воздух охладился, а ветер наполнился стужей. Небеса разверзлись дождями. Река разлилась и превратила окрестные поля в непроходимые топи. Впрочем, местным дехканам это нисколько не вредило, поскольку их пашни находились поодаль, зато для наёмников путь делался всё более скверным.
В начале почитаемого месяца раджаба[89] эмир во всеуслышание объявил, что любые военные действия должны быть остановлены, ибо этот месяц должен принадлежать Аллаху. По его приказу муфтии издали фетву о том, что правоверным следует провести месяц в покаянии и молиться, чтобы им довелось дожить до священного месяца рамадана[90].
В доказательство чистоты своих помыслов эмир велел отпустить посольство христиан, которое уже почти год томилось в Самарканде. Вместе с послами, которым вернули их личные вещи и заодно нагрузили дарами, отправилась бухарская миссия. Этим эмир проявлял свою добрую волю даже по отношению к врагам.
Только самые приближенные к государю вельможи знали, что это было не более чем уловкой, попыткой выиграть время, пока в благородную Бухару прибывали посольства из мусульманских держав, дабы сколотить союз против неверных. Ждали послов афганского эмира Мухаммеда Афзала, кокандского хана Худояра, кашгарского владетеля Якуб-бека и хивинского правителя Рахим-хана. Поговаривали даже, что эмир послал своих эмиссаров к халифу, османскому султану Абдул-Азизу. И ещё меньше людей догадывались, что на этот шаг правителя толкнул совет вновь вошедшего в милость Османа-токсабы. Тот уверял, будто, заняв укрепленный Джизак, христиане удовольствуются этим и распустят своих сарбазов на зимние квартиры в Ташкент.
Эмир внял своему советнику и вместо того, чтобы идти отбивать Джизак, как умолял сделать Ахмад-мирахур, с основным войском отправился в Бухару. Дворец — это не аулы кочевых узбеков, и политика была стихией, противной бахадуру. Поэтому, когда он вернулся с воинами нескольких объединённых племён и боевой добычей, то был принят с большим почётом. Он оказался в такой милости, что ему был дарован титул диванбеги — главы совета, который не должен покидать столицу, благородную Бухару, и обязан неотлучно находиться при государе. Над узбеками, способными завоевать любое бекство или поменять неугодного им правителя, был поставлен менее влиятельный человек.
Эмир был научен сражением у Ирджара и более не рисковал лично возглавлять войска в открытом поле. Слишком много нерешительных сердец внутри державы избирают путь мятежа, когда правитель терпит поражение.
В благодарность за мудрые советы эмир назначил Османа-токсабу начальником гарнизона Самарканда и этим вручил ему поводья власти над вилайетом. И бухарское войско повернуло в глубь державы, дабы подданные видели всю его мощь и уповали на Аллаха и на его наместника — эмира. Все буйные должны были вложить головы в ярмо покорности, а все сомневающиеся — воспрянуть сердцами в эти трудные времена.

— Отправляйся-ка в крепость Нурату, Искандер-хан. Нечего тебе тут делать. Разбойничий вид твоих горцев до одури пугает горожан, — заявил Осман, знавший о неутолимой страсти горцев мстить своим обидчикам.
Искандер-хан не являлся приближенным эмира, но благодаря своему происхождению, а также руководя одной из наиболее боеспособных и хорошо вооружённых частей войска, пользовался его благосклонностью. Но как только эмир ушёл и самаркандский гарнизон возглавил Осман-токсаба, отношение к нему изменилось.
— Ты должен возблагодарить нашего падишаха за то, что он не распустил войско. Иначе тебе пришлось бы возвращаться в свои горы. А там, думаю, сыновья твоего доброго родича Дост Мухаммада примут тебя как долгожданного брата. Ох и лютый бы конец тебе приключился!
— Ты мне должен.
— Вот как, вот как? А можешь ты это подтвердить? Или это пустые слова? — деланно возмутился Осман. — Почему ты не обвинил меня перед падишахом?
Искандер-хан усмехнулся, и лицо его сделалось свирепым, как морда рычащего тигра. Он был неприятен большинству вельмож, потому что его боялись. Но Осман давно продал свою душу, и единственное, что его пугало, это возврат в прошлое, где он был лишь провинившимся казаком, которого едва не запороли до смерти за то, что он отобрал коня у какого-то, как оказалось, мирного киргиза. Впрочем, прошлое не только пугало его, но и манило. Ничего больше он так не желал, как в начале лета отправиться в лес по грибы или после Медового Спаса прийти на толоку и помочь соседям в жатве, отведать густой овсянки с салом после Дожинок, обрядиться в медведя на коляду и пугать деток, а потом распевать с парнями и девками: «Коляд, коляд, колядница, добра с мёдом паляница…»
В Бухаре он был одним из самых могущественных людей, но и одним из самых несвободных. Осман был рабом эмира — и рабом своих страстей. Все желания, все несбыточные грёзы, которые снились ему в юношестве на сеновале, здесь воплотились в быль. Но за это он продал свою бессмертную душу. И уже теперь, при жизни, быстро насытившись сиюминутными удовольствиями и потушив горячку тщеславия, он впал в сомнения и тоску. Душа его терзалась и находила успокоение в жестокости и новых необузданных проявлениях его тёмной натуры. Но иногда, будто дымок из потухающего костра, в нем вспыхивала благодать, и он вспоминал о Боге.
И сейчас, когда на регистане происходила казнь, он хотел быть одним из тех, что болтались в петлях. Но не мог. И, как и прежде, каждый день был для него все равно что последний.
— Слушай, что мне рассказал один остроумный улем. Однажды мулла проповедовал афганцам и рассказывал им о садах рая. И один вождь спросил муллу: там есть разбой и грабёж? Мулла ответил, что не может такого быть в раю. Тогда афганец воскликнул: для меня такой рай всё равно что ад! — Осман расхохотался и, к своему удивлению, обнаружил, что Искандер-хан смеётся вместе с ним. Так смеётся, как Нечистый ловец, поймавший душу бывшего праведника в свои силки. — Но вот что, хан. Отправляйся со своими людьми в Нурату. Встанете там на постой. Здесь я не могу кормить твоих голодранцев, а не то они обожрут пол-Самарканда. Тамошнему беку я написал, он будет выдавать вам жалованье, и вы станете частью его гарнизона. Теперь каждая крепость должна давать отпор русским. Такова воля падишаха.
— Души даны людям только на хранение. Разве от своей судьбы убежишь? — молвил Искандер-хан и удалился.
* * *
Наёмники шли на северо-запад, все дальше отдаляясь от Тамерлановых ворот, где теперь проходила фактическая граница с христианами. Нурата была небольшой ветхой крепостью, раз в десять меньше Джизака, у самой оконечности Нуратинского хребта. От его подножия простиралась бездна раскаленных докрасна песков. Твердыня уходила корнями в древний курган, под которым покоился неизвестный герой.
Речки в городе не было, однако воды было предостаточно: она поступала из системы подземных источников, которую жители прикрепостных кишлаков почитали святыми. Полководцы Искандера Зулькарнайна знали, где ставить свои крепости, а именно на остатках тех стародавних стен и стояли нынешние — из смеси обожженной глины, пучков соломы и горного камня. Жители окрестных кишлаков слыхали, что во времена Искандера Аллах уронил небесный камень неподалёку от крепости и проявил к людям этих мест особое благоволение, поскольку камень этот пробил скалы, явив их взорам источник, полный священной и целебной воды.
В крепости была мунша — баня, небольшой регистан, где по третьим дням ставили свои лавки местные купцы, менялы и ремесленники, за которыми следил базар-баши, и две небольшие мечети, выстроенные возле мазаров святых старцев. Повсюду торчали уже отплодоносившие, безлиственные ветки джиды, айвы и даже миндаля, а в кишлаках в тёплое время промышляли выращиванием табака и мака. Теперь все урожаи были собраны и склады жителей ломились от припасов.
Места в крепости было много, поскольку гарнизон составляли всего две сотни сарбазов местного бека. Но он не пустил прибывший отряд внутрь, сославшись на нехватку домов. Только Искандер-хану и самым приближённым его людям было предложено место в довольно богатом доме, снаружи украшенном лепкой из извести. Заместо стекла на окнах светилась бумага, но её обещали заменить на бычьи пузыри или вовсе заделать, так как приближались холода.
Остальные расположились в кишлаке неподалёку, на сеновалах, в амбарах, на конюшнях и в курятниках при домах местных жителей.
Бабаку и Косоглазому, настоящее имя которого было окутано тайной даже для него самого, повезло больше остальных. Благодаря тому, что Бабак был десятником, а также тому, что они храбро проявили себя при обороне Джизака, им было велено разместиться при доме зажиточного дехканина, владевшего виноградником. Они расположились на постой в его сушильне — самом высоком строении кишлака. На втором и третьем ярусе этой причудливой постройки сушили светлый и тёмный виноград, а также абрикосы и сливы, которые дехканин покупал на зиму. Теперь высушенные плоды были собраны и спрятаны в погреба, а в строении раскинули свои постели неприхотливые афганцы.
— Будь проклят этот жалкий кишлак и нуратинский бек! Прошло уже три дня с тех пор, как мы прибыли, а он всё ещё не заплатил нашего жалования. Я слышал, что наш хан уже продал что-то из своего личного имущества местным торгашам, чтобы у наших коней был клевер. О соломе и ячмене и мечтать не приходится. Что уж говорить о наших обездоленных желудках. У этих дехкан склады набиты припасами, а мы вынуждены покупать нут и кукурузу по высоким ценам! — который раз за три дня возмущался Бабак.
— Не пойму, зачем они испытывают наше терпение? Ведь то, что они нам продают за монеты, мы бы могли взять и даром, — поддержал его Косоглазый.
— Хан не велел обижать людей. Во всяком случае, пока. А ты что думаешь, кафир?
Крашевский дожёвывал жареную крупу, смешанную с какими-то хрустящими кореньями.
— Пёсья еда, — согласился и он, не прекращая трапезы, хотя совсем не понимал сказанного.
— Вот! Даже кафиру всё это не по нраву, — обрадовался Бабак, как будто научил собаку говорить.
Светловолосый пленный нравился ему всё больше по мере того, как борода на его лице приобретала форму топорища, а усы наполнялись пышностью и закручивались волнами. Это напоминало ему отца Искандер-хана Ахмада, который погиб в Герате немногим раньше, чем его дядя Дост Мухаммад овладел городом. Бабак был с ним всю жизнь, а теперь служил при его сыне.
Но Косоглазый не поддерживал этого дружелюбия.
— Мы ещё должны кормить этого грязного кафира! Даже псы и те разбегаются, когда он идёт по кишлаку. Тьфу!
Крашевский вскинул не то испуганный, не то неприязненный взор на Косоглазого. Ему не требовалось знать язык, чтобы понимать, кто ему враг. Если добродушный Бабак вызывал в нём чувство благодарности, то этот урод с оспинами и глазами, глядящими куда-то в разные дали, явно не стремился уживаться.
Поляк, продолжая жевать, оскалился, как загнанный зверь. Но был он раненым хищником или запуганной дичью, он и сам бы затруднился ответить. А вот Косоглазый прошлым вечером убедился, что клыки у этого зверя ещё не обломаны.
Ему оставалось только чесать макушку, когда он обнаружил, что заместо светловолосого пленного люди купца, которого послал Осман-токсаба, увезли лежачего. Он готов был поклясться, что тот, в военном мундире при галунных погонах, сидел возле колодца с раскрытой от жажды пастью, и выглядел как умирающий. Согласно уговору, Косоглазый должен был не заметить арбу евреев и пропажу этого женоподобного пленного. За этот недогляд ему было уплачено золотом.
Искандер-хан едва не выколол Бабаку глаз за такое ротозейство. Ведь Бабак был старшим и ответственным за обоих пленных. Косоглазому всё сошло с рук, но обещанного второго кошеля он не получил, так как его заказчик, грозный Осман, получил заместо живого пленного — полумертвого. Что с ним сделалось дальше: казнь, заточение, пытки — это Косоглазого уже не касалось, но он желал бы, чтобы на месте тихого пленного, который вот-вот и сам помрёт, был этот, с дерзким взглядом и наглой рожей.
Уже тогда Косоглазый невзлюбил этого неверного. Кроме того, ему казалось, что тот знал о его предательстве, и Косоглазый жутко боялся, что пленный вдруг заговорит на пушту и обвинит его перед ханом. Это был не более чем страх виновного перед справедливым судом, но для Косоглазого он был более чем истинным. Теперь он всячески искал повода, чтобы пленный его оскорбил или как-то задел. Тогда у него будет причина избить его так, что он едва ли сможет заговорить.
И повод появился прошлым вечером. Светловолосый огляделся по сторонам и, видимо решил, что стражники заняты своими делами. Его больше не били, поскольку хан запретил его увечить. Было непонятно, для чего хан его бережёт, но ослушаться его никто не смел. Тем более после того, как они упустили одного пленного.
Кафир достал из кармана украденного мундира какую-то бумажку, и лицо его сделалось почти счастливым, глаза увлажнились, а рот скривился в блаженной улыбке. Такое поведение не подобало пленному, и Косоглазый насторожился. Он подкрался к кафиру сзади незаметно — и резким движением выхватил бумажку.
И ни на минуту не пожалел о содеянном!
Он отскочил на несколько шагов и уставился на изображение. О Аллах, что это была за картинка! Белокожая дева без стыда открыла своё лицо! Глаза цвета безмятежного неба, дерзкая улыбка, будто приглашающая мужчину прикоснуться к нежным губам… Но нет, не так целомудренно! Она словно звала овладеть ею, глядя прямо в изрытое оспинами лицо Косоглазого.
Он громко крякнул от удовольствия, и это заметили несколько его соратников. Он попытался ревниво спрятать от них чудное изображение, стремясь сберечь его для себя. Но товарищи не дали ему отстраниться, и пришлось показать им найденное сокровище. Суровые воины уже много месяцев не видели своих жён, и все стремились подольше задержать взгляд на красавице. Впрочем, некоторые разумно отвернулись, чтобы не ввергать себя в искушение, а иные — дабе чрезмерно не восхититься изображением человека, что они считали противным Всевышнему.
— Это твоя жена, кафир? О Аллах! Что за наваждение!
Косоглазый хотел посмеяться над своей жертвой, да не мог. Больно он был возбуждён.
Воины весело и незлобливо заулюлюкали, вспоминая своих жён.
Крашевский не смог выхватить фотокарточку сразу. Косоглазый был проворен. Впервые за долгое время поляк не чувствовал страха, подавлявшего волю. Он вскочил и стал надвигаться на своего стража, но того сразу обступили приятели. Страх вернулся и как тявкающий шакал стал подгрызать его нутро.
Но злость была велика. Больше страха.
— Скажи, кафир, есть у тебя от неё дети? Ох… Я бы хотел от неё детей!
— Клянусь святыми мощами, я вырву тебе глаза, если ты не перестанешь смотреть на неё! — промолвил он, как хлыстом ударил, и продолжал надвигаться на Косоглазого с протянутой рукой.
— Чтобы делать с ней детей, глаза не нужны, кафир. Нужно кое-что другое! — И мерзавец почесал в паху.
Афганцы даже расступились, когда пленный, как разъярённый буйвол, надвинулся на потерявшего осторожность Косоглазого. В глазах у многих появился интерес.
Косоглазый, не ожидавший такого напора от пленного, стал отступать. Но потом посмеялся над собой: разве не этого он добивался? Пусть только этот жалкий кул сделает резкое движение — и он рассечёт ему глотку своим кинжалом до самого позвонка. И никто не посмеет обвинить его.
Тогда Крашевский бросился на него, размахивая кулаками, как кувалдами, но Косоглазый уже был к этому готов. Он легко отпрыгнул в сторону, сумел подставить плечо и сильно толкнул пленного под мышку. Поляк споткнулся о камень и рухнул на землю под крики и смех наёмников.
Но он поднялся и, сгорая от бешенства, снова пошёл на Косоглазого. Тот тоже злился, но время было упущено. Теперь убить пленного значило то же самое, что перерезать глотку безобидному барану. Нужно было выхватывать кинжал, когда тот напал на него первый. Теперь же это было не более чем игрой.
Косоглазый выхватил саблю и остановил Яна на расстоянии вытянутой руки.
— Ну что, кафир, хочешь свою девку?
Но Крашевский продолжал наступать, даже несмотря на то, что кончик клинка упёрся в шею, и кожа стала медленно вскрываться. Он был подобен медведю, который всем своим весом наседал на упёртую в землю охотничью рогатину. И Косоглазый сдался, не желая становиться посмешищем для товарищей, ибо как бы дело ни повернулось теперь — он оказался бы в дураках. Вступать в бой было глупо, поскольку убить пленного было нельзя.
Косоглазый бросил на землю фотокарточку и хорошенько притоптал её.
— Забирай, кафир! — Он отступил на шаг.
Крашевский попытался посмотреть врагу в глаза, но это ему не удалось, поскольку было непонятно, куда они глядят. Тогда он опустился на корточки и поднял фотокарточку Лизы.
Косоглазый плюнул на него сверху и сразу же толкнул подошвой в плечо, чтобы избежать дальнейшего сопротивления. Пленник растянулся на земле, и афганцы потеряли к нему интерес.

— Одно хорошо — вода здесь вкусна, как шербет, — продолжал говорить Бабак.
— Наверное, ты шутишь. Давно ли ты пил шербет? Ха-ха! — ответил Косоглазый, пытаясь поддеть товарища так же, как тот постоянно проделывал с ним. Но получилось нелепо.
— Я каждый день пил сладкий шербет в гератском дворце у отца нашего хана. Ты тогда валялся в хлеву пьяный и хрюкал, как грязный кабан.
Наёмники, что сидели возле костерка Бабака и Косоглазого возле дома богатого дехканина, рассмеялись. И Косоглазому оставалось только досадовать на своё косноязычие. Обижаться на слова Бабака он не смел, ибо за плечами того было больше боевых походов, чем Косоглазый мог сосчитать на пальцах обеих рук, — это было наибольшее число, до которого он умел довести счёт. Бабак был при Гандамаке, когда афганские войска преследовали и уничтожили больше пятнадцати тысяч красномундирников-фарангов генерала Эльфинстона. По сей день многие воины Афганистана носили британские сабли, ружья со штыками и револьверы, а в кишлаках вместо ковров висели английские знамёна и стариков обслуживали индусы, взятые в плен и обращённые в рабство. Это были боевые трофеи, которое они отняли у врага, ступившего на их землю. Впрочем, захваченное ими европейское оружие успело устареть, ведь битва при Гандамаке произошла больше двадцати лет назад, а нынче над Кабулом реял флаг британской Индии с красными и белыми крестами на синем поле. Та победа оказалась ненужной.
И всё же это оружие было лучше, чем те фитильные древности, которыми часто вооружались сарбазы бухарского эмира.
Горцы ели такую же скудную похлебку, что и Крашевский. Только Косоглазый отказывался от еды, и многие подозревали, что он подкрепляет силы вином, ибо из его рта разило, как из логова джиннов. Наёмники не брали у дехкан ничего даром, только за оплату. Так велел их хан. Косоглазый был единственным, кто ни на что не жаловался, но это никого не смущало, ибо все были уверены, что он заложил своего коня. Никто из них не мог знать, что к концу зимы они все заложат своих коней и ценности, ибо бек не собирался платить им жалованья.
После спасения поручика Крашевскому сделалось легко и спокойно. В немалой степени этому способствовало то, что, обнаружив исчезновение одного из пленных, афганцы не стали бить и увечить поляка, хотя его пособничество в бегстве Кирсанова было очевидным. Кроме того, он чувствовал, что совершил нечто достойное дворянина и человека. Он пожертвовал собой. И теперь, если этому горскому князю вздумается его пытать, а он будет вопить, как свинья на скотобойне, выть и умолять о пощаде, даже этот позор не отнимет у него гордости за свершённое.
Он принял крест, уготованный для Кирсанова, на себя вместе с погонами, вместе с присягой, которую тот давал царю. А в кармане лежал Коран, принесённый добрым Ибрагимом.
Как преодолеть жгучий стыд и даже немного заглушить страх, Крашевский придумал. Но как преодолеть боль, он по-прежнему не знал, и это давило на него, внутри всё сжималось. Наверное, так всю жизнь ощущают себя крепостные, думал бывший помещик Ян Крашевский. Они ходят с согбенными спинами, не смеют глядеть в лицо и тем более в глаза господам, дабы не привлечь ненужного внимания. У них чешутся иссечённые спины, даже когда к ним годами не прикасался хлыст, кости их ноют при одном виде палки, а к старости, годам этак к сорока, эти люди и вовсе скрючиваются и сморщиваются от жизни, проведённой в страхе и невежестве. Поляк вспомнил, как однажды дед велел запороть до полусмерти своего крепостного за то, что тот без спросу собирал грибы в его лесу. Дед при этом приговаривал: «Видно, его спина соскучилась по ласке…» Так он шутил, и маленький Ян весело смеялся.
Впрочем, когда боль достигнет предела, когда он станет вопить так, что сотрясутся небесные своды, может быть, у него будет одна возможность спастись. Купец Ибрагим как-то говорил, что мусульмане не смеют обращать в рабов других мусульман, если только те не персы. У них была какая-то давняя неприязнь между собой, в которую Крашевский не очень вникал, но в лагере поговаривали, будто бухарский эмир и все его беки весьма благосклонны к любому христианину, принявшему их веру и поступившему к ним на службу. Но ему не надо было золота и почестей от этих дикарей. Ему надо было только выжить и сохранить хотя бы едва тлеющую надежду вернуться в Ташкент и вновь увидеть любимое лицо. И, может быть, однажды, когда их детям придёт пора учиться, он свозит всю семью ненадолго в Каменец-Подольский и покажет Лизе места, где он мальчишкой охотился со своим дедом в лесу и где насмерть пороли провинившихся крепостных…
А что, усмехнулся нечестивец Крашевский, эти ли не выход? Он ведь прежде хотел биться против войск русского царя! На мгновение эта мысль показалась настолько здравой, что Крашевский даже несколько обмяк плечами. Бессмертная душа его мало волновала, но следующая мысль окатила ледяной волной, вмиг смыв разыгравшуюся в голове блажь. Ведь тогда ему придется стрелять в отца Андрея, рубить таких же бравых солдат, как те, с которыми он шёл на стены Джизака, наводить орудия на таких, как тот некрасивый капитан. Придётся рубить и увечить таких, как войсковой старшина Саблин, пусть даже столь неприятный лично ему. А Лиза будет ухаживать за теми, кого он изранил. Она будет петь им песни и, может, однажды полюбит какого-нибудь офицера, вы́ходит и будет гулять с ним по парку и мечтать…
Вспомнились слова гимна Юлиуша Словацкого, повествующего о смутных думах скитальца. И песня так яростно захватила сердце поляка, что мятежный дух устремился наружу. От злости, от бессилия, от безнадёжности, под мрачными, подозрительными взглядами стражников, вопреки тяжкой судьбе и будто в пику всему происходящему, Ян запел:
В краю родном ребенку наказали
Молиться обо мне в слезах сердечных;
И оттого, что я вернусь едва ли
Из странствий вечных,
И ничему молитва не поможет, —
Смутно мне, Боже! Смутно мне, Боже!


Афганцы, которые в последний раз слышали звуки сетара[91] и неумелые стуки по барабану-дхолу ещё до отправки в Джизак, не только не воспрепятствовали этому проявлению чувств, но и с интересом дослушали песню. Музыка, которой Искандер-хан прежде потчевал гостей, давно смолкла. Поговаривали, что инструменты, которые у него имелись, были распроданы сразу после того, как юношу, игравшего на них, убило на стене Джизака.
Загрубевшие сердца горцев, которых Крашевский считал дикарями, были не чужды таким развлечениям, и афганцы оказались на редкость благодарными слушателями, хоть шляхтич пел и не для них.
И только Косоглазый ухмылялся, потому что видел приближение самого сердара[92] Расула, личного нукера[93] Искандер-хана.
Крашевский вздрогнул и сжался, когда его окликнули.
— Пойдём, кафир! Тебя зовёт Искандер-хан, — промолвил посланник скорбно, как если бы жалел приговорённого к смерти.
Сердце поляка стукнуло, предчувствуя конец.
Крашевский покорно встал. Бабак и остальные смотрели на него с жалостью, и даже Косоглазый вместо того, чтобы потирать руки, удивлённо раскрыл рот.
От шляхетского гонора не осталось и следа. Но осталось ли толика человеческого достоинства? Это Яну вскоре предстояло выяснить, ибо он шёл на встречу с самим дьяволом.
Но Коран во внутреннем кармане согревал, как последняя надежда.
* * *
Крашевский был уверен, что сейчас начнётся настоящее унижение. Его принудят встать на колени, а то и вовсе распластаться перед восточным правителем, причём не самым влиятельным. Ян уже был знаком с замашками мелких князьков, насмотревшихся на знатных вельмож и с малолетства сжигаемых завистью. В конце концов, он сам некогда был мелкопоместным владетелем. А теперь и ему предстояло испить чашу позора…
Однако ничего подобного не произошло. Когда пленного подвели к человеку в выглаженном бархатном халате с позументами, тот произвёл на поляка удивительно хорошее впечатление. Пахло от него какими-то душистыми травами, и весь вид будто дышал свежестью. Остриженные усы и короткая борода выдавали в нем человека чистоплотного, впрочем, такими были почти все эти дикари. Первым делом после пыльных дорог они искали воду, дабы утолить жажду и умыться.
Искандер-хан сидел перед зеркальцем и с сосредоточенным видом расчёсывал бороду маленьким гребнем-тараком. Если он и был похож на дьявола, то разве что лукавством и обманчивостью производимого впечатления. Вместо рогов на голове у него обнаружилась аккуратно подстриженная шевелюра, а вместо козлиных ног с копытами — несколько искривлённые от верховой езды, но все же вполне пристойные ноги в красных шальварах из саура.
Крашевский склонил голову и вымолвил:
— Салям алейкум…
И тут же мысленно проклял себя за такое малодушие.
Искандер-хан удивлённо вскинул глаза.
— Машаллах… Уалейкум ассалям!
Вид Расула также говорил о его растерянности.
Искандер-хан махнул рукой, и под Крашевским, будто по волшебству, оказался маленький бочонок. Он сел, ожидая какой-нибудь подлости: пинка, подзатыльника, насмешки, а может, сейчас его ноги вытянут вперёд, дабы отсечь ступни… И начнётся скорбный путь рабства.
— Это ты помог своему другу сбежать?
Крашевский не сразу понял, что этот страшный человек обратился к нему по-русски.
— Я… — Сердце его возликовало. Он нутром чувствовал, что не мог человек, понимающий эту речь, оказаться бездушным варваром. Если бы слова хана прозвучали по-польски, он бы не так радовался, как теперь. И первым желанием было спросить, что случилось с Кирсановым, но он разумно отклонил эту мысль: отвечать вопросом на вопрос было опасно. — Я.
Искандер-хан кивнул своему нукеру. Показалось, что так он подтвердил какой-то ранее отданный приказ. Крашевский потёр горло, ожидая предательского удара кинжалом.
Но и теперь нападения не последовало. Дьявол, причесав бороду, принялся осматривать свои ногти. Крашевского невольно поёжился: корка грязи на теле теперь особенно ощущалась, ибо он исходил липким по́том.
— И никто тебе не помогал?
— Нет… Я один…
Искандер-хан кивнул, и нукер похлопал Крашевского по плечу. Аудиенция была окончена.
Следующее событие показалось не менее ошеломительным. Ханский нукер отвёл Крашевского в баню и не менее часа намыливал ему спину среди мутного пара хаммама.
И поляк впервые за долгие дни почувствовал себя человеком. Он почувствовал к Искандер-хану нечто смутно похожее на благодарность. Что-то подобное он испытывал и к стражнику Бабаку, хотя догадывался, что именно этот улыбчивый мужчина лет пятидесяти приласкал его по голове булавой на стене Джизака. Всё же он жил и спал рядом с поляком, разговаривал и шутил, ходил теми же тропами и разве что чаще мылся.
Но был ещё этот косоглазый чёрт, который все норовил поиздеваться над безоружным пленником…
* * *
Судьба Крашевского оставалась всё такой же туманной, и его будущее колыхалось в воздухе, как синий кальянный дым.
Вскоре Искандер-хан снова позвал пленного к себе — и снова его удивил. В своей лаконичной манере и с сильным восточным выговором, который он временами небезуспешно подавлял, он спросил, кто такие уральцы. Крашевский рассказал всё, что знал. Рассказал он, что уральцы — конница, которой располагали русские военачальники. Рассказал об их жизни, насколько он познакомился с ней за время своего пути из Оренбурга в Ташкент, об их службе на этой войне. Отчего-то, точь-в-точь как изложил ему отец Андрей, он пересказал подвиг есаула Саблина под Иканом, когда тот едва не погиб, оказавшись во главе сотни уральцев на пути многотысячной конницы эмира. И ощутил смутную гордость. А потом подумал о смелой казачке, что ухаживала за ранеными, — и умолк.
Искандер-хан произнёс:
— Я бы желал, чтобы мои люди брали пример с таких воинов.
Крашевский глупо кивнул. А Искандер-хан продолжил на своём языке:
— Ты помнишь тех двоих, Расул?
— Да, хан. Стойкие люди.
Они вспомнили, как храбрец Ахмад-бахадур искупил свою вину за отступление из Джизака. Он велел своим людям седлать аргамаков и отправился в горы, чтобы воевать с неверными или сгинуть, загородив своим телом долину Зеравшана. Там к нему стали стекаться кочевые узбеки, чтобы присоединить свои сабли и пики к войску славного бахадура. Наконец они столкнулись с русской разведкой, и состоялся короткий бой, не принёсший победы ни одной стороне.
Но бахадур был опытным военачальником. Он знал, что в Джизаке едва ли хватит припасов, чтобы прокормить христианское войско, а также окрестное население, которое попало под власть кафиров. Вскоре последние будут вынуждены искать провиант в ближних кишлаках.
Так и вышло. Ночью Ахмад устроил засаду и напал на фуражиров. Он потерял несколько человек и сам был ранен в плечо, но превосходство было на его стороне, ибо его воины хорошо знали местность. Они обратили русских в бегство и сумели пленить двоих казаков.
То оказались уральцы. Ахмад-бахадур предъявил их эмиру как доказательство своей решимости и дальше защищать долину Зеравшана. Пленникам было предложено перейти в ислам и поступить на службу к эмиру. Они отказались. И приняли мученический венец.
Искандер-хан вознёс короткую молитву за спасение душ неверных и отпустил Крашевского.

Шли дни, и снежная шапка на горных пиках спускалась всё ниже, прекрасные крутые склоны заволакивало белизной. Местные жители всё плотнее запахивали бешметы, отороченные овечьим мехом, и всё глубже нахлобучивали на головы тёплые тюрбаны из кашемировых платков. Здесь люди жили в достатке, поскольку крепость Нурата была отдалена от границ, редко подвергалась нападениям, а уж разорений не ведала со времён эмира Насруллы. Дотянуться до неё было трудно даже вездесущим людям мехтара, отвечающего за сбор зякета в пользу эмира, так что населению жилось относительно вольготно.
А на наёмниках одежда ветшала. Пищи в их тарелках становилось всё меньше, и всё больше она напоминала лошадиную. Многие стали продавать свои вещи: гребни, пороховницы, огнива-чакмаки, сафьяновые кошельки, — чтобы купить себе кусок подсохшей, жёсткой баранины. А бек всё тянул с выплатой жалованья, ссылаясь на то, что, дескать, шахрисабзцы снова подняли знамя мятежа против эмира и золото из Бухары не поступало. Наёмники роптали, и Искандер-хан всё чаще заставлял их упражняться в сабельном бою, чтобы хоть как-то унять их свирепый нрав.
Крашевский видел, что бульон в общем казане, из которого наливали похлёбку и ему, становится жиже. Он стал возмущаться вместе с Бабаком и другими, которые уже приноровились разговаривать с ним словами и жестами. Он стал среди них кем-то вроде оракула: они обращались к нему с каким-то спором, и если он кивал, то побеждала одна сторона, если качал головой, то другая.
Крашевскому теперь дозволялось бродить по кишлаку. Многие из наёмников знали его в лицо. Поляк давно оставил думы о побеге, ибо за ним наблюдали триста пар глаз и, даже если рядом не было афганцев, пуля из джезайля настигла бы его, решись он отойти подальше. Он уже не раз имел удовольствие наблюдать, как эти длинные ружья разят зверя почти за полверсты. Вот и теперь Искандер-хан отправился со своей свитой на охоту. Это была одна из редких возможностей разжиться мясом.
С прибытием чужеземцев один оборотистый дехканин-вдовец обустроил в своём доме чайхану. Наёмники давно истратили последние медные монеты, и всё же возле этого заведения каждый вечер играли тени от трёх причудливых фанусов[94], оттуда потягивало жареной бараниной и кальянным дымом, а по улочке разносился треск игральных костей.
Крашевский не мог пройти мимо, ему захотелось поглубже вдохнуть приятные ароматы. Когда он приблизился к калитке, то увидел внутри Косоглазого, который расположился в углу. Он бы и не заметил своего недруга, если бы не потешного вида хозяин этой корчмы, который визжал и хохотал, пока Косоглазый лупил его трубкой от кальяна. Место, где расположился афганец, было завешено ковром, но один конец завесы откинут. Поляк увидел, что стол перед посетителем ломится от съестного и выпивки.
Косоглазый тоже его заметил.
— Эй, ты! Кафир!
С отчаянием, которое может испытывать только провинившийся, Косоглазый кинулся к поляку, по пути грубо оттолкнув чайханщика.
— Что ты тут делаешь, вшивый осёл?! — кричал он на ходу, захлебываясь.
Не ожидавший столь буйной реакции Крашевский попятился, но, когда наёмник кинулся на него с кулаками, был вынужден обороняться. Он оттолкнул Косоглазого, и тот остолбенел от такого нахальства. Перепугался и поляк.
— Огрызаешься, кул? — Косоглазый снова набросился на пленного, но был остановлен звонкой пощёчиной.
Крашевский, который вдруг обнаружил, что они на этой узкой улочке одни, дал волю накопившейся ярости. Стоило ему вспомнить о том, как этот негодяй сопел и причмокивал, глядя на изображение Лизы, так осторожность и страх уступили место гневу.
Косоглазый в ответ выхватил длинный кривой кинжал и ринулся убивать обидчика.
Ни один из участников потасовки не слышал глухого топота копыт.
— Что тут происходит? — рявкнул сердар Расул.
Косоглазый на мгновение задержал выпад и не успел окончить дело. Это спасло поляку жизнь.
— Я хочу зарезать этого ублюдка, Расул. Не вмешивайся! — заорал обезумевший Косоглазый.
— За что? — послышался голос Искандер-хана.
Это был его отряд, возвращавшийся с охоты.
— Хан, позволь мне убить его! Он меня оскорбил, и тому есть свидетели!
Косоглазый был уверен, что, несмотря на пустоту улочки, из окошек окрестных домов на них с поляком устремлены множество глаз. Да и чайханщик молчать не станет. И это было нестерпимо обидно.
Афганцы устремили взоры на хана. Косоглазый требовал исполнения одного из принципов пуштунвали — неписаного кодекса чести, по которому жили эти люди. Он не взывал к суду, чтобы наказать обидчика по справедливости, но готов был сам свершить месть, как того и требовал их закон. И как бы жалко и отвратительно ни выглядел брызжущий слюной Косоглазый, Искандер-хан должен был отвечать.
Никто и ничто не смело противоречить закону пуштунов — ни хан, ни даже шариат. Судьба Крашевского, похоже, была решена.
— Этот, — хан взмахнул нагайкой в сторону поляка, — добыча Бабака. Если ты сможешь выплатить возмещение, то я дам тебе зарезать его прямо здесь.
Косоглазый как будто заколебался. Но злость на то, что грязный кул осмелился унизить его пощёчиной, да ещё на глазах у местных жителей и чайханщика, была слишком велика.
— Я выплачу возмещение.
Хан кивнул. Крашевский, невольно отступавший в сторону хана, в котором видел единственное спасение, упёрся спиной в его коня.
— Я слышал, у тебя есть золото, Косоглазый. — Глаза хана метнули молнию. Сердца тех, кто давно служил под его знаменем, замерли, и даже самые отчаянные головы опустились, дабы избежать этого взора. — Так что ты сможешь возместить.
Все поняли, о чём говорил хан. Многие подозревали Косоглазого в том, что тот укрывает от товарищей часть добычи и тайком ест от пуза и пьёт запретное вино. Но откуда у него появились деньги сейчас, когда отряд давно не брал добычу и кошели остальных бойцов были пусты, оставалось тайной, и потому никто не смел открыто обвинять его. А теперь все смотрели на уставленный яствами стол в чайхане, и Косоглазый понял, что чайханщик будет свидетелем не только его позора, но и того, как он втайне от своих соратников обжирался и пил.
— Если он тебя оскорбил — я не вправе тебе помешать, — продолжал Искандер-хан. — Эй, Расул! Дай неверному саблю. Закон не запрещает обидчику защищаться. На всё воля Аллаха. Если ты зарубишь его, Косоглазый, то так тому и быть — я сохраню тебе голову, а Бабак не взыщет денег. Вот моё слово.
Косоглазый был уверен, что победит, даже если на этого жалкого кула напялят кольчугу и нагрудник, водрузят его на крылатого аргамака и вооружат огнём джиннов. Но он понимал, что, даже сохранив голову и золото, которое ему заплатил за доносительство Осман, жить среди этих людей он больше не сможет. Впрочем, Искандер-хан не единственный, кому нужны бойцы. Когда Косоглазый прикончит этого презренного кафира, он предложит свои услуги нуратинскому беку, а если потребуется — поскачет в Самарканд и присоединится к сарбазам Османа-токсабы. Для такого опытного воина везде найдётся тёплое местечко.
Он решился, перебросил кинжал в левую руку, а правой медленно вынул длинную саблю.
Афганцы расступились и образовали круг. Жители соседних домов, высунувшиеся было на улицу, с перепугу опять спрятались, позапирали двери и калитки, но с азартом продолжали следить за происходящим. Всем было интересно, чем закончится ссора среди чужаков.
Расул протянул Крашевскому плохонькую саблю с хлипкой, расшатанной гардой и, видно, только что использованную на охоте. Она была затуплена, в то время как сильно загнутый шамшир Косоглазого мерцал холодным синим блеском, сулившим только одно — смерть.
На поляка глядели враждебные взоры. Это конец, подумал он. Это не честный поединок, а казнь. Даже если каким-то чудом удастся свалить Косоглазого, окружающие, будто свора гончих, набросятся на пленника и разорвут в клочья.
«Впрочем, пан Ян Жигмонд, хан снова тебя удивил! Он дал тебе возможность умереть в бою, как шляхтич, а не как жалкий раб».
Косоглазый сделал первый выпад, вероятно, рассчитывая, что враг от страха повалится на землю и запросит пощады. Это был выпад, с которого начинали учить сабельному бою пятилетних ребятишек в подольском имении Крашевских. Ян легко увернулся и отвёл удар ребром сабли. Противники начали кружить, приглядываясь и примериваясь друг к другу.
Косоглазый понял, что кул не даст себя зарубить, как барана. Понял он и то, что имеет дело с опытным бойцом: новички не могут так свободно перемещаться и одновременно орудовать саблей. Но это его не смущало. Он был силён, сыт и зол. И у него был кинжал во второй руке.
Следующий замах, удар — и пленный снова отвёл его влево от себя, но плечо осталось без защиты, и кинжал, полоснув, рассёк его до самой кости. Крашевский издал вопль, но Косоглазый от радости завопил ещё громче.
Правая рука Яна, державшая саблю, истекала кровью. Он учуял железистый запах, но боли отчего-то не было. Туловище и ноги помнили движения, которым обучал его дед. Будто в танце, Крашевский сделал несколько шагов…
«Боль придёт потом, Ян Жигмонд. Да такая, что запищишь громче монашки, которую застали за блудом. А пока у тебя есть минута-другая — пользуйся. Вольному помирать в поле — так, кажется, говаривал Кирсанов? Я ещё заставлю этих черномазых выпучить глаза!»
И рука Крашевского, вслед за ногами, заходила в изящном танце. Это была стародавняя польская крестовка, которой его зачем-то обучал дед. Теперь её защиты и выпады, казалось, применять было негде, ибо воины не носили больше доспехов, на сабли не крепились гарды-чашечки, защищавшие кисть, пешие бойцы не пользовались щитами или топориками-валашками, чтобы отводить удары. Крестовка нынче была не более чем фиглярством, но этот боевой танец настоящего шляхтича мог стать достойным концом его никчёмной жизни.
Крашевский рубанул сверху и горизонтальным блоком отвёл ответный удар. Потом проделал это ещё раз, и наблюдавшим показалось, что неверный вырисовывает крест своими движениями. Многие отшатнулись, но то, что он вытворял в бою, было неожиданно красиво. Каждое защитное движение становилось началом собственного выпада.
Косоглазый ничего не мог с этим поделать своей саблей. И только его кинжал норовил ещё раз достать плоть врага.
«А может, ещё поживешь, Ян Жигмонд? — внезапно поразила Яна очевидная мысль. — Ведь ты обещал прекрасной панне ещё раз погулять с ней по саду. Ты обещал помечтать вместе с ней. Грош тебе цена, ежели слово, данное самой лучшей из женщин, для тебя так мало значит. И грош тебе цена, ежели тебя зарубит пьяный кривой азиат, который ещё вчера доил коз в своём горном убежище!»
Он должен выжить. Он должен увидеть Лизу. Пусть даже потребуется десять лет провести в этой дыре!
И он перестал сомневаться и думать.
Пальцы разжались, и рукоять сабли совершила один оборот, пока кулак снова не сжался. Остриё теперь смотрело вниз.
Косоглазый решил, что кровоточащая рана наконец лишила руку соперника силы, и ринулся вперёд — добить поляка.
Крашевский отразил выпад. Клинок Косоглазого соскользнул по лезвию вражеской сабли к земле. Тогда невидимым движением кисти Ян развернул свой клинок и коротким, чётким контрударом по невозможной, казалось, линии, до самых внутренностей рассёк Косоглазому лицо. Этому старинному приёму, венгерской защите, дед научил его ради шутки. Применять его с нынешним оружием было всё равно, что заранее обрекать свою кисть на отсечение. Но здесь, в глухой бухарской крепости, он стал спасением.
Косоглазый повалился на колени, не успев довершить удар кинжалом, потом обмяк и рухнул щекой в землю. Зад его остался приподнятым, так что вся фигура напоминала склонённого в молитве старика. Глаза на рассечённом поперёк лице перестали косить.
— Стара курва! — выругался поляк и совсем неблагородно пнул покойника в живот.
Потом сплюнул и оглядел наёмников. И хотя сабля выпала из раненой, безвольно повисшей руки, взгляд его оставался волчьим.
Искандер-хан, наблюдавший за боем с коня, выехал вперёд и едва не задавил Крашевского.
Расул подбежал и угодливо взял поводья. Его глаза сверкали в освещённой факелами полутьме улочки.
— Теперь кафиру не избежать мести. Он не жилец, хан, — сказал он так, чтобы все слышали. — И уже никто не заплатит за него возмещение.
Хан улыбнулся:
— Разве кто-то посмеет обидеть моего гостя, Расул?
Он произнёс слово «нанауатех». Это означало, что Крашевский отныне не был ни пленным, ни тем более кулом. Он стал гостем самого Искандера, который взял его под своё крыло как сдавшегося врага, как путника, как страждущего, который обратился за помощью. И пока Ян находится под покровительством хана, ни один афганец не решится поднять на него руку.
Родичей Косоглазого здесь не было, а те несколько человек, что были его соплеменниками, стояли молча, ибо их терзал стыд за поведение мертвеца. Последнего теперь требовалось похоронить, и, может быть, через десять, через двадцать, через сто лет его потомкам достанется возможность отомстить. Остальные проходили мимо безжизненного тела не оборачиваясь и приветственно хлопали поляка по здоровому плечу, будто впервые видели.
Искандер-хан наклонился в седле и, подмигнув Яну, словно старому приятелю, сказал по-русски:
— Ты мне должен.
* * *
Короткие зимние дни тянулись для афганцев так же долго, как для умирающих, неспособных встать с постели. Первым своего племенного аргамака продал хан. Потом пришлось продавать фамильные драгоценности, выколупывать драгоценные камни из оружия, но и этих денег, вырученных у местного богача, хватило лишь на несколько дней. Затем коней стали продавать остальные, ибо их было нечем кормить, а самим есть хотелось ещё сильнее. Дехкане не зазнавались и давали хорошую цену, несмотря на то, что кони были исхудавшими и слабыми. Многим хватало одного взгляда на свирепых и голодных наёмников, чтобы поделиться с кем-то из них едой, но её было мало, чтобы прокормить три сотни человек.
Нуратинский бек по-прежнему не платил и сам всё время жаловался на отсутствие провизии даже для своих сарбазов.
Крашевский убил своего обидчика, и это позволило ему чувствовать себя мужчиной, а не боязливым бессловесным существом, то и дело вжимающим голову в плечи. Он вновь мог с достоинством глядеть в глаза и хану, и эмиру, да и русскому царю. Он был благодарен Искандер-хану за эту возможность и за подаренную волю. Как и за возможность вообще жить дальше.
Со дня смерти Косоглазого прошло почти три месяца. Хан часто приглашал Крашевского к себе. Теперь эти встречи не ограничивались одним-двумя вопросами. Искандер старался лучше выучить русский язык и стремился узнать как можно больше о боевой и походной жизни русских. Особенно его интересовало солдатское вооружение, осадная и полевая артиллерия, виды орудий, их дальность и меткость.
— Это дело мудрёное, хан. Русские офицеры изучают артиллерийское дело в инженерных училищах, корпят над книгами годами. Такого рода развлечения, признаться, не в моём вкусе. Полагаю, ты смыслишь в пушках гораздо больше моего, но вот что я тебе скажу. Орудия у них в ходу всегда, а хорошие пушкари — люди единичные и оттого всегда пользуются почтением.
Крашевский полагал, что этот бесспорно образованный, властный и доблестный человек стремится познать своего врага, дабы уметь лучше с ним воевать. И он рассказывал всё, что не могло бросить тень на честь дворянина. Конечно, он чувствовал некоторое сходство интересов, ибо оба они, как ему казалось, питают неприязнь к государю российскому. Но замечания хана часто заводили его в тупик.
— Значит, много мусульман в русском войске?
— Почитай, больше половины. Но то вспомогательные части, кочевники. А в пехоте служат и татары.
— И их не притесняют?
— Разумеется, нет, хан. Служат наравне с другими, справляют свои обряды, молятся…
— А ты? Ты отчего не молишься? — Искандер-хан вдруг вонзил в него острый взгляд.
— Нет во мне веры, — сконфуженно отвечал поляк.
И неизменно вспоминал историю мученика, в честь которого был назван. Давным-давно, в подольской усадебке, дед рассказывал ему историю мученика Ивана Кулика, а спустя лет двадцать ту же историю поведал отец Андрей. Удивительно, как Ян был близок к тому, чтобы повторить судьбу легендарного бедолаги. Да только он бы не выдержал ни телесных мук, ни тем более душевных, которые терзали бы его весь долгий путь рабства.
Искандер-хан, в свою очередь, многое рассказывал поляку о своей жизни, об истории своего рода, и оказался человеком древней, благородной фамилии. Он принадлежал к династии Баракзаев. Старшая ветвь этого рода теперь правила в Афганистане, а младшая, к которой принадлежал хан, потерпела поражение в борьбе за власть и частью была уничтожена, частью перешла на сторону победителей, а частью скиталась в изгнании.
Хан также объяснил, что для Крашевского значило быть его гостем. Поляк был свободным человеком и мог уйти, когда и куда ему вздумается — хоть к своим, хоть к бухарцам, да хоть бы и в саму Варшаву. Правда, если Яну вздумается уйти и таким образом отказаться от покровительства хана, то жить ему останется недолго, ибо родичи Косоглазого не столь благородны и не станут биться с ним на саблях. Его попросту задушат ночью на ближайшем постоялом дворе, вырвут сердце и съедят его.
— Едва ли ты можешь рассчитывать на их расположение, — заверил хан и какое-то время грозно глядел на поляка.
Он не уставал смеяться, видя неизменное воздействие таких шуток, ибо Крашевский не знал, чему верить, а чему нет, и страх по-прежнему иногда одолевал его гордость.

Крашевский понимал, что недолго сумеет протянуть на бухарской земле: любой правоверный сочтёт за счастье подстеречь его, переломать ему ноги, отнести в ближайший город и сдать тамошнему кадию или мулле. Убить кафира значило получить огромную награду, и многие были на это готовы, не считаясь даже с опасностью быть этим кафиром застреленным.
Но разве свобода — это не воля испытать свою судьбу? Хочешь уйти — уходи, просто считайся с последствиями. Ему никто открыто не препятствовал, как когда-то Саблин не мешал купцу Ибрагиму покинуть Ташкент. Как Яну позволили испытать судьбу в поединке с Косоглазым. Как не принуждали принять веру Магомета — но при этом называли кафиром.
И эта лукавая воля, дарованная ему Искандер-ханом, позволила многое разглядеть и многое передумать. Он жил так же, как и афганцы. Избавился от смрада, много дней исходившего от тела, стал мыться так часто, как не делал даже в своей усадьбе, вернулся к давно заброшенным упражнениям в сабельном бое и стрельбе. Чтобы избавиться от паразитов, стал наголо брить голову и подмышки по примеру Бабака, коротко остригать усы и бороду. Пристрастился к курению табака. И лишь иногда невольно грезил о тушёной свиной рульке и добром жбане крестьянского пива — и смущался от этого.
Среди наёмников он теперь ощущал себя так же удобно, как прежде среди русских солдат, когда он бродил по лагерю с отцом Андреем. И вновь его наполняло необычное ощущение спокойствия, когда он находился в обществе простых и суровых людей, душа его отогревалась.
Бабак подарил Крашевскому кашемировую шаль, которую можно было повязывать заместо кушака, а также наматывать как чалму, ибо холода стояли нешуточные и обритый череп поляка мёрз наравне с ушами. И когда Ян от безвыходности действительно стал носить чалму, то вдруг обнаружил, что собаки, преследовавшие его с первого дня пленения, перестали на него рычать. Сначала он объяснил это странное явление холодами, но Бабак истолковал по-своему:
— Вот, наконец-то ты стал похож на человека! Теперь язык не повернётся называть тебя кафиром. Аллах наградил этих четвероногих долей рассудка, так что они, как видишь, не смеют рычать на правоверного.
Кроме того, Бабак оказался неплохим лекарем. Его компрессы из пережёванного мякиша и паутины помогли заживить рану на плече, оставленную Косоглазым. Мох, смоченный священной водой из подземного источника Нураты, обеспечил обеззараживание, и рана вскоре подсохла.
Искандер-хан подарил Яну ту самую саблю, которой тот зарубил Косоглазого, и старенькие ножны из бычьей кожи. А также свой парчовый халат, что в Азии считалось проявлением особенного расположения. Поляк знал об этом, но халат, в отличие от чалмы, не носил.
Безбожнику Крашевскому нравилось жить среди афганцев. Точнее, он считал своё положение лучшим из возможных и благодарил за это Иисуса Христа, Аллаха и Искандер-хана. Он был уверен, что за него возносит истовые молитвы один добрый священник и, возможно, одна удивительная девушка в Ташкенте — и это приносило ему утешение. Но с неизбежной дрожью в коленях он думал о дне, когда ему, в рядах воинов Искандер-хана, придётся столкнуться с русскими частями. Он не желал этого, боялся и отгонял подобные мысли прочь.
Может быть, всё чаще думал он, его родовой герб неспроста украшали крест и полумесяц, разделённые секирой. Дед рассказывал, что первый Крашевский был произведён в рыцари молодым королём Владиславом Варненчиком прямо перед роковой битвой с османами. Король трагически погиб при Варне, но Крашевский выжил, и ещё долго его хоругвь витала над просторами Молдавии, Болгарии и Крыма, наводя ужас на мусульман. «Верою преодолею!» — до чего высокопарный девиз избрал себе этот древний рыцарь. Слава его теперь казалось обветшалой и пустой, как нынешняя шляхта, как русское дворянство, как старые друзья Яна, кичившиеся подвигами своих прародителей.
И поляк продолжал носить кирсановский мундир со знаками отличия поручика четвёртого батальона Второго туркестанского полка, а по ночам укрывался халатом Искандер-хана. В правом кармане мундира лежал маленький Коран, подаренный купцом Ибрагимом, а в левом, под сердцем, хранилась фотокарточка Лизы, которая поддерживала мечту, наполняла жизнь смыслом и направляла волю. Эти вещи составляли всё богатство дворянина Яна Крашевского.
* * *
— Пойдем, Яхья, — сказал Бабак, — послушаешь мудрых людей. А то у тебя глаза как у моего младшего племянника. Он упал с коня, когда ему было три года, и с тех пор помутился рассудком.
Зима близилась к концу, но горные склоны по-прежнему были покрыты рыхлым, непроходимым снегом, под которым пряталась скользкая корка льда. Всё вокруг будто вымерло, и только между гребнями гор виднелись дымки над аулами кочевников, остановившихся на зимовку.
Уже больше недели афганцы не видели мяса, и их недовольные голоса звучали всё громче. И хан их услышал. Он созвал джиргу — совет и позвал к себе десятников. Для вождя рода происходящее было неприемлемым. То, что его люди страдали от голода и им пришлось распродать своё имущество, бросало тень на честь военачальника. Но никто не видел достойного выхода из сложившегося положения, поэтому наёмники роптали отстранённо и пеняли на то, что от них отвернулась удача.
Прочитали молитву, и воины провели ладонями по лицам и бородам, как бы благословляя дальнейший разговор. То же сделал и Крашевский — из уважения.
— Искандер-хан, — начал седобородый десятник с почтением, но твёрдо, — если ты не позволишь нам потрясти этих дехкан сейчас, то завтра мы этого не сможем, даже если захотим. Многие молодые от слабости и голода уже не способны поднять джезайли. Местные жители сеяли семена ветров и теперь должны пожать бурю!
— Дело не в дехканах. Дело в этой нечестивой собаке, нуратинском беке. Он задолжал нам столько, что мы могли бы купить на это золото весь вилайет! — высказался другой старшина, и это повлекло за собой гвалт:
— Такого осла, как этот бек, даже нагайкой не расшевелишь!
— Если только ремешки этой нагайки не направляются рукой из Бухары…
— Верно! Верно! Это всё эмир! Он обманул нас!
— Мы наёмники, — подал голос Бабак. — В этом наша сила и наша слабость. Мы хорошо воюем, но много едим и дорого стоим. Нашим нанимателям выгодно посылать нас в самые опасные места, когда гремят огнедышащие пушки. А в мирное время мы не более чем обуза для их кармана.
— Разве ты до того сыт мудростью, Бабак, что она выходит из твоей пасти не спросясь? Что ты нам толкуешь про мир и войну?
— А то, что пока нет войны, эмиру выгоднее держать наёмников подальше и морить голодом. Неспроста он отправил нас в эту забытую Аллахом крепость.
— Бабак прав! Эмир слишком труслив, чтобы освободить нас от договора, на котором стоит печать нашего хана. Поэтому он решил сделать нас скитальцами!
— Будь проклят Сеид Музаффар!
И даже сдержанный старый воин негодовал все громче:
— Мы переломим им поясницы! Да будет эта ночь последней для бека и его сарбазов! Мы перебьём их и возьмём Нурату себе!
— Аллах велик! Да будет так!
Этот клич грозил наполнить комнату, но слово взял дотоле молчавший сердар Расул.
— Мы можем перебить сарбазов бека, а его голову отослать эмиру в Бухару. Но разве вы не видели вокруг аулы узбеков и кыпчаков? Мы находимся на чужой земле, не забывайте! День-два мы удержимся в крепости и набьём наши изголодавшиеся животы. А на третий день кочевники сожгут Нурату дотла, и поверьте, братья, это будет самый милосердный конец, на который мы сможем рассчитывать.
Воины задумались. Взять крепость они могли, равно как и оборонять её какое-то время. Но живыми они бы оттуда не выбрались. Уходить тоже было некуда: их родной Герат принадлежал наследникам узурпатора Дост Мухаммада, их врагам и врагам их хана. А вокруг кочевали десятки тысяч подданных эмира, которым стоило лишь прыгнуть на коня — и они обращались в вооружённое и манёвренное войско.
— Что Аллах определил, то его рабы должны терпеть. А нам он определил подохнуть с голоду, — с горечью сказал старый воин.
Все повесили головы. Даже жизнерадостный Бабак был хмур и задумчив. Он не знал, что предложить.
Когда Искандер-хан поднял руку, взоры мигом устремились на него. А он, в свою очередь, бросил насмешливый взгляд на Крашевского. Никто не понимал, чем светлокожий заслужил внимание военачальника, но все тоже уставились на него. Поляк между тем понимал ещё меньше их.
— У кого есть шали — накиньте их на плечи, обмотайте головы потуже, а на ноги обуйте сухое. С собой берите только своё оружие, больше вам не унести. Всё, что можно съесть, съешьте. Поужинайте так, как если бы собирались в гости к шайтану. Ибо ночью мы отправимся в путь и нас ожидает испытание замхариром[95]. Вот моё слово.
* * *
Бабак старался объяснить Крашевскому, что означали слова Искандер-хана, когда в ночной тиши они навьючились своим оружием, погрузили пушки на две арбы и, уподобившись теням, покинули кишлак и крепость. Конечно, часовые их заметили и поспешили доложить об уходе наёмников нуратинскому беку. У того недоставало ни сил, ни смелости, чтобы воспрепятствовать уходу афганцев, но он отправил за подмогой людей в ближайшие аулы. Наёмники служили эмиру и обязаны были терпеть любые невзгоды.
Длинной цепью растянулся отряд по горному склону, повторяя рельеф могучего гребня. И только к следующему вечеру, когда пальцы поляка онемели, зажившая рана на плече напомнила о себе тупыми болями, а глаза едва не потрескались от стужи, до него стало доходить значение таинственных речей хана. Противоположность адского пламени, но не менее мучительные и смертоносные мороз и стужа — вот что значило испытание замхариром.
Расул первый впрягся в арбу, и вместе с другим афганцем они потащили эту тяжесть наверх с упорством старых ослов, а сзади её подталкивали ещё трое. Вторую арбу волок Бабак, и ему помогал Крашевский. Ян следил за колёсами, подкладывал под них дощечки и даже одежду, когда они застревали в снегу.
Горы были родной стихией путников, но в отличие от гератских, эти таили в себе затейливые ловушки, подстроенные самим Иблисом. Если в горах Герата водились огненные ифриты, то здесь было обиталище маридов — джиннов воздуха. Пронизываемые задержавшимся тут зимним ветром, люди вместе с ним вдыхали болезни и саму смерть. Каждый глоток воды грозил застудить горло, каждый неосторожный шаг мог привести к падению в пропасть. Склоны не были круты, но под пышным снегом скрывались коварная наледь, ямы и расщелины. Несколько человек сорвались и разбились насмерть. Какой-то незадачливый афганец провалился в одну из таких щелей и, безмерно усталый, уснул на мгновение, которое для него превратилось в вечность… На четвёртый день начался снегопад, мёрзлый ветер беспощадно хлестал по лицам путников, заставлял тела содрогаться в гибельным ознобе.
Искандер-хан вёл свой отряд по Нуратинскому хребту — прямиком на восток. То был единственный возможный для них путь. На юге от Нуратинской крепости стояли две другие, в которых тоже зимовали гарнизоны сарбазов. На севере и западе раскинулась безводная и гибельная пустыня Батык-Кум, где обитали чужеродные туркменские и каракалпакские кочевые племена. Этим ни хан, ни эмир, ни сам шайтан был не указ, и пешие, изголодавшиеся афганцы не нашли бы там ничего, кроме унизительного рабства или бесславной гибели.
Время хан тоже выбрал неспроста, ибо знал от дехкан и караванщиков, что в последние дни зимы на горы налетит ледяной ветер и скуёт тающие снега. После этого ни один лазутчик не сумеет пробраться вслед за людьми хана по горным тропинкам, а уж конная погоня и вовсе станет невозможной.
…Пока до беков южных крепостей дошла весть о самовольном уходе афганцев, — который сулил всем одни неприятности, ибо кто хочет обнаружить на своей земле триста вооружённых разбойников, — те были уже далеко в горах. А кочевые узбеки и кыпчаки не решились снаряжать погоню во время зимнего ветра.
— Я рассказывал тебе, Яхья, как выучил английский язык. Но рассказывал ли я, как выучил русский? — говорил Искандер-хан, выдыхая синеватые клубы пара.
За время пути он ни разу не согнул спины и не сжимался в тёплый комок, даже когда засыпал. Как вождь, он должен был выглядеть бодро, воодушевляя воинов своим примером. Крашевский не мог похвастать такой силой духа и трясся от стужи. Он впервые слушал столь длинную речь из уст Искандер-хана и полагал, что тот пытается согреться разговором.
— Двадцать лет назад, когда я был безусым мальчишкой, к моему отцу прибыл белокожий посол из далёкой северной страны. Это было при шахе Мохаммеде Каджаре. До того мы видели только британских фарангов, и у отца даже гостил посол британского генерал-губернатора — высокомерный ублюдок, который докладывал обо всех наших делах в Калькутту и мнил себя выше других по праву рождения на их гордом островке. Но этот северянин был другой. Он был посланцем могущественного императора Николая. Отец принял его и полюбил. А знаешь почему, Яхья? Потому что он до того раздражал заносчивого фаранга, что тот не мог спокойно кушать. И отцу нравилось наблюдать, как эти двое бледнокожих готовы вырвать друг другу глотки. Знаешь, такое удовольствие — редкость для правителей маленькой страны. Обычно происходит наоборот. Приходит белый кафир на чужую землю и начинает свою игру: одному хану платит, у другого берет в аманаты[96] сыновей, а третьему сжигает аул и обвиняет в этом первого. Глядит, как старейшины грызутся между собой, и смеётся. А потом приходит с войском, сам назначает вождей и эмиров и водружает свой флаг над нашими городами. Так что можешь понять радость моего отца, когда ему выпала возможность наблюдать за грызней европейцев между собой.
— В моей стране происходит то же самое. И, чёрт меня подери, я тебя понимаю. Каждый из наших панов, будь он даже владетелем жалкого поместьица и несколько саженей земли, считает только себя достойным быть королём. А потому мы ненавидим друг друга ещё больше, чем захватчика.
— «Разделяй и властвуй» — кажется, так говаривали древние? Но вот что интересно, Яхья. Тот посланец прибыл из Петербурга, владел фарси, как родным языком, и несколько недель жил у отца. Он рассказывал, что Петербург — это ставка ак-патши, белого царя, но сам он происходил из окраинного городка империи под названием Вильно. И когда я услышал, как ты поёшь и ругаешься, то вспомнил того посланца. Его тоже звали Яхья. Ян Виткевич[97].
— Аллах! — воскликнул Крашевский и тут же поправился: — Матерь Божья…
— Что, он твой земляк или родич?
— Это невероятно! Я знал семью Виткевичей. Это добрые шляхтичи и борцы за свободу Польши!
Крашевский действительно знавал это семейство. Ему рассказывали, что в молодости Ян Виткевич участвовал в мятеже против самодержца российского, но позже переступил через себя и был вынужден присягнуть императору Николаю. И судьба Крашевского на удивление походила на судьбу Виткевича. Он тоже участвовал в восстании, тоже был сослан в далёкую провинцию — и тоже поступил на царскую службу…
И вдруг Крашевский понял, что Искандер-хан собирается сделать то же самое. Они шли к Джизаку.
— Сильные правят, а у таких, как мы, есть только воля, — сказал Искандер-хан уже в своей излюбленной туманной манере и снова замкнулся.
* * *
В конце пятого дня пути отряд под щебет скалистых ласточек спустился с южной оконечности Нуратинского хребта. В ясном небе кружили стаей степные пустельги, они то все вместе резко пикировали в сторону бойцов, то почти сразу так же бойко взмывали вверх. Где-то на горизонте, вдали за обширным лугом, голубели топи рисовых полей. Афганцы, будто мрачные горные духи, хромые и обмороженные, двинулись туда.
Но не успели они пройти и одного таша — расстояния между крупными булыжниками, врытыми вдоль дорог всей Бухарии, — как услышали выстрелы и пронзительный свист, многократно усиленный эхом. Ещё через мгновение из придорожных камышей показались верховые, впрочем, не спешившие приближаться, ибо их было не более двух десятков против почти трёх сотен пришельцев.
Афганцы вскинули джезайли и стали выискивать цели, но Искандер-хан велел опустить ружья.
Приблизился парламентёр. Это был казак, который спросил, кто они такие и с чем пожаловали. Дойти незамеченными до Джизака, как помышлял Искандер-хан, оказалось невозможно, потому что казачьи разъезды шныряли повсюду и доходили даже до бухарской крепости Яны-Курган, гораздо южнее. Хан рассчитывал на более высокий приём, но выбирать не приходилось, пришлось сдаться хорунжему третьей уральской сотни. Искандер велел своим людям сдать оружие.
Это едва не привело к стычке, но хан первым протянул свою саблю хорунжему. Вид сабли с клинком из булата, содержавшейся в должном порядке, воодушевил офицера, но потом он с разочарованием разглядел на рукояти из слоновьей кости и добротно подогнанной крестовине зияющие оспины там, где прежде были драгоценные камни. Он с подозрением взглянул на высокомерного хана, но что-то во взгляде последнего поумерило пыл казака, и он не стал больше ни о чём допытываться. Кроме того, печальную картину довершал вид измождённых, кашляющих афганцев с отмороженными ушами. Так что казаки препроводили отряд к подступам Джизакской крепости и послали гонца с докладом к начальнику гарнизона.
Пришельцам велели располагаться прямо на земле, будто пленным, и даже не напоили их, хотя неподалёку возвышалась каменная сводчатая башня для хранения воды, какие строились над колодцами, чтобы тающий по весне снег по канаве затекал внутрь. Этой воды хватало до начала лета, а позже она высыхала от жары.
Пришельцев усадили на открытое место, прямо под лучами солнца. Хорунжий порывался отобрать знамя Искандер-хана, как будто взял его в бою, но ему этого не позволили. Тогда он с усмешкой велел спрятать эту жалкую тряпку и не раздражать взгляды добрых христиан. Он вообще вёл себя как петух, гордо обходящий свой курятник, словно он привёл не добровольно сдавшийся отряд, а пленных, которых захватил после всамделишного боя. Крашевский знавал таких служак и не питал к ним симпатии.
Горцы возмущались такой несправедливостью, а Крашевского успокаивал вид хмурых молчаливых казаков. По всему было видно, что они не считают хорунжего за своего. Вероятно, его им навязали «сверху», как часто бывает.
Почудился знакомый запах горящего кизяка. Крашевский помнил, что дрова и любой горючий материал был большой ценностью в туркестанском войске и вообще в степи. Кирсанов даже рассказывал, что за охапку саксаульника солдаты готовы были отдавать драгоценности, взятые в добычу, в то время как офицеры, у которых хватало связей, заказывали топливо аж из первого форта на Арале, и его доставляли по Сырдарье на пароходах.
— Боюсь, Яхья, мы здесь можем просидеть, пока Исрафиль[98] не затрубит в свой рог. Твоя голова теперь не может похвастаться светлыми кудрями, она свежа и чиста, как и подобает голове доброго мусульманина. Но у тебя ведь есть куртка ак-сарбаза, — сказал Бабак с хитрой улыбкой, которая недосчитывалась нескольких зубов. Бесцеремонно, как всегда, он раздвинул на груди Крашевского халат и двумя пальцами взялся за позолоченную пуговицу кирсановского кителя.
Крашевский понял, чего от него хотят.
— Эх, старый пёс! Неужто ты думал, что тебя, паршивца, да хотя бы и со мной, примут здесь с распростёртыми объятиями? Но, право, к нашему хану подобает проявить больше любезности!
Поляк скинул с плеч гревший его халат, отряхнулся, поправил наглухо застёгнутый мундир и уверенной походкой франта — будто на нём был шёлковый галстук, белые лайковые перчатки и парадный жилет, а не обветшалый китель, дырявые штаны и сапоги со стёртыми подошвами — двинулся к двум казакам, которым было велено стеречь бесоподобных горцев.
Один из них сосредоточенно ковырял в носу, и видно было, что он всецело поглощён этим непростым делом. Второй оказался более внимательным.
— Куды-ы? — протянул он и добавил для пущего устрашения: — Стервь басурманская!
— Ты что это, паскудник, знаков отличия не видишь? А ну пшёл вон, пся крев, а не то, клянусь Царицей Небесной, велю ремней из твоей спины нарезать!
— Ишь ты! — изумился казак и уставился на Крашевского как на ожившего мертвеца.
Но всё же чистая русская речь да барские замашки поляка смутили его меньше, чем бритая голова, увенчанная такиёй на бухарский лад, и усы нищего дервиша.
— Ты энто… Ну-ка живо… Того…
Крашевский хотел было рявкнуть подобно заправскому фельдфебелю, но решил не играть чужих ролей, покуда можно быть самим собой. Другое дело, что он поотвык от своей врождённой высокомерности.
— Вижу ты, любезный, не понимаешь, потому и прощаю тебе неповиновение. А теперь изволь-ка проводить меня к генералу Романовскому. Так и быть, я употреблю всё своё обаяние, дабы тебе за честную службу пожаловали целковый на водку. Уразумел?
— Дык как же, вашбродие?.. — ещё больше смутился казак. — Вы ж того…
Среди пехотных офицеров было немало российских татар, а среди милицейских отрядов и вовсе преобладали мусульмане. Но компания, в которой довелось встретить явно высокородного господина, своим видом тревожила казака. От трехсот худощавых, темнолицых пришельцев исходили миазмы, от которых пошатнулся бы даже святой отшельник, а их свирепые лица наводили на мысли о чертовщине.
— Генерал-то наш ишо перед праздником крещения Господня в Ташкент убыл. Нет его туточки… А у вас что за дело к нему, вашбродие?
— Вот что, голубчик, мне наши с ним дела растолковывать кому придётся не резон. А потому позови-ка сюда хорунжего. Пусть целковый достанется ему, а на тебя я буду жалобу писать.
— Как же это, вашбродие! — взмолился казак. — Господь с вами, идите себе. Я вам в провожатые Федьку дам, а сам туточки покараулю. Уж больно разбойничий вид у энтих стервецов… А вам к Родиону Васильичу надобно. Он у нас населением командует, покуда война не возобновилась.
— Саблин?! — изумился Крашевский, и в груди у него всё перевернулось. — А ну, веди!
Молодой казак вынул наконец палец из ноздри и деловито указал направление подбородком. Старший перекрестился вслед, но тут же принял суровый вид и повернулся в сторону развеселившихся горцев.
* * *
Зубцы крепостной стены, откуда безжалостно палили бухарские орудия, по-прежнему хищно вгрызались в небо. Крашевский шёл по тем самым полям, по которым прошлой осенью двигалась штурмовая колонна. Но теперь поля эти были приведены в такой порядок, что и не заметно было следов того ужасного боя: земля, вспаханная ядрами и взрывами, чернела стройными рядами, курчавые виноградники, которые лозами цеплялись за гимнастёрки солдат, уже протягивали свои зелёные завиточки; из саклей местных сартов, что кучками раскидывались вокруг стен на добрые полверсты вокруг, дымили очаги, а рядом покуривали трубки старики.
Разве что извилистая река Джилан-уты казалась изрядно ослабевшей, хотя ещё не наступил палящий летний зной.
Весна в Туркестане — время благодатное. Земля обильно покрывается травами, и исхудавший за зиму скот отъедается. Скотоводы стараются не упустить ни дня, ибо с наступлением жары природные корма попросту сгорят. А жара здесь наступает резко, да такая, что не то что трава — человек не знает куда себя девать. Оттого на лугах вокруг Джизака паслись многочисленные овечьи стада и пущенные на выпас табуны коней. А русские солдаты обустроили несколько коровников, к которым приглядывались здешние дехкане.
Повсюду мелькали белые выстиранные рубахи солдат туркестанской армии, которые показались Крашевскому такими родными. Куда-то бежал молодой парнишка. Одной рукой он придерживал кепи с развевающимся фартуком на затылке, дабы не слетела, а во второй тащил серый башлык, наполненный чем-то съестным. Туркестанцы приспосабливали свои башлыки для переноски патронов, и сей способ им так понравился, что и во время отдыха применяли его вместо сумки.
На том месте, где был ранен капитан — Крашевский не смог вызвать в памяти его фамилии, но помнил искривлённое лицо и улыбку, обращённую к бойцам, — располагались несколько солдатских палаток. На треножниках над костерками варилась каша, солдаты попивали местный чай кирпичного цвета и закусывали изюмом. Поляк силился разглядеть, уж не с этими ли удальцами ему довелось ходить в бой, но никого не мог узнать. Видно, теперь здесь стояла другая рота.
Повсюду ходили сарты с деревянными кастрюлями, обёрнутыми в полотенца. Внутри них, в пару, этажами громоздились друг на друга подставки, полные крупных азиатских пельменей. Их солдаты уплетали по нескольку штук, подтирая растекающийся по лицам жир. Проглотить такую штуковину за раз едва ли было возможно даже для молодых — обладателей вечно голодных ртов.
Но отдыхающих у костров было не так-то много. В расположении той же роты, на краю палаточного лагеря, маршировали музыканты. Совсем юные мальчишки колотили в барабаны и били в литавры, щедро получая подзатыльники от такого же безусого юнкера. Оркестр репетировал кто в лес, кто по дрова, чем приводил в отчаяние человека с дирижёрскими палочками.
Однако без этих шалунов, из которых вырастали военные музыканты, отлаженные манёвры, наступления, ретирады и прочие действия превращались в разгул скопища варваров. Да только теперь они упражнялись в исполнении не боевых команд и маршей, а пытались наладить гимн «Коль славен Господь наш в Сионе», дабы выступать в офицерской столовой.
Солдаты не любили долго стоять на месте. Даже несмотря на то, что бедолагам нечасто выпадала возможность бить баклуши: в лагерях их завсегда ожидала муштра, казённые строительные и восстановительные работы, а также занятия по теоретическому просвещению — особо нудные, которые они называли не иначе, как пустозвонством.
Вот среди лагерного сумбура и беготни, поверх непокрытых голов показалась чёрная камилавка священника, которая будто господствовала над округой, как Божья длань. Вокруг неё роились десятки солдат и плотной толпой заслоняли её обладателя. Воздух сотрясали громовые раскаты знакомого, такого милого сердцу голоса…
Крашевский не смог сдержать улыбки, ему даже показалось, что глаза вот-вот наполнятся слезами.
— Мне отмщение, и аз воздам!.. — ревел голос. И ещё что-то про стрелы наказующие, про знамения и чудеса.
Поляк, подойдя, случайно задел солдата, стоявшего в заднем ряду.
— Ей-ей, сердце горить! Так тилки батюшка наш може, — шёпотом, с мягким южным выговором сказал добродушный солдат. В отличие от других занятий, эти, посвящённые поднятию воинского духа и сплочению, солдаты посещали в охотку.
Крашевский в растерянности потёр пальцами голову, обросшую жёсткими волосами, и не посмел показаться на глаза отцу Андрею. И хотя он знал, что священник обрадуется его появлению так, что будет всю ночь восхвалять Господа за его чудесное спасение, всё равно постеснялся, как бывало и прежде.
Он вернулся к ожидавшему казаку-провожатому и велел вести дальше. Начальник гарнизона, судя по всему, находился в самой крепости, где расположился штаб.
Прошли через ряды разного рода лавок и мастерских. Полюбившиеся уже полосатые халаты, среди которых Крашевский мог различить те, что сшиты в Коканде, халаты уйгуров из кашгарских тканей, простенькие парчовые, которые предпочитают жители Ходжента, тёплые кашемировые на плечах таджиков и хлопковые ташкентские. Здесь шёл ожесточённый торг, и сарты предлагали свои товары киргизам и казакам, которые чинили сбруи, сёдла, колеса повозок и занимались подготовкой обозов.
— Кет, кет, мазалама, акымак![99] — отбивались киргизы от приставучих торговцев.
— А ну, сымать его оттудова! Куды лезешь, шайтан тебя дери! — отгонял казак мальчонку в халате, забравшегося на козлы четырёхколёсной повозки.
Последняя вызывала у местных огромный интерес.
— Кандай улкан арба![100] — дивились они размерам крытой повозки, которая привезла партию соли на весь гарнизон.
Дальше потянулись землянки вперемешку с войлочными юртами киргизов-союзников. Вокруг велись строительные работы, солдаты неумело месили глину, а киргизы беспечно наблюдали за ними и отпускали шутки. Иные помогали солдатам носить камыш с реки и связывать в охапки для крыш. Крашевский с удивлением заметил несколько женщин-киргизок, которые плели циновки для солдатских землянок — на продажу. Многие кочевники привезли с собой жён.
Он пока не знал, что всю зиму и до сих пор велись мирные переговоры с эмиром, что, впрочем, вовсе не препятствовало вести боевые действия на границе. На дальних подступах к крепости стояло множество казачьих пикетов, разъезды патрулировали окрестности, охраняли караваны и стада местных жителей, у которых разбойники норовили отнять скот. И даже солдат, к радости джизакцев, иногда выводили из крепости, дабы отбить крупное скопище неприятеля, как бывало под Ходжентом.
Было много штатских, торговых агентов, чиновников и, как показалось поляку, всякого рода авантюристов, маркитантов, искателей приключений, вынюхивающих, чем поживиться, и мелких промышленников, готовых носами рыть землю в поисках ценных пород. Обратил на себя внимание бородатый художник, возбуждённо малюющий окрестные пейзажи.
Офицерская столовая была почти пуста, и оттуда доносились сонные пьяные выкрики. А неподалёку Крашевский увидал ещё несколько женщин, облачённых в белое и с какими-то колпаками на головах. Они сидели возле корыта, стирали тряпье и ворчливо переговаривались по-русски.
Это был лазарет, за которым тянулись плодовые сады, перемешанные с разросшимися, массивными чинарами. Видно было, что над этой местностью недурно потрудились, поскольку сад был иссечён тропинками, где-то белели свежеокрашенные скамеечки, стенки канав были аккуратно выложены кирпичом и по ним струилась прозрачная водица. В саду прыгал на костылях усатый унтер-офицер, а неподалёку, прихрамывая, прогуливались ещё двое в расстёгнутых кителях, с перевязанными руками и папиросами в зубах.
Экая здравница, подумал Крашевский не без одобрения. Он ушёл бы дальше, вслед за нетерпеливым казаком, но что-то невозможное, почти призрачное приковало его взгляд и всколыхнуло внутренности.
Он даже зажмурился и потряс головой, дабы убедиться, что не пребывает в бреду.
Там, на тропинке, силясь выпрямить спину, с наглой улыбкой, прогуливался офицер. На груди его двубортного полукафтана тяжело болталось несколько медалей; стоячий воротник, отороченный золотым галуном, был небрежно откинут и придавал ему вид отчаянного повесы.
По громкому смеху поляк узнал поручика Кирсанова и непременно обрадовался бы видеть его живым и здравствующим. Но наваждение, которое заставило его усомниться в крепости своего ума, заключалось вовсе не в нём.
Рядом с поручиком, едва ли не вприпрыжку, порхала та, образ которой чудился ему в самые отчаянные мгновения, упрямо завладевал его сознанием и укреплял стремление выжить, спастись и вернуться…
Этот болван что-то рассказывал, и она смеялась, и смех её был подобен щебетанию птиц, налетевших на росистые листья. Этот успех как будто придавал смелости донжуану, и он настойчиво подставлял ей локоть. Отсмеявшись, ангелоподобная дева всё-таки подхватила его руку. Теперь они с поручиком шли вместе.
Крашевского будто молотом ударили по голове, он покачнулся. В душе смешались буйные порывы: кинуться туда и разбить эту усатую рожу или разбить свою о ближайшее дерево? Упасть на колени перед красавицей и сказать… Что сказать? Как он скучал? Как образ её наполнял смыслом его жизнь? Напомнить о её обещаниях?
Не будь идиотом, Ян Жигмонд, охолонись!
— Ну чего рот разинул, олух? Веди! — набросился он на казака, услужливо удержавшего его от падения.
— Веди, веди… Дык я што ж? Али не веду?.. — ворчал казак, но повиновался.
С позором ретировавшись, Ян попытался рассуждать здраво. Но это ему не удавалось.
Будто назойливые торгаши, в его голову лезли самые дикие мысли. Он позабыл, куда идёт и зачем, позабыл про своего пленителя и благодетеля Искандер-хана, про отца Андрея, про бой, про плен, про переставшее косить, застывшее лицо Косоглазого, разрубленное пополам туповатым клинком…
Но разве она ему что-то обещала? Разве он предложил свою руку и сердце, а она согласилась?
Он вдруг подумал, что всё, что между ними было, — это не более чем флирт. Может быть, где-то чересчур откровенный. Он вспомнил поцелуй…
Глаза застлал туман, как будто больше не светило солнце, и отцвела весна. Она осталась там, где Лиза, она прошла.
Он удивлённо посмотрел на казака, словно вопрошая: «Как же так, браток?! И ты был здесь, и ты всё это видел, допустил?» Тот отвернулся, будто затаив какую-то обиду.
«Скотина!» — мысленно проклял его поляк и осмотрелся в очередной попытке привести мысли в порядок. Мир больше не казался ему таким светлым.
Послышалась злющая матерщина возле пересохшей траншеи, претендовавшей на звание арыка. Там ругались несколько солдат в тщетных попытках наполнить водой мутные бутыли. В этой жалкой канаве, достойной стать разве что вместилищем нечистот, кирпичной обкладкой и не пахло. Как не пахло чистой водой.
Бородатый художник вдалеке бросил кисть на высушенный песок и пнул ящик со своими инструментами. Вдохновение покинуло его.
Опустевшие через одну лавки и мастерские сартов предстали едва ли не заброшенными и даже враждебными. Некоторые из них обрастали разноцветными халатами и чалмами, как дворик мечети во время предвечернего намаза, и неприветливые лоточники стремились перекричать надрывный гвалт покупателей. Русских рядом не было вовсе. Торговля не шла, а недовольные группы возле лавок грозили обратиться в опасные, непредсказуемые толпы. Вторгнется в лагерь вооружённый смутьян, заорёт эмирово воззвание, и из-под прилавков мятежно блеснут топоры, как уже было в Ташкенте…
Крашевский нерешительно оглянулся. Вполоборота всего лишь. Но Лизы с поручиком он уже не увидел.
Она хотела на передовую — и вот она здесь! Ухаживает за ранеными, помогает офицерам восстанавливать силы, а по вечерам поёт солдатам песни.
«И ты можешь быть одним из этих страдальцев. Поди да ляг в лазарет. Уши у тебя обморожены, плечо едва шевелится. Можешь также предъявить свою обритую башку, как свидетельство тяжких страданий в плену. Можешь уподобиться персидским невольникам у дома отца Андрея, и растянуться прямо здесь, в пыли, ведь тебя от их жалкого состояния мало что отличает. Она и тебя пожалеет. Может, даже приласкает и коснётся губами твоей бедовой головы. А ты вдохнёшь аромат её волос и… И что? И она уйдёт ухаживать за другими».
Он осознал, насколько заблуждался, насколько был переполнен иллюзиями всё это время. Разговоры да поцелуи возвёл в нечто священное, любовь выдумал там, где другие увидели бы разве что невинное кокетство. Дурак. Трижды дурак!
Но сейчас нужно было взять себя в руки и идти к Саблину. Поговорить.
А зачем?.. О чём с ним говорить? Мол, ссыльный Крашевский возвратился из полона и просит располагать им, как будет угодно его благородию? Или просить руки его племянницы и благословения в придачу? А ну его к бесам!
— Послушай, любезный… Веди-ка меня обратно.
Казак обернулся и, почесав голову, хотел было обозлиться на непостоянство господина, но тут его окликнули.
— Господь да поможет вам, едва докричался! — произнёс священник, превозмогая одышку. — Ты чего это, лишенец, не отзываешься? Али уши немыты?
Казак проверил пальцами уши и обиделся:
— Давеча токмо баньку топили. Ей-богу, батюшка, мыл уши!
— Не божись попусту, дуралей. А ну, воротайся басурман сторожить.
— Дык ведь и энтот, кажись, из ихних… Велено к его благородию войсковому старшине доставить.
— Знали, кого в ходоки выбирать! А ну бегом отсель, покуда я тебя не прихлопнул. А за этим я сам присмотрю. Ну! — рявкнул отец Андрей, и казак зачем-то сделал под козырёк и поплёлся обратно.
— Отче… — Крашевский не знал, куда себя деть, не знал, как спрятать наполнившиеся слезами глаза.
Это были слёзы искренней радости от встречи с одним из немногих людей, ставших ему близкими.
— Ты, стало быть. Гляжу, какой-то незнакомый офицерик среди моей паствы затесался. Думал — татарин…
Он сгрёб Крашевского в объятия, и тот ответил на этот простой человеческий порыв. Прижавшись к груди отца Андрея, Ян почувствовал тепло, знакомое с детства, когда его маленького дед носил на руках.
— Значит, и вы здесь, — сказал он лишь бы что-то сказать, боясь при этом всхлипнуть по-бабьи.
— Куда ж я от своих денусь-то! — отвечал священник, будто не замечая судорожных вздохов собеседника. — А поручик сказывал, будто нет тебя в живых…
— Вот как?! А как он сам здесь оказался? — бросил Крашевский, не слишком удивившись и не слишком тая свои чувства.
— Ещё до Рождества Христова вместе с посланцами нашими прибыл.
— Вот как…
— Да, досталось ему лиха, пострадать довелось. Но крепок в вере оказался, а к тому же удалец, поручик-то наш. Из неволи вырывался с боем да нескольких злодеев выстрелами погубил. Убёг он от изуверов в самый Самарканд да там нашёл приют у военачальника эмирова. Веришь ли, тот оказался из оренбуржского войска, сбёгшим казаком. А нынче военным советником при бухарцах сделался. Так вот, наш поручик усовестил этого изменника и напомнил про Агнца Божьего, который взял на себя грехи мира сего. И этот заблудший вспомнил Господа нашего Иисуса Христа и убедил эмира отпустить посланцев! Вот наш поручик с ними и возвернулся, во славу Божью… — Отец Андрей говорил вдохновенно, как когда-то рассказывал о действительных подвигах туркестанцев. Потом добавил, глядя вдаль: — Да будут прощены сынам человеческим грехи да хуления.
С большим трудом поляк унял негодование. Одна-единственная мысль, дошедшая не сразу, ему в этом помогла. Лиза не знала… Ей внушили, что на Яна Жигмонда Крашевского больше полагаться нельзя, ибо он помер где-то в горах, в обгаженной сакле. И он не стал перечить:
— Аминь.
Смиренный тон поляка как будто удовлетворил священника, но ещё больше ему пришлось по душе то, что первым долгом он спросил о ближнем. Не сразу, но он узнал на Крашевском китель Кирсанова, который тот франтовато носил во время бедового штурма. Но ничего покуда не сказал по этому поводу, хотя в голову его заползли сомнения.
— А ты как же? Сказывай! Иван говорил, будто вы вместе в полон угодили. Но разлучили будто вас, а потом ему удалось вырваться, а тебя нечестивцы уловили да на казнь обрекли. Господи помилуй!
— Так и было, отче, — через силу улыбнулся Крашевский. — Поручик — человек отчаянный. А меня и правда ещё раз по головушке тюкнули да в горы уволокли, как куль сахару. А больше оказии бежать не подворачивалось.
— Но вот же ты, живой, а? Даже здоровый, милостью Божьей.
Отец Андрей не уловил насмешки, да Крашевский и не хотел этого. Священник ощупывал его, будто барашка, охлопывал, пока не обнаружил, что поляк скривился от боли, когда дело дошло до раны в плече.
— А это мы тебе мигом поправим! Нынче в лазарете у нас такое пополнение, что умирающих на ноги поднимают. — Он перекрестился, будто отгоняя наваждение, и продолжил рассказывать новости, как водилось прошлым летом, когда Крашевский со скуки таскался за ним по пятам. — Из Ташкента со своей сотней прибыл Родион Васильич, да с полдюжины баб привёз. Не было, говорит, мочи от них отделаться. Одна — купеческая жёнушка, травы да коренья собирает, другая мне с паствой вспомоществует. Кто по благотворительным делам, а кто и в лазаретную прислугу заделался, вот как. Лекарств всяческих навезли — большую подмогу оказывают, бабоньки-то.
Священник умолк. Впрочем, ненадолго.
— Антон Казимирович нынче в Ташкенте. Заместо себя секретаря оставил. Не хотел уезжать, Грейф-то, да генерал поневолил, при себе такого учёного человека удержать порешил. Всё, убыл наш генерал. В Оренбург али прямиком ко двору — того не ведаю. А вместе с ним и много офицеров, на лечение да во временные отпуска покинули нашу окраину. Окончили, стало быть, кампанию.
Отец Андрей нахмурился. Хотя он счастлив был видеть поляка, но уже теперь ломал голову, как может ему помочь. А помощь — он это чувствовал нутром — требовалась Яну так же, как страждущему Божье слово.
— Неспокойно здесь стало, сыне. На дорогах такие свирепые шайки орудуют, что генерал с собой несколько батальонов войск взял, заместо конвоя. На зимние квартиры ушли. А здесь ежели половина отряда осталась — и то благодать. — Отец Андрей замедлил шаг, видя, что слова и попытки отвлечь мрачные думы не достигают цели. — Где ночевать-то собрался? Ежели негде — ко мне приходи. Да не переживай попусту, я тебя к исповеди понуждать не буду… покудова, — улыбнулся он и вынудил поляка сделать то же.
— Есть где ночевать, отче, — смущённо произнёс Крашевский.
— Тогда чаёвничать приходи. Выслушаю то, что сам поведать пожелаешь. Вижу, муки тебя терзают. Ежели пастырского наставления не потребно, так дружескую помощь, по силе своей, окажу. Ну?
Отец Андрей видел тщетность своих уговоров и уже страдал от невозможности помочь измученному душой и телом человеку. Но не в его правилах было опускать руки при первых неудачах, ибо был он человеком здравого ума, одновременно деятельным и терпеливым. Ищущий, поистине, находит, и стучащему отворят.
Он вновь обнял Крашевского и решил дать ему и себе немного времени, дабы подумать и привыкнуть к случившемуся.
Ян молча обнял его в ответ, повернулся и побрёл прочь.
Шум лагеря как будто проплывал мимо него, пока он шёл обратно. Он желал одного — оказаться среди молчаливых афганцев, прореветь что-то непотребное, выругаться, глядя во всепонимающие глаза Бабака. И тот непременно что-то пошутит и улыбнётся щербатой улыбкой. И вместо штофа виноградной, которая подарила бы поляку временное забытьё и ещё большие муки поутру, нальёт ему какого-нибудь жидкого бульона — только чтобы угомонить кричащий желудок, согреть в груди, да упокоить на сон.
Когда он пересекал лагерь, то услышал, как офицер зачитывает какой-то манифест выстроенным в два ряда скалившимся солдатам. Рядом с офицером стоял ещё один, гордо выставив ногу вперёд, будто древний завоеватель.
— Император и самодержец Всероссийский, царь Польский и Великий Герцог Финляндский… — резануло ухо Крашевского. И заинтересовавшись, чего там пишет правитель Польши, поумерил шаг. — В ознаменование особого монаршего благодеяния, за подвиги мужества при взятии бухарской крепости Джизак жалуем подпоручику Александру Волошину императорский орден Святой Анны четвёртой степени. А Второму Сибирскому линейному батальону объявляем благодарность и повелеваем выдать по рублю серебром каждому рядовому…
Щедр польский царь! Благодарит за молодецкую службу. Крашевский пригляделся к награждаемому офицеру и по его внешности попытался определить, напоминает ли он того бравого капитана, чьи кишки он волок по вспаханному ядрами полю, или молодчика Кирсанова, как оказалось, геройски сбежавшего из плена, да ещё вызволившего посольство. Но Кирсанов, хоть и был туп в деле командования солдатами, всё же обладал храбростью, и, может быть, последуй он советам отца Андрея, со временем стал бы отличным офицером и даже сделал бы себе карьеру.
Но разобраться он смог, только посмотрев на лица солдат — лихие, нагловатые, ухмыляющиеся. С такими бойцами будь ты даже хромым ослом, присланным из Петербурга, возьмёшь и Ходжент, и Джизак. А вот самодовольная рожа подпоручика скорее походила на изнеженное лицо сынка какого-нибудь провинциального помещика, пристроившего сына командовать ротой.
Солдаты между тем потирали руки от всемилостивейше дарованного рубля на брата и предвкушали знатную попойку после посещения каптенармуса.
Может, Кирсанов и правда думал, что Яна прикончили, кто знает? А то, что он похвалялся выдуманными подвигами, что с того… Крашевский бы тоже похвалялся. Не рассказывать же приятелям о том, как лежал бревном в обмоченных штанах, как жадно хлебал воду из луж, будто это божья роса, или как скулил по ночам, когда тебе снилась матушка.
На что Ян рассчитывал, когда валялся в грязи, боялся каждого взгляда своих пленителей и мечтал вернуться? Что Грейф выбежит к нему навстречу с объятиями, а Саблин устроит в его честь бал и велит фейерверки жечь? Что ему простят мятеж и вернут наследственные земли, дабы он в своём Подольске снова стал баламутить польскую и литовскую шляхту? Хотя баламут из него ещё тот… Саблин ведь верно подметил, что ему бы музицировать и охотиться, писать статейки для европейских журналов да провозглашать тосты за Речь Посполитую. А для стоящего дела, полного трудов и лишений, он годен не больше, чем телёнок для скачек.
Прежде Ян был здесь чужим, ссыльным мятежником. Теперь он бывший пленный, и все будут сочувственно хлопать его по плечу, мысленно представляя себе всякие ужасы, которые он должен был пережить в плену. Пожалеют, повздыхают, поахают — и забудут.
Лиза, возможно, бросится к нему на грудь, обнимет как родного. И будет за ним ухаживать так же искренне, как за рабами в Ташкенте. Ведь она тоже будет его жалеть. И разве можно ставить ей в вину её доброе сердце?
Впрочем, она ведь пребывает в уверенности, что он погиб, теперь её сердце свободно и она вольна отдать его другому. Да хотя бы Кирсанову.
В общем, Елизавете Степановне вовсе не обязательно знать, что из плена вернулся ссыльный шляхтич Ян Жигмонд Крашевский. Разве мало кому нужна её помощь и утешение? Не обязательно это знать и Кирсанову, ибо, вероятно, этот болван крайне обеспокоится, когда узнает, что свидетель его «подвигов» воротился невредимым. А Саблин и так узнает всё, что ему требуется, и, пожалуй, упечёт Крашевского куда-нибудь в Сибирь, на вечную каторгу, поскольку даже из туркестанской глуши этот польский смутьян сумел убежать.
Гори оно всё огнём!
Вернувшись к своим горцам, Крашевский наконец позволил чувствам вырваться наружу. Он уже привык, что к нему относятся как к блаженному. Но притерпеться к тому, что Бабак понимал его, пожалуй, даже лучше, чем какой-нибудь шляхтич, было непросто.
Ян подошёл к месту, где оставил свои пустые ножны и подаренный ханом халат. Потом он снял китель, достал из карманов свои вещи и швырнул его подальше от себя, прямо на пыльную землю.
В руках у него осталась фотокарточка. И священный Коран.
Он услышал копошение и, обернувшись, увидел, как меланхоличный Бабак отряхивает брошенный китель. Афганец не смотрел на него, а только уложил мундир на бревно и расстелил поодаль свой коврик. В окрестностях Джизака азанчи не призывал к молитве, но город и добрая половина гарнизона в этот миг молча склонили головы в сторону священной Каабы.
* * *
Несмотря на беспрестанно ноющую рану в ноге, войсковой старшина Саблин вытянулся. В углу кабинета сидел писарь, а по правую руку стоял переводчик с персидского. У окна пыхтел папиросой временно назначенный на должность командующего джизакским отрядом подполковник Александр Константинович Абрамов.
Кабинет, устроенный в цитадели Джизака, был обставлен в азиатском вкусе, с неизменными коврами на полу и на стенах. Посередине стоял доставленный ещё по приказу генерала Романовского массивный стол красного дерева, но ни подполковник, ни войсковой старшина, им не пользовались. Абрамов был наслышан о том, как этот Саблин наладил мирную жизнь в Ташкенте, и как человека, лучше других понимающего в азиатских делах, предложил ему должность начальника джизакского населения. В Ташкент теперь съезжалось такое высокое общество, что неприметный, но энергичный тыловой офицер оказался там не востребован.
Кабинет только что покинул афганский царевич. Незадолго перед этим ему вернули оружие — ради того, чтобы он мог официально вручить его командующему войсками. Церемония состоялась, и теперь офицерам предстояло решить, как быть с этим удивительным человеком и его поистине устрашающим отрядом.
— Да сядь ты, бога ради, Родион Васильич! — раздражённо сказал подполковник.
С болью согнув ногу, Саблин сел.
— Ну, что скажешь? Сын Султан-Ахмеда, бывшего правителя Герата! К тому же внук покойного афганского эмира Дост Мухаммада. Каково?
— Что сказать, ваше благородие… Такой человек может оказаться полезным. Всё ж таки наследник престола, пусть и не самого крупного в афганских владениях. Нынче наследники Дост Мухаммада такую грызню за власть учиняют, что одному Господу известно, чем всё закончится.
— Что думаешь с ним делать? Не отправить ли его в Петербург? А там пусть в министерстве решают, как быть. Иного пути я не вижу.
— Отчего же, ваше благородие? Этот царевич добровольно отдался под власть государя, к тому же больно охоч до боя. Говорит, ежели возвратим его людям оружие и поставим на довольствие, то коней и боеприпас они сами добудут в бою. К тому же они привезли два ладных крепостных орудия. Остаётся только дивиться, как они волокли их через горы без тягловой скотинки. Такова традиция: хан не смел явиться без тартука[101] для ак-патши, сиречь к нашему государю. Вооружение у них неплохое — джезайли, старые британские ружья.
— Британские! — покривился Абрамов.
— Да. В своё время отцы этих горцев хорошенько потрепали войска Британского Раджа. Это ведь только позже Дост Мухаммад заделался британским ставленником и пользовался благосклонностью генерал-губернатора. С их поддержкой он овладевал афганскими княжествами, пока его владения не простерлись до границ Персии и… Бухары.
Подполковник сощурился и стал протирать очки. Войсковой старшина говорил о таких государственных делах, от которых у большинства туркестанских офицеров непременно закружилась бы голова и, чего доброго, случились кишечные колики. Где-то совсем не так далеко на юге, по ту сторону горных хребтов, гордой скалою возвышалась владычица морей, одна из крымских триумфаторов. Здесь, в Средней Азии, иной генерал или чиновник предпочёл бы отмахнуться от этого малоприятного факта. Однако подполковник понимал, что перед ним вовсе не какой-то простак, размышляющий о политике в сельском имении перед камином, но сведущий человек, который говорил с ним с довольно необычной, редкой в таких случаях откровенностью.
— Посему думаю — пускай себе службу несут. Видно, у этого царевича в Бухаре какие-то свои счёты остались. Кровная месть, не иначе.
— Очень может быть. Второй Кавказ, ей-богу, — кивнул Абрамов.
— Ежели у вас нет возражений, завтра объявим сбор — и пусть присягают государю и российскому знамени. А там можно им и оружие воротить.
— Под твоей командой служить будут, ежели так. А что, говорят, будто среди этих афганцев затесался вероотступник? Кажется, из наших беглых…
— Слышал, — согласился войсковой старшина, ни взглядом, ни одним лишним движением не выдав волнения, и соврал: — То не из беглых. Какой-то не то купчишка, не то мещанин.
— И чего, вздёрнем паскудника? — предложил Абрамов без нежностей.
— А зачем? — спокойно возразил Саблин. — Службу он государеву не нёс, не из военных. Дозволим ему теперь послужить, хоть бы и при афганцах.
— Дело твоё, — Абрамов махнул рукой и только теперь отпустил драгомана и писаря.
В этом человеке уживались два противоположных характера. Как и над большинством сколько-нибудь амбициозных офицеров в Туркестане, над ним витала тень Михаила Григорьевича Черняева. Гром от его деяний, или самоуправств, как предпочитали пописывать недоброжелатели в нескончаемых кляузах, потряс министерские кабинеты в Петербурге, и докатился до самого двора, а местные дехкане по сей день уважительно величали его не иначе, как Ташкентским Львом. И при этом, подполковник Абрамов слыл осторожным, вдумчивым артиллерийским офицером, доказавшим способность выполнять самые трудные боевые задачи. Однако такими крупными силами, а заодно целой новоприобретённой областью, ему командовать не приходилось. Судьба, в лице генерала Романовского, преподнесла ему возможность, которая возникает в жизни раз или два, и то, как он ею пользовался до сих пор, сбивало с него всякую спесь.
— Однако, с вашего позволения, Родион Васильич, вернёмся к нашим делам приземлённым… Генерал Романовский изволил увести больше половины войск, — сказал Абрамов и, понизив голос, добавил, как бы давая собеседнику понять, что он может рассчитывать на взаимную искренность: — Лучшую его половину, парадную. Будут получать ордена, пока бухарские посланцы заговаривают зубы нашему бравому генералу. А нам здесь мыкаться велено, что жеребчикам на привязи, пока ведутся мирные переговоры.
Войсковой старшина видел, что подполковнику не сидится на месте. Перемирие не соблюдалось, но приказа что-либо предпринимать по этому поводу не было. Ему доподлинно было известно, что сам эмир пребывает в Бухаре, а вокруг его Арка[102] реют знамёна всех его сановников и влиятельных людей государства. А Джизак тем временем сделался самым крайним, пограничным владением России, с немалым, но далеко не самым боеспособным гарнизоном. И силы этого гарнизона подтачивались неизвестным врагом. В воздухе витала тревога, назревало нечто более грозное, чем пограничные стычки.
Работы оказалось невпроворот. Подполковник Абрамов безуспешно пытался наладить внутреннее устройство края. Если в первое время не было пастуха, мастерового, крестьянина, который не явился бы засвидетельствовать свои верноподданнические чувства, то со времени таяния снегов, обстановка переменилась. Беспорядки и первые признаки возмущения начались с обмеления реки Джилан-уты, что текла по Джизакскому ущелью и питала город в летнее время.
— Я слышал, генерал Черняев наладил водоснабжение ещё до того, как занял Ташкент. А тебе потом надлежало водворить там спокойствие, с чем ты, Родион Васильич, расправился с блеском. Там теперь тишь да гладь. А здесь… Сам видел! Вокруг хозяйничают разбойничьи шайки, учиняют грабежи, убийства, разброд. Половина отряда валяется в лазарете с дизентерией и этой самой, чёрт бы её побрал, риштой[103]. Теперь дошло и до дезертирства.
Войсковой старшина понимал, что все эти заботы достались подполковнику по наследству от непобедимого генерала Романовского. Но отвечать было именно ему, ибо генерал своё славное дело свершил.
— Посудите сами, ваше благородие. Некто учиняет угон скота, подстрекательства, поджоги полей, запруды в верхнем течении Джилан-уты, дабы джизакцы, а заодно и гарнизон, страдали от нехватки чистой воды… Но и эти обстоятельства ещё не самые угрожающие. Третьего дня через Тамерлановы ворота прибыло несколько купчишек, и мне стало известно, что в обозримом будущем караванов больше не предвидится. Это означает, что цены на базарах вырастут ещё пуще, а стало быть, вырастет и недовольство относительно вас, — Саблин сделал нарочитую паузу, подчёркивая последнее слово. — Едва ли какой-то разбойник умел охватить все эти комбинации…
— Не похоже это на перемирие… — повесил голову Абрамов.
— Не похоже, — согласился Саблин и продолжил делиться своими соображениями: — Из Бухары донёсся слух, будто эмир Музаффар пообещал подарить самаркандский вилайет тому смельчаку, который вернёт ему Джизак. Такой успех мог бы поспособствовать мирным переговорам в пользу эмира… В конце концов, он всегда будет волен заявить, что Джизаком овладел какой-нибудь мятежный бек, не признающий над собой его власти.
Абрамов выдавил из себя улыбку. Как слухи из Бухары доносились до ушей войскового старшины — оставалось загадкой, но он уже теперь мог поздравить себя с тем, что нашёл столь полезного человека. Подполковник поднял руки вверх, признавая своё бессилие, и, подтащив стул, сел рядом с Саблиным.
— Однако мы не видели ни одного бухарского знамени с тех пор, как начались переговоры. Значит, полагаешь, не сыскался ещё такой смельчак?
— Отчего же. Смельчаков с той стороны ущелья не меньше, чем с нашей. Правда, коль скоро все беки и хакимы распустили войска на время переговоров, а сами нынче наслаждаются обществом его светлости эмира в Бухаре, я задался вопросом иного свойства. Кто располагает достаточными средствами и, главное, влиянием, дабы осуществить этакую дерзкую авантюру, как истребление нашего отряда и занятие Джизака?
— Ну?
— Я предположил, что сей смельчак не кто иной, как начальник самаркандского гарнизона, и мой агент эту догадку подтвердил.
— Что ты за человек, Родион Васильич! Не удивлюсь, если ты внедрил своих соглядатаев к самому чёрту.
— Нужные сведения, ваше благородие, да вовремя полученные, порой могут сберечь много жизней…
— Да оставь ты, ради бога, эту церемонность! Без двух недель полгода, как мы с тобой бок о бок. Скажи лучше, кто таков этот самаркандский тактик?
— Извольте, Александр Константиныч. Поговаривают, что он ренегат, как раз из наших, но сего утверждать безусловно пока не готов. В Бухаре он известен под именем Осман-токсаба, сиречь подполковник, ежели по-нашему, и пользуется полным доверием эмира.
— Вот, значит, кто нам яму копает. Подполковник, говоришь…
— К сему могу добавить, что как в случае успеха авантюры, которую решил предпринять этот токсаба, так и в случае её провала, достоинство эмира останется незапятнанным. Ибо кто он, этот подполковник? Не более чем вероотступник и предатель, которого он пригрел от сердечной доброты.
Абрамов больше не мог усидеть на месте и вскочил, прохаживаясь взад-вперёд в глубокой задумчивости. Он даже снял с головы кожаную шапочку, которая неизменно покрывала его макушку с тех пор, как он получил ранение во время штурма Пишпекской крепости неподалёку от Верного более пяти лет тому.
В нём боролись противоположности, и Родион Васильевич наблюдал за этим внутренним противостоянием не без удовольствия, ибо сам являлся его причиной. Действовать без приказа из Ташкента, на свой страх, было решением непростым. При любом раскладе командование за такое самоуправство по голове не погладит, даже если эта голова покрыта шрамами от боевых заслуг.
— Вот что, Родион Васильич. Пожалуй, пора нам размять косточки. Право, гоняться за конокрадами мне порядком наскучило. Не совершить ли нам прогулку до Янги-кургана?
Эта крепостца раньше служила постом для сбора пошлин с караванов и замыкала собой Джизакское ущелье с другой стороны двух горных цепей. После успешного штурма Джизака туркестанцы заняли это укрепление, и по распоряжению генерала Романовского сапёрная рота подорвала все укрепления, с чем и воротилась обратно.
Абрамов с улыбкой глядел на потолок и стал мечтательно перечислять:
— Возьмём на прогулку твою уральскую сотню, а заодно афганский отряд. Прихватим три ракетных станка. Право, артиллеристам моцион будет не лишним. Киргизскую милицию пригласим, сводный батальон из охотников сколотим, сухарей соберём деньков на пять да патронов по шестьдесят на ружье. Свежим воздухом подышим, может, и запруды в верховьях реки сыщутся, а бог даст — волчье логово обнаружим.
Саблин встал и едва выгнув ноющую ногу, щёлкнул каблуками. Он был совершенно удовлетворён тем, что сумел побудить в подполковнике первое его качество, и открыл ему, как воспользоваться предоставленной возможностью. В подобных условиях тот, кто обладает достаточной дерзостью, чтобы не следовать писаным в чистеньких кабинетах правилам, и достаточной хваткой, чтобы не прогневить Фортуну, выходит победителем и тем может послужить отечеству ещё лучше. И доселе к этому ближе был самаркандский токсаба.
* * *
Крашевский обрил голову и избавился от проросших волос. Затем остриг усы и обнаружил, что их кончики по-прежнему буйно торчат кверху даже без специальных средств. После этого он принялся водить саблей по точильному камню. Перед ним лежала фотокарточка, и он исподтишка поглядывал на неё глазами побитого пса, как будто что-то выясняя с изображением.
Своими глазами Бабак наблюдал, какое пагубное воздействие оказывает на человека идол.
— Собака верна, а женщина — ложь и обман, — изрёк он грустно и похлопал Крашевского по спине.
В образцовом порядке рядом лежало вооружение афганца: непритязательная сабля с хорошо заточенной, некрупной елманью, дедовская, лёгкая, но по-прежнему действенная булава — об этом могли засвидетельствовать головные боли, всё ещё терзавшие Крашевского по ночам, небольшой круглый щит и несколько кинжалов. Не хватало только многозарядной винтовки, которую Бабак обменял у афганца-тарзи, а тот, в свою очередь, когда-то снял с убитого британского офицера.
Прошло несколько дней с тех пор, как с Нуратинских гор спустился отряд звероподобных, оборванных афганцев. Некоторых обмороженных отправили на излечение в Ташкент с позволения хана, других осмотрел доктор и разрешил оставить на попечении соратников. Пушки, которые хан преподнёс в качестве подарка государю императору, проделав поистине необыкновенный путь, были возвращены на место — туда, откуда они были сняты полгода назад при отступлении — на стены Джизака. В качестве ответной любезности Искандер-хану и сердару Расулу подарили четырёх откормленных скакунов, по два на каждого.
В торжественной обстановке, при выстроенных пехотных батальонах и казачьих сотнях, хан присягнул государю российскому перед строем. Присягнули и его воины. Некоторые на этой церемонии были одеты в латаные-перелатаные мундиры, снятые с английских солдат, погибших у Гандамака, другие на самаркандский манер — в халаты с яркими орнаментами, третьи носили кольчуги с нагрудниками прямо поверх домотканых рубах-камиз, спадающих на мешковатые хлопковые шальвары.
И среди них давал присягу дворянин Подольской губернии Ян Крашевский, облачённый в тёмную безрукавку и неширокий тюрбан из длинной полоски ткани, с двумя свисающими на плечи кончиками. Его никто не узнал среди смуглых лиц, к тому же упрятанных под бородами.
Когда пришло время возвращать афганцам их оружие, согласно приказу командующего джизакским отрядом, произошла проволочка. Многим вернули сабли-шамширы, копья и пики, старые фитильный ружья, и Крашевский оказался в их числе, хотя и не пошёл на склад. Саблю, которую Искандер-хан подарил своему гостю, принёс раздосадованный Бабак, хотя сам он оказался среди многоопытных воинов, которые недосчитались своих винтовок.
Обобранные афганцы стали возмущаться отсутствием на складе нарезных ружей, револьверов и особенно их излюбленных джезайлей, на что полный, румяный интендантский чиновник только разводил руками в попытках уладить дело мирно. Но толпа черноглазых афганцев с разноцветными чалмами на головах и не думала рассеиваться перед его строгим взором, и он был вынужден топнуть ногой.
— Ух, собачьи морды! Чего удумали?! Русского офицера заподозрили в… — от негодования слова застревали в глотке, — …в этом самом?.. Воры, мошенники! Да будь моя воля, я бы вас всех! К столбу!
Гневные возгласы, вскоре превратившиеся в гул праведного возмущения, оставили толстокожего интендантского чиновника равнодушным. Взгляды, способные повергнуть в ужас любого мало-мальски знакомого с суровыми обычаями этих горцев, утопали в его каморке, как вода в дырявом кувшине, и не причиняли никакого вреда.
— Пошли вон, говорю! А не то свистну казачков! Они уж вам такой доброй стали дадут понюхать, от которой ваши носы поотвыкли!
Воины были вынуждены вернуться в свой небольшой лагерь за пригородскими постройками поздно вечером. Ни от самого чиновника, ни от офицеров, которые явились на шум, ничего добиться не удалось.
Бабак чувствовал себя опустошённым и даже несколько беззащитным, хотя и успел начистить своё холодное оружие. Он не переставал отплёвываться, протестуя против несправедливости. Но Крашевского это как будто не трогало.
— Пока ты сидел здесь, Яхья, и печалился по поводу своей жены, я всё разузнал. Видно, нам придётся воевать голыми руками, — в негодовании он едва не пнул свою саблю, но вовремя спохватился, и заместо этого сплюнул. — Аллах, ох и осрамились же мы, когда пошли жаловаться хану! Он нас пристыдил, как слепых щенят, а потом, как этих же беспомощных созданий, ткнул мордами в наши же испражнения. Если русские пожелали забрать наши ружья, значит, сочли это оружие достойным того, чтобы преподнести ак-патше. А если мы посмели возмутиться этим решением, значит, поставили под сомнение его слово, которое он дал начальнику, и теперь наше место среди женщин, что доят коров в ташкентских кишлаках! Мы отныне — пешая рота, вот его слово. Ха-ха! А оружие, если Аллаху будет угодно сохранить наши шкуры на недостойных костях, велел раздобыть у бухарцев. Да только откуда у сартов возьмутся такие ладные джезайли, а, Яхья?
После того, как Косоглазого поглотила земля, Бабаку стало скучно. Одно из немногих удовольствий, которые получал этот неунывающий человек, заключалось в беседах с Крашевским. Он по-прежнему не мог сдержать смеха, когда поляк отвечал на его вопросы или возгласы так, как будто понимал пушту. Ян знал об этом и услыхав вопросительные интонации щербатого Бабака, что-нибудь да отвечал, и придавал себе вид сосредоточенный и респектабельный. Так они нередко разговаривали — каждый о своём, и оба находили забавной эту свою игру. Но в последнее время Крашевскому было не до него. И уж тем более не до пропавшего оружия.
Чувства разрывали душу на части, но ему предстояло принять тяжёлое решение. Какой путь ему выбрать? Отправиться вместе с Искандер-ханом в Петербург, поступить в лейб-гвардейский полк и по праздникам иметь счастье лицезреть императора? Или найти бесславную смерть и быть похороненным своими соратниками в са́ване, с ликом, обращённым к Мекке?
В любом случае, покинуть русский лагерь казалось наиболее достойным выходом. Репутация Кирсанова не пострадает, а у него останется память об их короткой дружбе. Отец Андрей, конечно, разочаруется, что не привёл ещё одну овечку в своё стадо. Но и этому замечательному во всех смыслах человеку не помешает поумерить свою гордыню, с улыбкой думал поляк. Саблин оказался не столь уж всеведущим: он не заметил в отряде афганцев бывшего ссыльного, а с Антоном Казимировичем он едва ли будет иметь удовольствие когда-либо увидеться вновь.
А что касается Лизы… Крашевский не верил, что она могла так просто забыть его и броситься в объятия первого попавшегося офицерика, пусть тот и выставлял себя героем. Его терзала самоедская догадка, будто всё, что с её стороны было, — не любовь, а всего лишь женская игра и от этого приходилось пенять на свою неизмеримую тупость, на то, что не сумел отличить лёгкий флирт от чего-то большего.
Но она думала, будто он погиб! И подлец поручик не только способствовал распространению этой лжи, но и воспользовался, чтобы забрать у него Лизу!..
— Может, зарезать этого толстяка со склада, как думаешь, Яхья? Всё в руках Аллаха… Хан, конечно, будет мною недоволен, но что поделать? Иначе, боюсь, без винтовки я стану беспомощным. Мои старые ноги меня не донесут, чтобы ринуться в рубку с бухарскими сарбазами. Повалюсь на полпути, и эти неряшливые тарзи разнесут слух, будто я обделался ещё до сражения!
Да ведь и поручик был уверен, что он кормит червей где-то у караван-сарая близ Самарканда…
Мысли снова упирались в непреодолимую стену, и Крашевский возвращался к единственному решению. Гордыня сжигала его изнутри, и он намеревался потушить её в бою, рядом с суровыми воинами Аллаха. И пусть ради этого пришлось присягнуть русскому самодержцу — иного пути Ян не видел. Таким образом, первый шаг он уже совершил.
— Правда, наш хан теперь служит ак-патше… Вот ты мне и скажи, Яхья, лучше зарезать его и обставить так, как будто я сделал это неумышленно? Или следует пырнуть неглубоко и уберечь шайтана от встречи с таким свиноподобным негодяем? Какой бадал[104] взыщут твои соплеменники? Фаранги у нас в горах за такие дела в зубы не смотрели. Вешали. Правда, обычно не того, кто совершил нападение, а первого попавшегося, — Бабак хохотнул, не выказав никакого возмущения.
Крашевский полил саблю мутной водой, обсушил и уложил в ножны, решившись на следующий шаг. Однако на последний и главный, который доставит его на другой конец пропасти, он пока не мог осмелиться даже мысленно. Поэтому после небольшой заминки он всё-таки поднял фотокарточку, вытер рукавом и засунул во внутренний карман. Потом обернулся и спросил:
— Где твоя винтовка, старик? — он указал на оружие Бабака и похлопал его выше груди. — Небось обменял на пару жирных баранов, а?
Глаза Бабака улыбнулись.
— Страсть как хочется крепкого бульону, да с лучком! — Поляк погладил себя по животу.
Прежде чем уйти, он с хрустом распрямил спину, пристегнул к поясу ножны и махнул довольному Бабаку рукой.
Глядя ему вслед, афганец кивнул в знак признательности. Как всегда, ему хотелось верить, что светловолосый его понимает. Теперь осталось только решить, ударить толстого интенданта не смертельно, выше груди, или вспороть брюхо, как показал его приятель.

Глава афганского отряда временно поселился в доме бакши, смотрителя персикового сада одного из джизакских богачей. Домик стоял на отшибе, далеко за стенами города, и представлял из себя почерневшее от огня строение с наспех уложенной крышей из тростника. По всей видимости его подожгли сами владельцы перед тем, как укрыться в городе. Александр Константинович предлагал поселить гератского наследника неподалёку от цитадели, но был вынужден согласиться с доводами войскового старшины: за лучшее он полагал, чтобы хан жил рядом со своими головорезами, во избежание недоразумений. Афганский отряд по-прежнему внушал тревогу.
Когда Крашевский подошёл к домику, то увидел несколько прощавшихся старых воинов, которые присутствовали на памятной джирге перед выходом отряда из Нураты. У входа стоял сердар Расул и бросил на поляка неприязненный взгляд.
Последним из дома вышел сам хан.
— Ассалям алейкум, Яхья, — он устало приветствовал посетителя, но всё же нашёл в себе силы улыбнуться и обнять Крашевского за плечи.
— Уалейкум ассалям.
— Я позвал тебя, чтобы попрощаться, — продолжил он с теплотой в голосе. — Наши беседы принесли мне много пользы, Яхья. Знай, что ты выплатил долг.
Крашевский кивнул, как будто ожидал этого. Долгое время он не мог понять, отчего его не обратили в раба-калеку и чем он мог быть полезен афганскому принцу. Но после всех невзгод, которые им пришлось пережить, ход мыслей Искандера стал казаться Крашевскому близким и понятным. И хотя этот просвещённый человек не упускал случая над ним подшутить, грозясь таким пережитком, как кровная месть или другими дикими обычаями горцев, слишком велика его благодарность. Хан открыл ему, что такое истинная свобода. И не было ничего удивительного в том, что два скитальца тянулись друг к другу. Чужие в Бухаре и в русском Туркестане, лишённые родины искатели удачи. Или сильного покровителя.
— И что же, я больше не могу пользоваться твоим гостеприимством?
Искандер-хан усмехнулся. Его неотступный нукер сердар Расул стоял на два-три шага позади своего господина, чтобы иметь возможность одним взмахом шамшира рассечь любого недоброжелателя.
— Когда ты здесь, среди своих, месть за Косоглазого тебе едва ли угрожает, — хан обернулся и строго посмотрел на сердара.
Тот поклонился и замедлил шаг.
— Ты был бы плохим командиром, если бы позволил своим воинам перерезать глотку соратнику, пока тот спит. Так что плевать я хотел на месть, — ответил Крашевский.
— Вот как? Значит, ты решил остаться среди нас?
— С твоего позволения, хан.
Крашевский выдержал пристальный взгляд, стараясь унять тревогу и… жгучую боль в груди. Второй шаг дался непросто. И тем не менее всем видом он стремился показать, что решение его твердо.
С удивлением он обнаружил в глазах хана какую-то растерянность. Тот обернулся на своего нукера и нахмурил брови.
— Не могу сказать, что не рад твоему выбору, мой друг, — он моргнул, как будто отбросив мимолётное сомнение, и показал ряд здоровых белых зубов с выпирающими клыками. Это была та улыбка, какую желал бы видеть обессилевший воин на лице последнего живого соратника. — На все воля Аллаха.
Искандер-хан указал вперёд, предлагая прогуляться. Они пошли вдоль ряда персиковых деревьев, уже покрытых зеленью, и по пути хан, как прежде, стал делиться своими мыслями и впечатлениями о приёме. Когда он рассказал о том, как тщательно русские офицеры избрали оружие, которое будет передано новому губернатору Туркестана в качестве подарка, Крашевскому с трудом удалось проглотить смешок. Он не желал начинать службу с того, чтобы оскорбить друга замечанием о его наивности.
— …Я понимаю командующего русским отрядом, Яхья. Бесспорно, ему нежелательно затягивать наше пребывание здесь, ведь не далее, как в прошлом году наши джезайли были направлены на его ак-сарбазов.
— Нас что, отправляют куда-то? — воскликнул Крашевский.
— Да. Утром выступаем на Янги-курган.
Это показалось самым лучшим развитием событий. Ехать воевать, туда, в горы, в степи, в пустыни, хоть в преисподнюю, к дьяволу в котёл! Подальше от всего.
Хотя размышления хана ненадолго отвлеки его помыслы, но он всей шкурой ощущал огонь, как в лихорадке. И знал, глазами видел источник этого огня. Лиза мерещилась ему везде: он опускал голову во время принесения присяги, уверенный, что её добрые глаза разыскивают его, дабы устыдить, за версту он обходил лазарет, как будто и там она ждала его.
Она теперь где-то в городе, наверное. Помолилась перед иконкой, и может даже помянула своего погибшего ухажёра, перекрестилась истово и стала готовиться ко сну. И пригрезится ей там самодовольная рожа поручика…
— …Я не стремлюсь завоевать их доверие, — продолжал хан, не глядя на своего спутника. Да и видно было, что слова предназначались не ему. — Этого трудно было бы достичь после того, как мы отошли от эмирова стремени. Но мы завоюем их уважение. Голыми руками и на своих двоих — завоюем, пусть для этого придётся положить половину отряда! К тому же, по ту сторону ущелья у меня осталось незавершённое дело, — Искандер-хан улыбнулся, как если бы в бухарских пределах его ждала возлюбленная пери, но на сей раз Крашевский уловил какой-то поистине плотоядный порыв в его оскале.
Его пробрала дрожь, и он снова мысленно вернулся в персиковый сад.
— Иншаллах[105], хан! — бодро воскликнул он. — Надеюсь, я буду в числе удачливой половины отряда.
В голове у него уже созрел замысел, который помог бы ему отблагодарить хана.
* * *
Родион Васильевич был вынужден приходить в саклю, которую выделил для него подполковник в цитадели Джизака, чтобы принимать пищу после полудня и после заката, какие бы срочные дела перед ним не возникали. Тем вечером он пришёл даже раньше положенного срока.
Он обязан был следовать этому правилу, поскольку ему поставили ультиматум. Несмотря на занятость по службе и на то, что едва ли не каждый местный сарт почитал своим священным долгом пригласить начальника населения к себе, они с Лизой условились проводить дома один час после полудня и ещё час перед сном, после ужина. В противном случае Лиза грозилась дневать и ночевать в лазарете, ибо, как она справедливо утверждала, её присутствие там было не менее востребовано, чем его — в домах всех мало-мальски значимых людей Джизака.
Войсковой старшина беспокоился за безопасность своей энергичной племянницы и поначалу выдумал даже приставить к ней казака — конечно, тайно. Но тот был вычислен почти мгновенно и отправлен восвояси — «нести действительно насущную службу, а не таскаться за девкой попусту», как выразилась Лиза. Среди солдат, казаков и офицеров, хотя бы несколько дней проведших в Ташкенте, — а таких было большинство, — едва ли находились такие, кто не знал племянницу начальника населения, не слыхал о щедрости, с какой она раздавала милостыню, не получал от её имени корзин с фруктами на Рождество Христово, лукума и халвы, доставляемой верненскими татарами, — на Курбан-байрам. Широтой связей, как среди российских деятелей, так и среди местных, Лиза соперничала со своим влиятельным дядей. Посему она обходилась помощью двух мальчишек и двух девочек, учившихся при её школе в Ташкенте, а за безопасность её мог поручиться весь гарнизон, все киргизские старшины из союзной конницы и каждый приказчик ташкентских купцов.
Учитывая занятость Лизы в лазарете и временный приход отца Андрея, в первые дни в Джизаке дяде и племяннице редко удавалось видеться, хотя они проживали под одной крышей. В конце концов Лиза выдвинула условие: они должны вместе обедать и ужинать, обмениваться новостями и отдыхать, не задерживаясь до ночи каждый на своём посту. Так и порешили.
Саблин положил кепи на низкий столик и, по-домашнему распахнув ворот гимнастёрки, устроился в тени навеса на веранде. Полагая, что Лизы нет дома, он неторопливо развязал кисет с табачком и стал шарить под многочисленными подушками, разложенными по примеру юрт киргизских баев, в поисках трубки. Но его внимание отвлекли необычные звуки, похожие на девичий плач.
Он вскочил и побежал в дом.
Лиза сидела за столом с опущенной на руки головой, как неудачливая ученица, которой никак не давалась задачка. Сначала она даже не обратила внимания на дядю. Стало ясно, что она чем-то глубоко удручена.
Глаза Саблина вспыхнули, пальцы до боли в костяшках сжали рукоять шашки, и он уже готовился выкрикнуть: «Кто посмел обидеть?!» — но Лиза его опередила:
— Ненавижу вашу войну! И вы, дядюшка, с ранениями, а туда же! Снова уезжаете воевать! Всё вам, мужчинам, мало, всё мало! Уже и так на краю земли стоим, а вы всё воюете… Водружаете знамя над очередной цитаделью и кричите «ура» его величеству, а потом обнаруживается, что у матери нет сына, а у сестры — брата… — Она вздохнула, вытерла нос и встала, продолжая смотреть на опешившего Саблина взором Эринии.
Офицер просто не знал, что сказать и куда себя деть. Лиза была зла — на него, на подполковника Абрамова, на отбывшего генерала Романовского, на бухарских послов. На всех высокопоставленных господ, никак не умевших составить проект мирного договора.
— А вы часто захаживаете в лазарет, дядюшка? Знаете, сколько солдат лежит там с ранениями и ожогами, с кишечными болями и дизентерией? Сколько молодых парней, которым бы пахать в эти дни да сеять! Да с девками плясать! Это вам, старым воякам, уже ничего не страшно — ни жара, ни стужа, ни болезни, ни сам дьявол, прости Господи. Зачерствели так, что не прошибёшь. Ни внуков на руках подержать вам уже не хочется, ни обнять постаревших жён. Воюете себе… Когда ж вы навоюетесь?!
Лиза подавила очередной всхлип.
— Сколько русских вдов и сирот вы наплодили? Сколько подданных эмира стали жертвами этой войны? Отец Андрей говорит, будто всякий убивающий нас думает, что тем идёт по пути Аллаха. Но разве мы не такие же? Разве не мним, будто Господь на нашей стороне и, ежели придётся погибать, мы погибнем во имя Его? — кричала Лиза, уже не стесняясь слёз, но потом вдруг притихла и съёжилась.
Родион Васильевич улучил момент, чтобы прижать племянницу к себе, и Лиза уткнулась лицом в его пропотевшую гимнастёрку.
Господу было угодно, чтобы бедная девочка испытала два тяжёлых потрясения за последние месяцы. Сначала пришли вести о занятии Джизака. И о погибших при этом деле воинах. Пока весь Ташкент праздновал викторию, её заполнила такая всепожирающая скорбь, что даже поминовение усопших не принесло её душе облегчения. Как раненый равнодушной ногою цветок, она стала увядать.
Когда подполковник Абрамов добился его перевода в Джизак, Родион Васильевич увидел в этом спасение, и позвал Лизу с собой. Ведь до появления в Ташкенте двух раздутых павлинов, она только и желала быть во всём полезной, и давно штудировала медицинские книжки вместе с недоучкой-фельдшером Протасовым. И эта поездка стала одним из лучших его решений: Лиза начала поправляться и нашла успокоение в уходе за больными и за ним самим. А потом эмир отпустил пленных и задержанных, среди которых в расположение войск вернулся Иван Кирсанов.
Родион Васильевич был единственным свидетелем второго удара, который ей пришлось пережить. Ему не составило труда сообразить, что не о том Иване изнывало её смелое сердечко. Но все вернувшиеся принесли девушке большое утешение, и в тот день её слёзы увидел только он.
Время шло. Её усилиями поручик встал на ноги после тяжёлого ранения. Неутомимая девушка проводила с ним целые дни в стремлении вернуть его к жизни. Ведь он был единственным, кто напоминал ей о том, который сгинул в плену, он был его другом. Только он и отец Андрей.
С каждым новым днём девушка впитывала свежий жизненный дух, а рядом с ней находился ласковый и обходительный человек. Дело шло к своему венцу, когда наконец поручик Кирсанов явился к нему и со всем почтением просил руки Лизы.
Теперь дело уже казалось решённым, да и Лиза, конечно, не могла не понимать к чему всё идёт. И хотя Саблин не выказал ни большой радости, ни торопливости, он видел, что поручик в своих намерениях искренен и чист. Строгий опекун велел ему при первой оказии отправляться в Ташкент вместе с девушкой, под мягкое крыло его доброй супруги. Родион Васильевич не решился принимать решение самолично, хотя время скорби прошло.
— Я знаю, что не по своей воле вы… Да и не ради славы или гордыни всё это… Глупость и бабьи рассуждения! Простите, дядюшка. Но, видит Бог, когда подумаю об искалеченных солдатах, о матерях погибших офицеров — душа не выдерживает. А сколько людей угодило в плен или вовсе сгинуло без всякого известия! Не похороненные лежат…
— Лизонька, — прошептал Саблин, и одинокая слеза потерялась в её волосах. — Погибшим вкушать от древа жизни в раю. Раненые исцеляются, а пропавшие находятся.
Лиза отстранилась от дяди и так пристально посмотрела ему в глаза, как будто пыталась проникнуть в самую душу.
— Что… Что вы хотите сказать?
Саблин отвернулся и устремил взор в удлинённое окошко, похожее на амбразурку.
Теперь на его голову свалился этот польский осел, который причинил Лизе столько страданий. Затесался в отряд афганского царевича!.. И об этом должно было ей рассказать, но что-то сдержало этот порыв. Возможно, это был страх подарить племяннице ложную надежду. В плену могло случиться такое, о чём молодой барышне лучше не узнать никогда, и сохранять свои романтические, но пустые впечатления, приобретённые от общения с более удачливым соперником.
Но помнил он и её слёзы…
— Я хочу сказать, Лизонька, что тебе пора собираться в путь-дорогу. Ты уедешь в Ташкент, и уедешь немедля.
Лиза остолбенела. На всякий случай, ещё раз вытерла платочком лицо. Не терпящий возражений тон дяди сбил её с толку и потушил, залил ушатом ледяной воды едва сверкнувшую искорку робкой надежды.
— И не подумаю, — взбрыкнула она.
«Уж не почуяла ли? — встряхнула уральца внезапная мысль. — Бабье сердце — потемки!»
Родион Васильевич происходил из старинного казачьего рода, но ни дворовых людей, ни какого-либо выделяющего их семью достатка не знал. Окончив училище, он безмятежно нёс службу и каждый следующий чин получал по сроку выслуги. И когда он почувствовал себя достаточно твердо, женился на Марии — красивой дворянке из богатой гурьевской семьи. Он не стремился упрочить своё положение браком, но вышло так, что в его плавное, выверенное жизненное русло как будто врезался поток свежей реки. И хотя его милая избранница оказалось человеком иного воспитания, с претензией на гораздо более светский образ жизни, чем мог предложить прямодушный уралец, два течения слились воедино и сотворили нежный, взаимовыгодный союз.
— Пойми ты, Лизонька! В округе стало неспокойно. Даже гулять по городскому базару, как ты это привыкла, теперь небезопасно. Назревает неладное…
— Пусть назревает, дядюшка, — холодно ответила девушка. — Разве я хуже киргизских девушек? Или невесты коммерсанта Куприянова, которая всюду сопровождает своего суженого? А ведь мы каждый день ходим на базар, собираем травы в предгорьях, а одна моя приятельница ездила с командой подполковника на закуп продуктов в Зааминскую крепость!
Родион Васильевич всё ещё размышлял, и верное решение ему не давалось. Пройдёт день или два, и Лиза узнает… Однако, когда друг о друге разузнают эти павлины, окажется совсем скверно. Этим молодчикам сделается нестерпимо тесно в Джизаке, да и во всём бренном мире. И поспешат они отправить друг дружку туда, откуда не возвращаются.
Отец Андрей рассказал о милости Божьей, ниспосланной в виде избавления польского болвана от гибели и плена. И благодарение Господу, покуда рассказал только ему.
— К тому же не вы ли, дядюшка, обучили меня обращаться с шашкой? Уж не сомневайтесь, я сумею за себя постоять.
— Шашкой?! Шашкой, говоришь? Вот оно! Воспитание твоей тётки! Ну не потеха ли, девка с шашкой бухарца бить вознамерилась!
— Да! Вот этой вот шашкой! — обиженно вскрикнула Лиза и схватилась за шашку, которая досталась ей от отца, родного брата Марии Саблиной.
Сначала один за другим в семье Родиона Васильевича родились двое крепких мальчуганов, потом была служба на Каспии, которая принесла тогдашнему хорунжему большой опыт в торговых делах и новое назначение. А потом погибли Степан и Агафья, оставив свою дочку круглой сиротой. Когда Лизу привезли в их дом в форте Перовском, в стройное течение их бытия влился ещё один ручеёк. С тех пор у Родиона Васильевича стало две спутницы жизни, и ни он сам, ни возлюбленная жена уже и думать не умели, как существовали раньше без маленькой Лизы. Их жизнь наполнилась такими пёстрыми красками, о которых скромный казачий офицер мог помыслить разве что во время Венгерского похода, когда он был двадцатилетним урядником в составе уральского полка, с едва продравшейся бородёнкой.
— Господи, убереги от этих женщин! Хомута не знала эта кобылка! — взревел войсковой старшина. — Ты уедешь, Лиза, потому как и невеста Куприянова, и киргизские женщины отправляются завтра же. Его благородие подполковник изволил выделить линейную полуроту, дабы всех больных в Ташкент сопроводить, под командованием Ивана. Уже и батюшка вещички уложил. А она шашкой махать удумала, ишь!
* * *
Дожидаться темноты не пришлось. Пока Крашевский дошёл до лагеря, ночь сковала окрестные сады и мазанки, и только звёздное сияние вперемежку с изменчивыми огнями факелов освещало прожорливые зубцы джизакских стен.
Предстояла поистине партизанская вылазка, и поляк спешил, пока выкрики часовых не напомнили ему об осторожности. Добравшись до своего обиталища где-то в середине афганского лагеря, он сообразил, что в таком виде, с чалмой на башке, едва ли будет чувствовать себя безопасно. Вполне вероятно, что, не вдаваясь в рассмотрение его почерневшей физиономии, какой-нибудь пылкий молодой солдатик ткнёт его штыком под рёбра и утешит навеки изнывающую душу.
Пришлось снова напялить кирсановский китель, который мудро сохранил для него Бабак.
«Вот как. Снова нам довелось поменяться местами, Ваня. Снова я буду тобой, пока ты, подлец, заместо меня разгуливаешь с Лизой!»
Кто-то тронул его, и с перепугу Крашевский дёрнул за рукоятку сабли, не успев отскочить. Но его запястье крепко сжимала костлявая рука со вздутыми венами.
Перед ним стоял Бабак.
С коротким визгом сабля залетела обратно в ножны. Крашевский размял шею, чтобы привести себя в чувство и спрятать подленькую оторопь от устрашающего вида афганца.
— Испугался? — Бабак разжал пальцы. — Ничего. Я умею внушать страх, этого не отнять. Знаешь, а я всё-таки решился, Яхья, — он ткнул поляку пальцем выше груди. — Убивать я его не стану, а не то, пусть Аллах меня помилует, навлеку месть русских на хана. Или на тебя. Придётся пырнуть его тихонько…
Тут Крашевского осенило. Глядя на этого бесшумного старика с глазами матёрого душегуба, он не мог удержаться от того, чтобы представить презабавную картину.
— Пойдёшь со мной, старик? Я как раз собирался за твоей винтовкой.
Бабак увидел, как Крашевский стреляет из воображаемого джезайля и кивнул, решив, что светловолосый хочет идти с ним.
Они молча напялили на себя всё имевшееся в наличии вооружение и тихо растворились в темноте.

В дверь заколотили так настойчиво, что Милентий Николаевич подскочил от неожиданности, как вспугнутый кот. Следующая серия ударов грозила вышибить дверь на хлипких петлях, и секретаря охватила доподлинная паника. Он стал сгребать со стола бумаги, ассигнации, бухарские тилля, кокандские серебряные таньга и медные пулы, не закончив подсчёта. Ополоумевшие руки опрокинули чайник и кипяток принялся заливать всё, до чего мог дотянуться.
Как будто поддавшись его переживаниям, дверь не выдержала натиска и отворилась с немыслимым скрежетом после очередного толчка.
— Господи Иисусе Христе, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня… — громко затараторил Милентий Николаевич, преграждая своим телом доступ к залитым богатствам.
Он был уверен, что пришло время расплаты, и дела его открылись начальству. А вспыльчивый подполковник Абрамов не чета Антону Казимировичу: без всяких сантиментов предаст его судьбу приговору военно-полевого суда.
Заместо солдат с ружьями, готовых сопроводить его на гауптвахту или прямиком к расстрельному столбу, в помещение зашли двое.
— Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей…
— Аминь! Сразу видно, светлый вы человек, раз так прилежно молитесь перед сном. Здравствуй, Милентий Николаевич.
— Господи всемогущий, пан Крашевский! Вы!
— Вот и славно, вот и славно. Узнали. А то мне уж подумалось, будто вы праведником заделались и решили отречься от суетного мира. А заодно и от старых друзей.
Татаринов улыбнулся через силу, но и этот любезный порыв погас, когда он разглядел высокого чёрта с целой дюжиной клинков за широким поясом. Взгляд длиннобородого, пугающего вида человека не предвещал ничего доброго.
— Пожалуйте…
— Благодарствуем, Милентий Николаевич, — Крашевский услужливо пододвинул стул к седалищу Бабака, усадил его, а сам остался стоять.
— А мне сказали, будто вы, сердечный, погибнуть изволили в неволе, Господи помилуй.
— Вас ввели в заблуждение, Татаринов. Но, кажется, вы неучтивы.
— Ах, да! Не желаете ли чайку? — всполошился хозяин. — Или чего покрепче?
— Я бы не стал переводить это уважаемому гостю. Он мусульманин, к тому же знатный, и может на такое предложение оскорбиться. Имя этого бека, сердар Бабак ибн Муттаваль аль-Захир Кандагарский. Он приближённый афганского принца Искандер-хана. Слышали вы о нём?
— Как же, как же, доводилось! — закивал Татаринов.
Больше всего Крашевский переживал за то, что Бабак улыбнётся и обнаружит свой неблагородный, но от того не менее устрашающий щербатый рот. Но афганец вёл себя согласно уговору: перед вторжением поляк долго жестикулировал и показывал, как ему следует себя вести.
— Войсковой старшина Саблин с ведома его высокоблагородия Грейфа просил меня сопровождать знатных афганцев, дабы они имели возможность освоиться в наших местах, — объяснил Крашевский вполголоса, как бы стараясь не потревожить покой вельможи.
— Понимаю, понимаю. А вы… вы что, изъясняетесь на их языке?
— Этого не требуется. Хан и его приближенные знают немного по-английски.
Секретарь водворил чайник на маленькую, наполовину врытую в землю печку наподобие тандыра, и залил туда воды из ведра. Блуждающий взгляд Татаринова прыгал со стола, где всё ещё беспорядочно блестели несколько монет — на Крашевского, с пола, на котором валялись набухающие ассигнации — на чайник, и старательно избегал ненароком коснуться глазами афганского аристократа.
— Чем… Чем могу быть полезен, сердечный пан Крашевский?
— Дело у нас весьма деликатное, — ответил Крашевский, поклонился афганцу, будто испрашивая его разрешения, и заявил: — Ружья. У гостей командующего пропали ружья.
Поведение шляхтича сбивало с толку. Татаринов привык видеть его не иначе, как с надменно-выпрямленной осанкой и взглядом, способным либо пришибить подобно барской плети, либо заставить почувствовать себя досадным недоразумением на его пути. И вот теперь этот высокомерный пан вёл себя так, как будто выбрался из жуткой передряги, после которой грешные души навсегда обращаются к Господу. Или к водке.
Он непрестанно нагибался и что-то говорил мусульманскому вельможе. Тот, в свою очередь, то кивал, нахмуря брови, то наоборот, отрицательно качал головой, и от этого делалось особенно не по себе. Впрочем, голова секретаря покрылась каплями пота с душком сразу после того, как было сказано о ружьях.
— Помилуйте, пан Крашевский! — немного замявшись, секретарь глубоко поклонился Бабаку. — Мурза… Мурза аль-Захир… Я ничего не слышал о ружьях…
Здесь он стал жертвой того самого взгляда, который заставлял людей низшего сословия сгибаться вдвое, хотя и являлся дворянином в первом поколении. Когда приподнялся афганец, секретарь вовсе попятился и хотел закричать о помощи. Но Крашевский удержал этого башибузука, после чего подошёл к Татаринову с обеспокоенным выражением лица и отвёл его в сторонку.
— Ох, Милентий Николаевич, зря вы так… — шёпотом произнёс Крашевский. — Мы, кажется, не первый день приятельствуем, поэтому поведаю вам всю истину, как она есть. Пользуясь своим положением, я убедил хана не принимать поспешных решений относительно вас. Так что визит этого человека — пока только предупреждение. Но вот относительно вашего знакомого интендантского чиновника я оказался бессилен. Давеча этот уважаемый мурза наведался к нему… И он указал на вас.
— Но позвольте… Как это указал?
— Нехотя указал, должен вам заметить, с тяжёлым сердцем. Однако, Иисус-Мария, винить его в малодушии я бы не осмелился! Видите ли, закон у этих людей нехитрый. Тем, кто был уличен в воровстве, они отсекают кисть, — Крашевский сопроводил слова соответствующим жестом и с опаской оглянулся на афганца.
— Но как же… — Татаринов стал заикаться, но вскипевшее возмущение было вмиг задавлено ужасом. Он ещё сильнее понизил голос: — Отчего же вы не донесли начальнику населения? Это же форменный произвол!
Крашевский покачал головой.
— Так я и намеревался поступить. И только одно обстоятельство меня удержало. Интендант ведь во всём сознался. И теперь, Боже милосердный, я бы за ваше долголетие не поручился. Слышали вы что-то о кровной мести?
— Как это кровной? Почему кровной-то? — голос секретаря дрогнул, и Крашевский почувствовал, как мелкая дрожь охватила его пухлые, розовые руки.
— А как вы думали, Татаринов? Любой из людей хана с радостью примет на себя труд привести в исполнение его вердикт, — он снова хлопнул тыльной стороной ладони по запястью. — И тогда командир джизакского отряда, как бишь его…
— Подполковник Абрамов…
— Вот-вот. Что, по-вашему, сделает подполковник с таким нарушителем спокойствия?
— Расстреляет?
— Именно, любезный. Вот тогда-то и прольётся горская кровь.
Татаринов отшатнулся. Он выпучил глаза и с отчаянием схватил поляка за рукав:
— Пан Крашевский, что же делать? Да ведь эти мультуки я уже продал киргизам из союзной конницы…
— Деятельный вы человек, Милентий Николаевич. — Крашевский одёрнул руку. — Я пришёл к вам как к другу, убедил хана уладить дело миром.
Афганский мурза явно проявлял нетерпение. Его рука уже покоилась на рукоятке одного из кинжалов, длиной в цельный локоть.
— Теперь прольётся кровь… — Крашевский закрыл глаза, как будто устремив мысли к Господу.
Татаринов взвыл по-телячьи и вцепился в поляка так, как если бы позади него внезапно разверзлась пропасть.
— Господи прости! Я ведь вспомнил! Пан Крашевский, сердечный, я вспомнил! Ведь несколько стареньких винтовок ещё остались. Пан Крашевский не покиньте же меня в трудную минуту! Кто же знал, покуда игра шла втёмную? Это кабан-интендант уверял меня, будто мультуки трофейные, вот я их и пристроил. Говорю как на духу!
У Крашевского не было причин сомневаться в успехе своей партизанской вылазки. Татаринов был обложен со всех сторон: в своих делах он прибегал к помощи слишком многих посредников, среди которых некогда оказался и он сам. Подавать жалобу для него было все равно, что расписываться в своём приговоре.
— Давайте всё что есть. А остальное я беру на себя. Чёрт бы меня побрал, мне не впервой оказывать вам покровительство, Татаринов! — Наконец Крашевский сжалился, видя, до какого жалкого состоянии дошёл коллежский регистратор.
Будто соглашаясь ходатайствовать за него перед вельможей, он похлопал его по спине и с глубоким вдохом пошёл к Бабаку.
Афганец поднялся и, отодвинув Крашевского, сделал два шага в сторону Татаринова, который едва не вручил богу душу.
— Инна Мааль-Усри Йусраа[106], — медленно, зловеще проговорил Бабак.
Он упёр кончик костлявого пальца в грудь секретаря и добавил на пушту, обращаясь уже к поляку:
— Он похож на среднего брата моей жены, Яхья. Когда старейшины приказали ему жениться на старухе Шахрияр из кишлака Шинданд, он тоже обделался от ужаса, как будто это могло ему помочь!
И тут случилось то, чего опасался Ян: афганец захохотал, разинув пасть так, как будто собирался поглотить весь воздух. Но опасения оказались напрасными. Последнее, что он увидел перед уходом, было мертвецки бледное лицо Милентия Николаевича.
* * *
Даже успешная ночная вылазка не поспособствовала крепкому, мирному сну. С первыми петухами Крашевский очухался разбитым, равно как и во все предыдущие дни у Джизака. Он бросил сонливый взгляд на своего подельника, который проспал предрассветную молитву, но, казалось, нисколько от этого не пострадал. Он растянулся на земле и ласково обнимал вороченную винтовку, а на лице его застыла печать благодати, какая бывает у праведников.
Настало время решиться на третий шаг перед тем, как афганцев поднимет вой трубы, похожий на рёв двух дюжин взбесившихся верблюдов. Предстояло вновь нагрузить на себя всё нажитое и отправиться в поход, занимать очередную крепость. И среди этих вещей должен остаться только Коран, подаренный Ибрагимом, и сабля, сделавшая лицо Косоглазого красивым и мёртвым.
Сначала он хотел написать письмо и объясниться. Приложить к нему фотокарточку и передать через отца Андрея. И если Аллах присудит вновь угодить в плен, то Ян предпочтёт подохнуть там, ибо уже ничто не будет питать его волю к жизни.
Но он не мог решиться на это. Осознание своей тупости он уже переболел, но вместе с ним в кровь подмешивалась струйка какой-то отравы. От неё сердце начинало трясти и сбивалось дыхание, как будто маленький внутренний чёрт ковырял по уязвимому месту. Становилось противно, так что даже обессиленная душа заявляла протест и будила внутри возмущение. Восстание против своей трусости. И сомнения вновь одолели его.
Не правильней ли будет заявиться к Саблину и сообщить, что он отныне ренегат и служит афганскому царевичу — и тем положить конец жизни ссыльного? Но и это, он чувствовал, будет очевидной трусостью.
Тогда что? Тогда следует идти к Лизе и показать, что он жив и здравствует. Что он освобождает её от данного обещания и… Нет, ничего глупее и придумать нельзя!
До сих пор он избегал думать о поручике. Но теперь времени на страдания не оставалось. Слишком заветные мысли, близкие к покаянию, поведал ему Кирсанов лежа на смертном одре. После этого, честь не позволяла иметь между ними никакой недосказанности. Если он решится встретиться с Иваном, то дуэли не миновать. Видно, не угодно было Аллаху, чтобы они вместе топтали землю.
Но ведь не кто иной, как он сам, выхаживал поручика, а потом подарил ему шанс, оставшись в лагере афганцев заместо помирающего товарища. Подарил ему свою жизнь. И теперь явился, дабы её отнять?
Он мотнул головой и пошёл к арыку, так и не разрешив своих мрачных раздумий. Присев на корточки, он плеснул грязной водицы в лицо и, когда продрал слипшиеся от мути глаза, увидел одинокого офицера, который неспешно шёл со стороны персиковых садов.
Прихрамывая почти несгибаемой ногой, он вёл на поводу невысокую киргизскую лошадь. На плечах, поверх простой солдатской гимнастёрки, был небрежно накинут чекмень в виде полукафтана. По бокам заправленных в сапоги шаровар выпячивались стрелки малиновых лампас.
«Явился, взыскатель, — подумал Крашевский. — Вот он тебя от выбора и освободит».
Шляхтич громко высморкался и умыл лицо.
Войсковая кобыла оказалась более разборчивой. Тряхнула гривой, оторжалась и отвернулась брезгливо, устремив мечтательный взор в свою степную стихию. Пить она не стала.
— Водица тут не самая хорошая, — кивнул Саблин. — Её надобно хорошенько прокипятить перед употреблением, а не то червя подцепите.
С округленным, полнеющим лицом, залысинами и открытым, ясным взглядом, он скорее походил на благовестника. Раздражённый поведением лошади и наставительным тоном её хозяина, Крашевский встал и кивнул в ответ.
— Сердце кровью обливается, ваше благородие. Вижу, ранения никак не дают вам покоя, — съязвил он, глянув на ногу Саблина.
— А, она, проклятая, почитайте беспрерывно досаждает. Привык. Разве что верхом, знаете, иногда забываю про эту чертовку, — ответил он миролюбиво.
Он похлопал кобылу по шее и заботливо почесал за вздутой щекой. От такой ласки животное прикрыло глаза и крутануло пышным хвостом, а Саблин стал расстёгивать подпруги и снимать уздечку.
— Полагаю, вы вполне освоились среди афганцев, господин Крашевский. Или вас теперь следует называть Яхья Бигане аль-Герати? Так вы значитесь в списках Искандер-хана.
— Вот как. Я этого не знал, — на лице поляка отразилась признательность.
— Как продвигаются ваши занятия восточными языками, позвольте полюбопытствовать?
— Кривляюсь, ваше благородие, — улыбнулся он.
Но тут же стёр улыбку с лица. Он вспомнил, что именно Саблин некогда предлагал ему должность драгомана и сетовал на нехватку знатоков фарси и киргизского.
Войсковой старшина снял седло, положил его на землю и, крякнув, пристроился на него, как бы приглашая поляка на разговор. Не так Крашевский воображал эту встречу, но всё же поддался и присел рядом. За линией восточного горизонта рассветало, так что оба могли без труда избегать пересечения взглядов.
— Лиза о вас тосковала, — ровным, отстрадавшим голосом сообщил Саблин.
Что-то стукнуло у поляка в груди, и он бросил короткий взгляд на собеседника, но тут же отвернулся, отгоняя низкие помыслы. Внутри потеплело. Мысли унеслись в облака, и через мгновение он уже не мог и допустить, чтобы Саблин ломал комедию.
— Ваше благородие… Вы это несомненно знаете?
— Да уж можете не сомневаться. Кажется, я не давал повода…
— Нет-нет, я… я вам благодарен за эти слова, — прошептал Крашевский.
Войсковой старшина перестал мучить себя и с облегчением вытянул ногу. Реакция поляка не пошатнула его твёрдости.
— Вы позволите мне с ней увидеться? — решился Крашевский.
— Вы этого желаете?
— Всем сердцем!
— Я отправил её в Ташкент.
— Вот как…
Крашевский нахмурился, и глаза увлажнились. Но он этого не стеснялся. Его вдруг задавили прежние тревоги, а к ним добавились новые. Из ниоткуда взросли препятствия, которых он не умел преодолеть.
— Однако до полудня она едва ли успеет собраться. Так что, ежели таково ваше желание, ещё застанете.
Мужчины переглянулись и, казалось, подумали об одном и том же. Предстать-то перед Лизой он может, да только в каком качестве? Этакий омусульманившийся авантюрист? По-прежнему бесправный ссыльный? Или пленный, которому не повезло вернуться позднее своего соперника?
Что вы можете ей предложить? — безмолвно вопрошал войсковой старшина.
В его власти было устроить или расстроить судьбу племянницы. И лучшим решением, которое он мог принять, было не вмешиваться в высший замысел. Как сложится судьба его Лизы, он загадывать не хотел. Ибо кто может поручиться за будущее? Он сделал все, что было в его силах и что подсказывало ему разумение. А дальше — как Господь Бог положит.
В его же власти было плодотворно послужить на благо отечества. И в этом он был непреклонен.
«Господи милосердный, помилуй меня и прости прегрешения мои, вольные и невольные, словом и делом, ведением и неведением…»
— А теперь извольте выслушать, господин Крашевский. Я не намерен запрещать вам увидеться с Лизой перед отъездом. Милостью Божьей вы живы, с этим обстоятельством трудно поспорить. И все, кто имел честь вас знать, этому искренне рады. Однако вы, не успев спуститься с Нуратинских гор, поспешили заявить о своей персоне батюшке, а потом отчего-то предпочли укрыться в тени… Вам пора бы научиться думать наперёд, немного дальше своего носа. Лиза уедет в Ташкент, это дело решённое. Она девица полнокровная и, видит Бог, неунывающая. Да вы и сами имели возможность в этом убедиться. И потому она будет брать от жизни всю её полноту со всеми красками, будет молиться Господу, учиться, помогать страждущим. Будет взрослеть и взращивать свой разум, будет любить… И уж мы этому поспособствуем по мере своих скудных сил.
— И я бы не посмел этому препятствовать, ваше благородие.
Как всегда случалось, когда Крашевский беседовал с этим человеком, мысленно или взаправду, ни достойно возразить, ни оспорить сказанного он не мог. Какой бы роковой тяжестью не отдавали его слова, шляхтич готов был подписался под каждым из них. Но от этого легче не становилось.
Значит, он может с ней встретиться. И это было милосердно со стороны Саблина. К ней и к нему. Но это будет последняя встреча, по-иному быть не могло. Значит, дальше война. Дальше короткий путь испытаний и смерть. Тяжкий, но достойный исход.
— И зарубите себе на носу вот какую истину, — неожиданно добавил Родион Васильевич. — У вас ещё долго не будет возможности с ней повидаться.
Глаза Крашевского блеснули надеждой. И опять, не тая своих чувств, он посмотрел на войскового старшину.
— Значит… Вы полагаете… Мы ещё сможем увидеться?
— Я ведь не отказываю вам в вашем праве, ежели оное право подтвердится замыслом Божьим.
Крашевский вздохнул. Подумав о Кирсанове и о том, что Лиза уже избрала свой путь, у него ничего не оставалось, кроме как положиться на волю судьбы. Вмешиваться в ход провидения и тем более таким жутким способом, как оскорбление чести поручика и вызов стреляться, он отныне желал меньше всего. Ведь иначе храбрая, добрая, милая Лиза потеряет двух близких людей. Они умрут для неё второй раз.
— А теперь, давайте оставим это и вернёмся к нашему давнему разговору.
Крашевский вздрогнул и как будто очнулся от кратковременного, но глубокого забытья.
— Ваше благородие, после тех слов, которые вы изволили высказать, я готов слушать вас до второго пришествия.
— И отрадно, что чувство юмора вас не покидает. В конце концов разговор ведь пойдёт о вашей дальнейшей судьбе. Так вот слушайте, сколько душе угодно и, может статься, сумеете что-нибудь постичь. Полагаю, коль скоро вы решили остаться в отряде Искандер-хана, к статусу ссыльного вам возвращаться не с руки. Лично я против вашей службы в свите хана ничего не имею, даже напротив. Именно поэтому я сегодня заходил к хану и имел с ним обстоятельную беседу относительно вас. Но прежде хотел услышать от вас кое-что. Видите ли, сомневаться в том, что вы человек чести, у меня никогда не было оснований, а потому вашу присягу я воспринимаю настоящим образом.
— Уж не желаете ли вы позлорадствовать, ваше благородие? Вам это не трудно, — уже без прежнего ехидства ответил Крашевский.
— Можете выговориться, ежели вам легче станет, — холодно ответил Саблин. — Но я, признаться, пришёл не для того, чтобы подтирать ваши нюни и беседовать о делах сердечных. А потому извольте говорить напрямую.
— Я присягал с болью в душе, этого не скрою, но если вы вздумали сомневаться в моём здравом рассудке, то напрасно. Я присягнул как шляхтич, этого довольно.
— Разумеется, — кивнул Саблин. — Тогда и я должен вам кое в чём сознаться. Как-то я говорил, будто ваши знания европейских языков, и особенно английского, нам здесь без надобности. Я прошу прощения, это было дилетантское суждение и, признаюсь, высказанное несколько свысока. А теперь, мурза Яхья Герати, не угодно ли вам будет снова повязать на голову чалму и приложить в груди священный Коран, который вам подарил наш общий приятель?
* * *
Прошло менее часа после того, как Саблин покинул лагерь афганцев. Крашевский встал и пошёл к Лизе. Сидеть ещё дольше и пытаться привести себя хоть в какой-то достойный вид больше не было мочи.
На ходу он пытался избавиться от назойливых мыслей о том, как глупо выглядит со своей бритой башкой, о том, что не сумеет найти нужных слов. Но он увидит её, он ей улыбнётся! И может быть, эта улыбка подарит ей успокоение, ведь она так долго оплакивала гибель ссыльного поляка. Она была честна с ним от начала и до конца, и даже больше. Она тосковала по нему! Иисус-Мария!
Он шёл тем же путём, что и несколькими днями раньше. Через плац и солдатские лагеря он широкими шагами двигался в сторону лазарета за тройным кольцом городских стен.
— Ой, господи, куда же вы так торопитесь! Вы мне едва плечо не вышибли!
Крашевский и не осознавал, что пёр напролом, расталкивая суетливых в походных сборах солдат и прочих прохожих плечами, будто лодка — морскую волну.
В нос ударил дивный аромат. Он обернулся и увидел знакомое и такое родное, но при этом искренне возмущённое личико. Нахмурив брови, ангел отряхивался и держался за плечо, готовый взорваться негодованием. Несколько неизменных мальчишек стояли вокруг девушки, и на их лицах не было и толики дружелюбия. Один из них даже угрожающе схватился за попавшийся под руку камень, как видно, прицеливаясь — швырнуть его в брюхо обидчика, чтоб наверняка не промахнуться, или уж метить в голову, чтоб наверняка сразить.
Но Крашевскому было всё равно. Он с благоговением взирал на девушку и на миг позабыл обо всех прошлых невзгодах и будущих тяготах.
— Лиза, вы?..
Она пригляделась — и её лицо расцвело улыбкой, засияло, будто озарённое первыми солнечными лучами после насланного Богом потопа. С прежней своей решимостью, хоть и не без смущения, она подошла к поляку и взяла его под руку, чем уберегла от расправы со стороны своих маленьких защитников.
— Отойдёмте немного, пан Крашевский. Не могу сказать, что мне нравится ваша новая причёска, — сдержанно промолвила Лиза, ибо Ян, как водилось, лишился дара речи, устремив влюблённый взор на неё, словно она была ранним весенним цветком. — Но усы вам к лицу.
Когда они отошли подальше от лазарета, девушка остановилась и посмотрела на поляка совсем другими глазами. Подобными очам Вроцлавской Мадонны, большими и ясными, глубокими, полными скорби глазами.
— Вы живы, Ян. О большем я Господа не смела молить…
Лиза отвернулась, и Крашевский не мог решиться к ней прикоснуться, погладить её за плечо или согреть тонкую ручку.
— Как же так случилось, пан Крашевский… Как же так…
Лиза не плакала и не вздыхала. Её бледное личико было направлено в сторону джизакских стен. Казалось, прямо туда, где старый афганец отнял у него счастье ударом по голове. Снова ему пришлось убедиться, насколько твёрдым характером обладала эта хрупкая с виду девушка, насколько сострадательная душа в ней таилась.
Он боялся произнести даже звук, который мог бы потревожить её гордую девичью горечь. И на ум пришли — будто для него написанные — строки бессмертного Мицкевича:
Зачем нельзя без слов её молить,
Без слов найти живые выраженья,
Без звука душу в душу перелить…


Теперь его изувеченное сердце вспороли ржавым кинжалом, и оно отходило с измором, покрываясь тлеющим пеплом. Никаких прав, которые он сам себе присвоил и о которых говорил её опекун, у него не было, и мучить её новой разлукой было преступно.
Но ведь у него было право влюблённого! Безнадежное, призрачное, последнее, но незыблемое право.
— Панна Лиза. Вы позволите мне сохранить вашу фотокарточку? На память.
Лиза грустно улыбнулась. Крашевский увидел, как её глаза увлажнились, и готов был отдать жизнь, лишь бы первая предательская слеза не упала на щёчку. Внутренним чувством шляхтич знал, что ей было важно выдержать, сохранить твёрдость и оставаться для них обоих духовной опорой, какой она и являлась всегда.
И посыпались бестолковые слова.
— Должен вам признаться, Лизонька, что я нарушил наш уговор. Когда я бродил по залитым солнцем, прекрасным полям Зеравшанской долины, они напомнили мне ваш ташкентский сад, и я осмелился мечтать в одиночестве. Право, я чувствовал себя как тот ненасытный обжора, который хватает последний кусок пирога с тарелки, не думая о других.
Это дерзкое признание заставило Лизу проглотить вздох, готовый сорвать плотину, и она засмеялась, тихо и застенчиво.
— Значит, вы осознали свою вину, — весело обронила девушка.
— Mea maxima culpa, я каюсь и… и несу наказание. Мне дали понять, что интересы государства требуют моего возвращения к гостеприимным бухарским берегам.
— Интересы! — фыркнула Лиза. — А мне дали понять, что в Джизаке без моего присутствия сделается спокойнее! Можете представить?
— Вздор! Совершенная чушь. Однако, Лиза… Может статься, в Ташкенте вы найдёте…
— Не говорите ничего. Знаете, я ведь тоже нарушила наш уговор. Мы условились, что я буду вас ждать…
— Наш уговор больше не имеет силы, Лиза, ведь я первый пренебрёг своими обязанностями, — прервал её Крашевский и с огромными душевными усилиями, способными сломить любого грешника, продолжал улыбаться. — Вы вольны жить так, как вам нравится, ибо никто не заслуживает этого больше вас.
— Да… Да, правда. А тогда… Тогда я, пожалуй, подожду. Я подожду ещё немножко. — Лиза смотрела на него, но не отвечала улыбкой. Взгляд сделался озабоченным, отражая нелёгкую внутреннюю борьбу. — А эта фотокарточка… Я, кажется, её вам подарила.
В это мгновение Крашевский любил её ещё сильнее, чем когда-либо. Она дала ему надежду. Надежду, которую не мог отнять никто! И даже круживший вокруг него крылатый проводник в адские чертоги!
Он огляделся по сторонам. Солдаты были где-то далеко, и даже мальчишкам, видно, наскучило наблюдать за долгими переговорами своей покровительницы: они уже кидали асыки, визжа от азарта.
Он не смел её поцеловать, нет. Для такого действия время миновало. Как будто глубокий ров, что и так разделял их прежде, наполнили водой, берега утыкали кольями, а хлипкий мостик подорвали к чертям собачьим!
Но, может, обнять её крепко и унести на плече в афганский лагерь? Выкрасть у Искандера коня и помчаться в голодную степь, к Сырдарье! И скакать, скакать неуловимо вдоль древнего русла, пока они не достигнут её истока у тянь-шаньских пиков… Укрыться в горных кишлаках, а дальше пробиваться к океану — туда, где утопает в роскоши двор таинственного китайского богдыхана.
Крашевский горячо сжимал ручку Лизы, и она не спешила выдернуть пальцы из жарких объятий его ладоней. И, будто устремившись «без звука душу перелить», Ян вдруг устыдился своих глупых мыслей.
Своевольный рыцарский дух выветрился среди гордой польской шляхты. Испарился вместе с предсмертным вздохом его величавого и жестокого дедушки.
* * *
Вокруг джизакской цитадели вспучивались утоптанные, но всё ещё чёрные, свежие валы, а под ними зиял подновленный солдатами ров. От центральных — и единственных — ворот был переброшен массивный тахтапул[107]. К валам с восточной стороны примыкали базарные ряды, сейчас опустевшие, как и стихийные торговые лавки вокруг границ батальонных и казачьих становищ.
Когда стало ясно, что русский начальник собирается выступать крупными силами, на улочках Джизака поубавилось зевак, а базарный люд и вовсе попрятался по своим домам. Ведь одному Аллаху известно, как дело повернётся: воротятся ак-сарбазы с богатой добычей и установят в округе крепкий мир — или к следующему рассвету засверкают шелками на горизонте неисчислимые байдаки самаркандского бека, а над ними видны будут пики, увенчанные светловолосыми головами. Из-за тревожности на дорогах Самарканд, Ходжент, Заамин и даже Ташкент затворили врата караванной торговле. А потому стоило попридержать товар, который завтра может подскочить в цене вдвое, так что никто не прогадает, если пренебрежёт делами денёк-другой.
Богато одетый афганец с пышными усищами, с круглым щитом за спиной и двумя саблями, заткнутыми прямо за пояс, растерянно осматривался вокруг, как будто позабыв, зачем направлял свои стопы к твердыне Джизака.
Скучавший на посту у ворот солдат хотел было рявкнуть на него, да не решился. Больно высоко задирал подбородок афганец, плечи расправил и выгнул хребет, словно большой барин.
— Нет никого, — буркнул солдатик неуверенно.
И правда, торговцев как будто сдуло гаримселем[108], хотя время зухра[109] ещё не наступило. Только слышались непрерывный жалобный скулёж и подвывание уличной собаки где-то среди прилепившихся друг к другу домиков. Стоило афганскому воину повернуться в её сторону, как собака умолкла, подошла и, облизнувшись, прилегла у его ног.
Избавленный от надоедливого воя, солдат поглядел на это диво и как будто сжалился.
— Ух, морда! Басурманский кобелёк-то чует. Ты погляди там, мурза, в третьей сакле справа. Спозаранок не выходил никто, стал быть, почивают.
Афганец поклонился в знак признательности, а потом резво сделал под козырёк, так что солдат аж подскочил.
— Во даёт, нехристь!
Дверь той самой мазанки, на которую указал караульный, приоткрылась, и афганец, нагнув голову, вошёл туда.
— Машал-ла-ах! — протянул хозяин дома, попутно любуясь гостем. — Ассалям аллейкум, господин Яхья! Машал-ла-ах!
— Здравствуй! — Крашевский пожал протянутую руку. И тут же разразился бранью: — А, черти тебя задери! Иисус-Мария, как вы носите эти проклятые башмаки?!
Вмиг лишившись всякого изящества и даже разумных манер, он скинул с ног кавуши, которые, повинуясь бухарской моде, напялил поверх коротких и вполне удобных шагреневых махси[110]. Обувка с довольно высоким, загнутым внутрь подошвы каблуком полетела в разные стороны, и одна из кавуш угодила прямо в голубую чалму хозяина, что привело того в неподдельный восторг.
Купец Ибрагим ибн Ибадаллах аль-Сархан выглядел соответственно своему гордому имени. Разве что нисба[111] он желал бы изменить и зваться аль-Бухари, но это было невозможно, ибо он был уроженцем кишлака Сархан неподалёку от стольного города. Но всё же по его халату, все кромки которого были вышиты золотыми нитями, равно как и по куполообразной тюбетейке, сплошь покрытой золотым же орнаментом, было совершенно очевидно, что это бухарец и не кто иной.
Ибрагим провёл гостя внутрь мазанки. Она состояла из одной сквозной комнаты. Задняя дверь выходила на небольшой дворик, упиравшийся в ров, а парадная — на базарную улочку. Из небольшой печки с незаметной трубой, прилепленной к дальнему углу, слышался уютный треск огня.
Хозяин усадил Крашевского перед низким круглым столиком на подушки, брошенные прямо на пол. Стол покрывал небогатый дастархан: горка треугольных мясных пирожков, испечённых в тандыре, и такая же горка круглых, с потрошками и печенью, обжаренных в масле со всех сторон. На соседней тарелке были как придётся разложены нарезанные кусочки копчёного курдючного сала, приправленного красным перцем, и пара дутых бутылок мадеры, которые привлекали особое внимание.
— Машаллах, мой друг, машаллах! — не мог нарадоваться Ибрагим и самой встрече, и особенно внешнему виду поляка. Если не считать казуса с кавушами, того было не отличить от благопристойного мусульманина. — Разумному достаточно намёка. Приложим же наши старания к опустошению этих сосудов!
— Признаться, я порядком соскучился по пристойным угощениям. Среди моих соратников такие напитки не очень-то в ходу.
— Горцы они и есть горцы. За их свирепый нрав Аллах не удостоил их ничем, кроме козьего молока, а потому они вынуждены набрасывать покрывала набожности на свои мрачные лица.
— Э-э, ты бы нашёл общий язык с моим новым приятелем! Правда, за подобные речи он мог бы зарезать тебя, как овцу, и скушать печёнку на завтрак, но перед этим вы бы превесело провели время.
Ибрагим поморщился от такой перспективы и стал разливать мадеру в две круглые пиалы.
— Вот мы и сошлись вновь. И вновь виной этому начальник Саблин.
— Вы теперь и сами могли убедиться, каким тонким чутьём обладает этот искушённый человек. Поистине его душа не поддаётся подстрекательствам шайтана, — сказал Ибрагим и заговорщически добавил: — Ведь он по-прежнему держит мой товар в сохранности в Ташкенте, хотя мог давно его распродать и изрядно нажиться.
Поляк не смог сдержать смеха. Как ему помнилось, в Ташкенте купец говорил о начальнике совсем иными словами. Впрочем, веселиться Яну пришлось недолго. Родион Васильевич не счёл возможным посвятить его во все детали, перепоручив это заботам Ибрагима. Не рассказал он и о том, какую роль играл в попытке вызволить пленных из афганских цепей, хотя это обстоятельство с некоторых пор Крашевского крайне волновало.
— Да, мне также довелось изменить своё мнение о нём. А теперь расскажи, Ибрагим, как ты здесь оказался?
— Эх, Аллаху лучше известно, дорогой господин Яхья. Прямой путь моей честной жизни натолкнулся на непреодолимую скалу, имя которой Осман-токсаба, неблагодарный шакал! В награду за услугу, которую я ему оказал, когда вы были пленниками Искандер-хана, он вознамерился привести меня в обитель воздаяния раньше положенного срока. Он пожелал обратить меня, купца из благородной Бухары, наравне со всеми этими маленькими самаркандскими лавочниками, — в своих сарбазов. Поэтому я был вынужден покинуть священный город и бежать в Джизак, уподобившись барашку, который обнаружил себя в числе приговорённых к жертвоприношению. И вот я снова вынужден принимать дорогого гостя в какой-то жалкой мазанке…
— Так ты что ж, сбежал от рекрутского набора?
— Наш царственный падишах вручил Осману-токсабе бразды правления над самаркандскими войсками. Но этого оказалось мало ненасытному зверю, и он стал набирать новое войско из всех, кто имел несчастье попасться ему на глаза, дабы идти войной на христиан. Тогда Аллах очистил мои глаза от беспечности, и я сумел разглядеть истинную сущность этого подлеца. Придёт время, и он, как бездомная собака, не сумеет отличить кость от ноги своего господина.
Неудобный сосуд не мешал Крашевскому смаковать мадеру, происхождение которой с одноимённого острова не вызвало у него никакого сомнения. Он сидел на мягких подушках и наслаждался краснобайством возбуждённого бухарца.
— Но разве не его светлость эмир дирижирует сим воинственным оркестром?
Ибрагим склонил голову. Но не от огорчения, как подумал было поляк, а для того, чтобы с бо́льшим успехом опрокинуть в глотку целую пиалу креплёного вина.
— Господин Крашевский… или лучше буду называть вас господином Яхья… Вам ещё многое следует узнать, и я, ваш добрый друг и слуга, буду неотступно сопровождать вас на этом пути, полном ям, камней и ловушек. Рассыпатель милостей, наш эмир, окружен ослами и злопыхателями, но его обоняние слишком возвышенно, чтобы учуять их мерзкий смрад. К тому же они достаточно хитры, чтобы не забывать распылять благовония. Осман-токсаба всего лишь полководец, и я пять раз на дню молю Аллаха, чтобы он поскорее низверг его в пламя.
— Сам чёрт ногу сломит в ваших расстановках…
— О! На то начальник и отправил вас ко мне, мой дорогой друг, и Аллах пусть услышит мои молитвы о его благополучии! Как я рад, что отныне рядом со мной будет такой человек, как вы, способный обратить в пепел толпы недоброжелателей! Вы даже представить не можете, какие грозы сопровождают жизнь добросовестного купца, когда над куполом державы сгущаются тучи войны, наполненные металлом! Как порой бывает страшно… Но ведь мы с вами и призваны для того, чтобы послужить делу мира.
— После того, что рассказал начальник, мне хочется в это верить, Ибрагим.
— Слушайте же, мой друг! В прошлом году ко двору средоточия радушия, нашего эмира Музаффара, стали съезжаться послы из таких дальних держав, до которых не дотягиваются помыслы самых неустрашимых купцов. Сановники правителей Коканда и Кашгара — гости нередкие, но прибыли и люди османского султана, в числе которых лязгали сталью его гулямы, то есть военные чиновники. Но начальник отчего-то решил обратить свой орлиный взор на послов кандагарского эмира Шир-Али. Как и его жестокий отец Дост Мухаммад, подобный карающей сабле, этот государь пользуется поддержкой английских заправил из Хиндостана. Они уже наладили караванную дорогу через Мазари-Шариф и Карши, прямо к полам халата нашего падишаха, и это сделало их камнем, что попал начальнику в сапог.
Крашевский слушал и понемногу хмелел. Он не мог не удивляться, что дружба, когда-то предложенная этим многоликим купчишкой и едва не отвергнутая им из шляхетской гордости, оказалась столь крепкой.
Ибрагим ненадолго прервал свои речи, взял два пирожка, которые показались ему наименее аппетитными, и, приоткрыв дверь, скормил их уличной собаке.
— Ох и тяжкое дело нам поручил начальник, Яхья! Но, — тоже успевший опьянеть Ибрагим прищурился и снова надел личину законченного пройдохи, — если Аллах ниспошлёт нам удачу и между царственным эмиром и могущественным ак-патшой будет заключён мир, то мы вновь направим наши державы на путь процветания. Вы вернётесь в Ташкент и — ох! — встретитесь с той, на которую можно глядеть целый век и не найти в ней ни одного порока. — Он сделал многозначительную паузу. — А я, под покровительством начальника, нагружу три сотни верблюдов шёлком и хлопком и отправлюсь прямиком на Макарьевскую ярмарку, в благословенный Нижний Новгород, куда съезжаются люди со всего мира!
Крашевский, после всех волнений этого дня и очередного выхода во дворик, повалился на бок прямо там, где сидел, и забылся тяжёлым сном. Но Ибрагим в собеседнике уже не нуждался.
— И когда Аллах прогонит тучи, что сгустились над моей Бухарой, и явит нам чистое небо, я покажу вам этот цветок правоверного мира во всем его блеске! Мы будем жить в моем доме в шахристане, неподалеку от водоема Ляби-хауз. Таких домов вы в Ташкенте не сыщете, а сакля этого подхалима Садыка Магзума покажется вам стойлом для умирающих меринов. По пятницам мы будем молиться в мечети Калян, а однажды я свожу вас в Бахауддин, всего в одном фарсахе от несокрушимого Арка…
* * *
Смена караула ненадолго задержалась после захода солнца. В тёмное время на пост у моста заступили двое солдат.
Несколько факелов горело в подставках, укреплённых вокруг мостового проёма в стене, и освещало площадку у тахтапула. Улочки оставались во тьме. Впрочем, кое-где ещё слышался шорох шагов возвращавшихся домой горожан.
Один из освободившихся солдат закинул ружье за спину и отправился в сторону самаркандских ворот. Проходя мимо базарной улицы, он мельком глянул на домик, где остановился давешний афганец, и не без зависти подумал, что наверняка басурманин решил наведаться к какой-нибудь красотке. А такое дело требует основательного подхода!
Больше он ничего там не увидел, кроме промелькнувшей в отблеске факела тени.
— Ух, псиная морда!
Посвистывая, он пошёл в свой лагерь, оставив безлюдный базар доживать этот вечер.

Весь в поту Крашевский ворочался среди подушек, и если бы рот спящего Ибрагима не издавал рык, способный заглушить сигнал боевой тревоги, то мазанку наполнили бы стоны: поляку снились кошмары. «Верою преодолеваю! Верою преодолеваю!» — среди роя навязчивых образов, крестов и полумесяцев насмешливо выделялся родовой девиз. Кто-то снял дедушкину секиру над камином в подольской усадьбе. Ратовище крепко обняли костлявые пальцы, и на сжатом кулаке набухла сеть синих вен…
Посреди ночи Крашевский разлепил глаза и стал вглядываться в стену, где, ему казалось, висела секира. Когда первое оцепенение спа́ло и взгляд сосредоточился, он увидел лицо старика. В темени мазанки белели глаза душегуба. А заместо секиры руки сжимали ствол старой английской винтовки.
«Вот оно! — поразила обречённого быстрая, очевидная мысль. — Ведь иначе и быть не могло. Кто же ещё должен осуществить кровную месть, как не друг Косоглазого?»
Снаружи послышался скрежет, шуршание, коротко взлаяла собака.
Безразличное лицо Бабака исказилось. Длинный палец пересёк линию сжатого рта, как бы веля жертве умолкнуть и подумать об обиталище душ. Согласовав таким образом неизбежность конца, с коротким щелчком он приложил винтовку к стене, и в провонявшем горелым маслом воздухе лязгнула кинжальная сталь.
Крашевский зажмурил глаза. Сном это быть никак не могло.
«Верою преодолеваю, верою преодолеваю…» — навязчиво билась нелепая мысль вместо последней молитвы.
По внешней стороне двери отчаянно заскреблись. Несколько предсмертных усилий собаки зайти в тёмный дом закончились коротким, почти человеческим визгом, будто неуслышанной мольбой о помощи. Снаружи у входа был ещё кто-то. Взгляд Бабака ожидающе впился в дверь.
Она отворилась без звука, и в каморку пролился тусклый свет звёздного неба. Крашевский сжался всем телом. Его слезившиеся глаза расширились, когда в полутьме блеснул кинжал Бабака.
Вошедший хотел закричать, но было уже поздно. Он поочерёдно прижал ладони к перерезанной глотке, и кровь брызнула сквозь пальцы тонкими сильными струйками.
Обезумев от ужаса, Крашевский вскочил, но Бабак снова жестом велел ему сохранять тишину.
Зарезанный афганец упал на колени, и Бабак обнял его голову и крепко прижал к своему животу. Его уста шептали короткую молитву, и когда он примирил убитого с агонией, то уложил его на пол, как брата.
— Разбуди своего друга, Яхья, — Бабак указал на спавшего Ибрагима, сопровождая слова принятыми между ними жестами. — Надо закопать тела, чтобы ак-сарбазы ничего не заметили.
Поляку требовалось время, чтобы понять, что означает этот кошмар наяву. Но он всё равно кивнул и тихонько подошёл к Ибрагиму, невольно испачкав свой великолепный халат кровью. Потом обернулся и посмотрел на Бабака взглядом, полным сомнения.
— Хан поручил мне оберегать тебя, Яхья. Я был обязан ему жизнью. Теперь я выплатил долг. — Афганец вытирал кинжал о напольную подушку. — Это Хамид, младший племянник сердара Расула. Сам сердар не пришёл, трус!.. — Бабак провёл ладонями по лицу, бесшумно обошёл мертвеца и через приоткрытую дверь втянул внутрь собаку. — А мне теперь тоже нельзя появляться среди наших…
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Сноски

1 Азанчи — то же, что муэдзин, служитель мечети, призывающий мусульман к молитве.

2 Фишю — тонкая косынка из лёгкой ткани или кружев, прикрывавшая шею и декольте, согревая и обеспечивая пристойность облика. Однако нередко дамы использовали фишю так, чтобы платок скорее открывал или выгодно преувеличивал женские прелести, нежели скрывал их. Не следует путать фишю с канзу, косынкой или платком большего размера, который тоже закрывал шею и декольте, но концы которого перекрещивались на груди и завязывались на талии.

3 Начальник населения — чиновник или военный чин, обладающий административными полномочиями в отношении всего населения вверенной ему территории.

4 Имеется в виду восстание 1863–1864 годов в Галиции и Волыни под предводительством генерала Эдмунда Ружицкого, поднятое поляками против господства Российской империи.

5 Чокпар (шокпар) — палица, булава (казах.).

6 Лермонтов М. Ю. «Казачья колыбельная песня» (1838).

7 Магнатерия — это высший, самый богатый и влиятельный слой шляхты в Королевстве Польском, Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, олицетворявший магнатство как сословие.

8 Чакчиры (чикчиры) — форменные узкие брюки (рейтузы), обычно украшенные шнуром или галуном, часть военного костюма гусар и улан. У каждого полка чакчиры были своего цвета. Чёрный — цвет Александрийского гусарского полка.

9 Сарт — название оседлых жителей Средней Азии в противоположность кочевым.

10 Искандер — тюркское имя Александра Македонского, почитаемого в Азии греческого завоевателя.

11 Пернач — ударно-дробящее холодное оружие, небольшая булава с металлическими перьями на головке.

12 Алишер Навои (1441–1551) — средневековый тюркский поэт.

13 Ак патша (тюрк.) — белый царь, наименование русского царя у тюркских народов.

14 Пловчи (тюрк.) — мастер приготовления плова.

15 Юзеф Высоцкий (1809–1873) — польский генерал, участник двух восстаний в Польше (1830 и 1863 годов) и Венгерской революции 1848 года.

16 Что позволено шляхтичу, то не позволено смерду! (польск.)

17 Даха Кукча — западный район старого Ташкента, одна из четырёх частей, на которые город делился в древности.

18 Камча — традиционная плеть или кнут у тюркских народов и казаков, изготавливаемая из натуральной кожи.

19 Асык — вываренная кость коленного сустава овцы, барана, коровы или верблюда. Асыки использовались в распространённых на Востоке детских играх.

20 Диванбеги — одно из высших придворных званий, начальник государственного совета.

21 Кафир (кяфир) — в исламе обозначение неверных или отступивших от веры в Аллаха.

22 Ак-сарбаз (тюрк.) — «ак» — белый, «сарбаз» — пеший воин. Здесь: солдат.

23 Закятчи — здесь: собиратель налогов и податей. Первоначально закят — ежегодный налог в пользу нуждающихся. При этом данным видом обязательных выплат правители часто злоупотребляли.

24 Каляпуш — тюбетейка в форме усечённого конуса, с твёрдым околышем.

25 Маржан (перс.) — жемчужина.

26 Якуб — здесь: еврей, от арабского варианта имени библейского праотца Иакова.

27 Иблис — падший ангел, аналог Сатаны в исламе.

28 Сеид Музаффаруддин Бахадур Хан (1834–1885) — восьмой правитель из узбекской династии Мангытов в Бухарском эмирате.

29 Ишан — глава суфийской общины на Востоке.

30 Шакирд — студент медресе, где изучали основы ислама, арабский язык и письменность.

31 Во имя Аллаха, милостивого и милосердного (араб.).

32 Преславен Аллах! (араб.)

33 Сарбазы — здесь: бухарские пехотинцы.

34 Астагфируллах — да простит меня Аллах (араб.).

35 Казий — судья, назначаемый для рассмотрения уголовных и гражданских дел в какой-либо местности.

36 Имам аль-Бухари — средневековый мусульманский учёный-богослов.

37 Садака — пожертвование или добровольное действие, совершенные во имя Аллаха.

38 Вакуф — имущество (чаще всего земля), переданное в дар религиозной организации (мечети, медресе и т. п.).

39 Мударрис — учитель в медресе, преподаватель законов и норм ислама.

40 Мутавалли — мусульманский учёный-теолог.

41 Мактаб (мектеп) — начальная мусульманская школа вроде церковноприходской.

42 Тарикат (араб.) — духовный орден, братство.

43 Урда — район, часть города.

44 Бакшиш (перс.) — чаевые, дополнительное вознаграждение.

45 Драгоман — переводчик при европейских посольствах в странах Востока.

46 Азиатский департамент — один из трех департаментов Министерства иностранных дел Российской империи (наряду с департаментом внутренних сношений и департаментом хозяйственных и счетных дел). По определению статс-секретаря Министерства иностранных дел К. В. Нессельроде, этот департамент имел «главным предметом своим дела азиатских народов, России подвластных, а равно и тех, с коими сие государство находится в торговых и других каких-либо отношениях». Одновременно с ним был создан Азиатский комитет, который занимался торговыми и прочими делами на границах Оренбургского края.

47 Так решил Аллах…(араб.) Похоже, он умер… (узб.)

48 Ах, проклятая скотина! Но, ей-богу, я бы желал оказаться на твоем месте! (польск.)

49 Ничего, скотина, ничего. Я из тебя такого плясуна сделаю, что ангелы петь будут (польск.)

50 (~) Эх, дивчина, эх, калина,
Не тужи, не тужи.
Лучше блеск веселых глазок
Покажи, покажи! (польск.)

51 Икан — средневековое городище близ города Туркестан в Казахстане. Во время Кокандского похода русских войск, в декабре 1864 года сотня казаков 2-го Уральского казачьего полка несколько часов отражала атаки 10-тысячного кокандского войска.

52 Романовский Дмитрий Ильич (1825–1881) — русский военачальник, участник Туркестанских походов. В описываемое время — генерал-майор, назначенный на смену М. Г. Черняеву, наказной атаман Уральского казачьего войска.

53 Букеевская орда, или Внутренняя Киргизская орда — государственное образование внутри Российской империи, появившееся вследствие переселения части казахов младшего жуза под предводительством будущего хана Букея на земли междуречья Урала и Волги, ранее принадлежавшие вассальному Калмыцкому ханству. В описываемый период находилась в составе Оренбургской губернии.

54 Джумада-ас-сани — шестой месяц мусульманского лунного календаря. Примерно соответствует декабрю.

55 То есть Александра Македонского.

56 Сипахи — землевладельцы, получившие наделы от султана за службу в кавалерии. В поздней Бухаре представляли собой иррегулярное конное войско.

57 Яджудж и Маджудж — согласно Корану, враждебные людям племена, погрязшие в неверии и грехах, живущие на краю земли на востоке. Аналог библейских Гога и Магога.

58 В исламе летоисчисление ведется от Хиджры — момента переселения первой мусульманской общины под руководством пророка Магомета из Мекки в Медину (622 г. по григорианскому календарю). В исламе месяцы исчисляются по лунному календарю, каждый год получается короче, чем в европейской системе. 1283 год Хиджры соответствует концу европейского 1866 года.

59 Отдать салем — уважительно приветствовать кого-то, кто выше по социальному статусу.

60 Хазрет — почтительное обращение к священнослужителю у мусульман.

61 Тилля — золотая монета, имевшая хождение в среднеазиатских ханствах (Бухарском и Хивинском), по весу примерно 4 золотых рубля Российской империи.

62 Аламан — здесь: воин.

63 Сарбаз — пехотинец бухарских регулярных войск.

64 Фалс — арабская мелкая медная монета.

65 Шамшир — персидская сабля с изогнутым клинком.

66 Парваначи — чиновник одного из высочайших званий, вручавший указы эмира (ярлыки) лицам, возведённым в тот или иной чин, часто главнокомандующий войсками.

67 Такия — разновидность тюбетейки.

68 Мирахур — титул главного конюшего бухарского эмира.

69 Бахадур — богатырь, герой, воин.

70 Теке (текинцы) — влиятельное и воинственное племя, одно из крупнейших в составе туркменского этноса.

71 Токсаба (туксаба) — начальник подразделения, имевшего собственное знамя. Приравнивался к русскому подполковнику.

72 Мирзо (мырза) — обращение к высокопоставленному, уважаемому человеку. Почти аналогично русскому «господин».

73 Капкур — вид шумовки, используется в узбекской кухне.

74 Таксыр — господин, почтительное обращение к вышестоящему в социальной иерархии.

75 Палуан — силач, мастер борьбы.

76 Речь о Тамерлане.

77 Тамга — родовой, фамильный знак, печать, клеймо.

78 Кумган — узкогорлый кувшин с носиком, ручкой и крышкой.

79 Пансат — предводитель-пятисотник в ханском войске.

80 Алькеж (от польск. alkierz) — в архитектуре угловая обособленная часть здания, сильно выступающая снаружи за плоскость стен. По стилю — подражание стрелковым башням европейских средневековых замков.

81 Фарсах — мера длины древнеперсидского происхождения. Равна расстоянию, которое проходит караван между привалами или которое можно пройти пешком за час (примерно 5,5 км).

82 Фаджр — предрассветная молитва, одна из пяти обязательных ежедневных молитв в исламе.

83 Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана и некоторых членов его семьи.

84 Ходжа-Ахрар — комплекс зданий духовно-религиозного и мемориального назначения на территории древнего кладбища Джакердиза южнее Самарканда.

85 Казы-келян — министр юстиции и духовных дел в Бухарском эмирате.

86 Хаким — городской глава, губернатор, назначаемый шахом, эмиром.

87 Мирза Абдалазим Сами. История мангытских государей, правивших в столице, благородной Бухаре.

88 Шахада — сакральная словесная формула в исламе (вроде христианского «Символа веры»), переводится как: «Я свидетельствую, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Магомет — пророк его». Произнесение её считается принятием ислама.

89 Раджаб — седьмой месяц исламского лунного календаря, один из четырёх, когда запрещались любые военные конфликты.

90 Рамадан — девятый, священный месяц, время духовного очищения, поста и молитвы перед одноимённым праздником.

91 Сетар — персидский струнный щипковый инструмент с удлинённым грифом.

92 Сердар — вождь, предводитель, начальник.

93 Нукер — телохранитель, человек из личной охраны военачальника.

94 Фанус — праздничный разноцветный фонарь в форме крепостной башни.

95 Замхарир — в исламе: место запредельного холода в аду.

96 Аманат — здесь: заложник.

97 Ян Проспер Виткевич (1808–1839) — польский шляхтич, участник восстания 1831–1833 годов. Впоследствии блестящий российский офицер, дипломат, востоковед, разведчик, проявивший себя в период соперничества России с Британией за доминирование в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Возглавлял дипломатическую миссию в Персию и Афганистан.

98 Исрафиль — ангел — вестник Последнего суда в исламской эсхатологии.

99 Уйди, уйди, отстань, дурень! (казах.)

100 Какая большая арба! (тюрк.)

101 Тартук, или тартык — подношение верховному правителю, когда младший является к старшему на поклон по какой-либо причине. Являться с пустыми руками не принято согласно обычаю. Иногда — подарки и подношения за провинность.

102 Бухарский Арк — старинная мощная цитадель в Бухаре, главная резиденция эмира.

103 Ришта — распространённое заболевание, которое вызывается нитевидным червём-паразитом. Возникает при употреблении испорченной или застойной воды, содержащей личинки червей.

104 Бадал — один из ключевых обычаев «пуштунвали». Бабак имеет в виду компенсацию ущерба или месть.

105 Иншаллах — распространенное выражение-восклицание. В данном случае: «как пожелает Аллах».

106 Коран. Сура 94, аят 6. Воистину за каждой тягостью наступает облегчение.

107 Тахтапул — перекидной мост через ров.

108 Гаримсель — тёплый, порывистый ветер, неблагоприятный для урожаев. Характерное климатическое явление для Зеравшанской долины.

109 Зухр — полуденная молитва, одна из пяти обязательных ежедневных в исламе.

110 Махси — традиционные сапоги жителей Мавераннахра.

111 Нисба — часть мусульманского имени, обычно следующая в конце и часто означающая место рождения.
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